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Аннотация
Охрана границы, по словам Расула Гамзатова, – понятие круглосуточное. Пограничники всегда находятся на работе, иное боевое дежурство не уступает схватке в серьезном бою, – они всегда на посту, на передовой. А еще пограничники каждую минуту должны чувствовать, как важна и необходима их работа для страны, которую охраняют, и совсем неважно, где они несут службу – в холодном Баренцевом море, как экипаж сторожевика «Троя», или на самом востоке России, как лейтенант Александр Коряков. Главное для них – готовность исполнять свой долг…
Новая книга признанного мастера отечественной остросюжетной прозы.


Валерий Поволяев
Ночной нарушитель


© Поволяев В. Д., 2017
© ООО «Издательство «Вече», 2017
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

НОЧНОЙ НАРУШИТЕЛЬ

31 декабря. Застава № 12. 9 час. 55 мин. утра
Морозным туманным утром лейтенант Коряков принес на заставу маленького камышового кота — совсем крохотного, сморенно скулившего, несчастного, с круглыми желтыми глазами, залитыми слезами, малыш плакал от того, что замерз, чуть не погиб. Живой комочек трясся, маленькие капельки сыпались из глаз прямо на вытертый линолеум пола.
Котенка Коряков принес в шапке, сам по морозу шел с непокрытой головой. Он извлек котенка из шапки, положил его на пол рядом с печкой, некоторое время котенок лежал неподвижно, будто мертвый, только кисточки на его ушах слабо шевелились, потом малость ожил, приподнял мокрую от слез мордочку и попробовал подняться на лапы, но лапы не держали его — слишком слаб был маленький зверек.
— Ах ты… бедняга, — произнес лейтенант сочувственно и помчался на кухню к поварихе тете Дине. Тетя Дина хоть и прожила всю жизнь на заставах, в «свет» никогда не выезжала, а готовить умела знатно, не хуже, чем во Владивостоке или в Хабаровске — научилась! Муж ее, старшина, заведовал на заставе хозяйственными вопросами, был мастером на все руки, на свете не существовало такого механизма, в котором он не смог бы разобраться и починить.
И вообще он умел многое — умел лечить людей и зверей без всяких лекарств, варить суп из топора и гвоздей, заговаривать язвы и открытые раны, стрелять из обыкновенного швейного наперстка, подманивать птиц, тачать сапоги без шила и дратвы, принимать роды, говорить по-китайски, клеить без клея и так далее. Фамилию он имел самую распространенную в России — Иванов. А тетя Дина была, соответственно, Ивановой.
— Тетя Дина, дай немного молока, — попросил лейтенант у поварихи, показал ей два пальца, сведенные вместе, — хотя бы вот столько…
Коряков был для тети Дины начальником — замкомандира по воспитательной работе, вот-вот должен был повыситься в звании и получить третью звездочку на погоны, ему можно было отпускать молоко без всяких вопросов, но повариха от вопроса не удержалась:
— Для кого молоко, Сань?
— Котенка камышового принес, на берегу Суйфуна нашел… Для него.
— Охо-хо, хе-хе-хе! Ax-ах-ах! Уф-ох-уф! — тетя Дина запричитала, завсплескивала руками и немедленно выдала лейтенанту молоко. Целых полкружки.
Коряков поспешил к котенку, налил молока в маленькую плошку, придвинул посудину к кошачьему носу.
Котенок ожил, повел мордочкой в одну сторону, потом в другую и окунул нос в плошку.
— Товарищ лейтенант, откуда кот? — поинтересовался Лебеденко, один из первых оформившихся служить на заставу контрактников, плечистый, с задумчивым прищуром тяжелых серых глаз, и накрыл котенка большой ладонью.
Котенок исчез под ладонью целиком, лишь из-под обшлага куртки высунулся кончик хвоста и тут же исчез.
Лейтенант отряхнул шапку, натянул ее на голову. Ответил солидно, наполовину некрасовской строчкой:
— Откуда, откуда… Из лесу, вестимо!..
Котенка лейтенант нашел в камышах, примыкавших к тропе, по которой ходили пограничники, проверяя систему, иначе говоря — инженерную линию, помогавшую охранять границу, мимо этой линии мало кто может проскочить незамеченным — если только муха на большой высоте, да какая-нибудь гусеница-землеройка — на основательной глубине, всех остальных система обязательно засечет. А уж нарушителя — человека, лося, кабана, «маму» — грузную уссурийскую тигрицу — тем более. Впрочем, тигры к границе, к территории, сопряженной с территорией Китая, стараются не приближаться, это для них — опасный номер; хотя на территории Поднебесной на всякую охоту наложен запрет — без разрешения властей нельзя убить даже муху, — «маму» добропорядочные тамошние граждане уконтрапупят и даже не поморщатся.
Слишком уж ценный зверь дли них — «мама», из «мам» делают очень дорогие снадобья, позволяющие вытаскивать человека с того света, перебрасывать его на этот свет, в дело идет все, даже кончик хвоста, усы и брови, не говоря уже о жилах, костях и самом мясе.
Разные звери были засечены пограничной системой, но «мама» не была еще зафиксирована ни разу, хотя «сработки» — сигналы тревоги, подаваемые системой, случались иногда по пять-шесть раз на день. Тигры здесь не появлялись никогда и вряд ли в ближайшие годы появятся.
Покрутив недоверчиво головой, котенок перестал дрожать и начал медленно лакать молоко.
— Поздравляю личный состав заставы с прибавлением, — торжественно произнес Коряков. — В канун Нового года — это то, что нам надо… Ну что, Лебеденко, берем котенка на довольствие?
— Так точно, берем!

31 декабря. Застава № 12. 14 час. 35 мин.
К Новому году, к празднику, солдаты приготовили концерт.
Оказалось, что лейтенант Коряков умеет хорошо играть на саксофоне, — саксофон он привез с собою на заставу из дома, футляр с инструментом спрятал в одежный шкаф, в темный угол — считал, что саксофон и должность заместителя начальника заставы по воспитательной работе несовместимы, застава — это дело серьезное, ответственное, а саксофон — нечто легкомысленное, не внушающее особого уважения, но предстоящее празднество заставило Корякова изменить точку зрения.
Он помял пальцами кожу на щеках, покрытых редкой порослью — полупушком-полущетиной, недовольно шевельнул ртом: хотелось быть взрослее. А двадцать два года — это возраст, еще слишком малый для солидного человека. Лейтенант вздохнул, залез в платяной шкаф и достал саксофон.
Невысокий, подвижный, Коряков походил на гимнаста, словно бы только что сошедшего с плаката, посвященного Олимпийским играм или чему-нибудь еще в этаком роде…
Вхолостую пробежавшись пальцами по пятачкам-клавишам саксофона, Коряков склонил голову к плечу, замер — он словно бы слушал звуки, которые не слышали другие, поработал мизинцем, давя на нижнюю серебряную пуговку, затем выровнял голову и заиграл. Тихо заиграл, только для самого себя, слушая переходы от одной музыкальной строфы к другой и удовлетворенно покачивая головой… Мелодия была печальной.
Конечно же лейтенанту хотелось жить в крупном городе, видеть больше людей, а не замыкаться в одном маленьком коллективе, где каждый человек может надоесть до икоты, пардон, общаться с красивыми девушками, которых, кстати, становится все больше и больше, словно бы Россия вошла в стадию некого преображения, хотя это совсем не так, — впрочем, лейтенант Коряков не хотел бы влезать в дискуссию, имеющую политическую окраску, мысль о том, что жизнь проходит мимо, иногда возникала у него в голове, но лейтенант вышибал ее из себя буквально кулаком и делался недовольным самим собою.
Не прерывая мелодии, лейтенант скосил глаза в окно, на большой голубоватый сугроб, шевелящийся в холоде — по сугробу словно бы пробегали слабые красноватые искры и стремительно гасли, — приближался вечер. Последний вечер уходящего года. Так хочется отметить его достойно, где-нибудь в кафе, с танцами-шманцами-обжиманцами, а он отмечает его на заставе, в глуши, среди снегов и сохлого камыша, в двух сотнях метров от Китая, который то в друзьях ходит, то во врагах, то рядится в образ некого шатуна, затаившегося среди сугробов, то, напротив, становится рубахой-парнем, готовым отдать русскому «ламозе» последнюю лепешку…
В разные годы разными были китайцы, в разных людей превращались. Если китайцы звали русских ламозами, то русские китайцев ходями. Еще — чумизой, бачками. Привыкли бачки перемахивать на эту сторону границы, как к себе домой.
Хотя знают, что тут побегать и покуролесить не дадут — живо накроют. И даже по шее накостылять могут.
Коряков вновь приладил к губам саксофон, дотянул сложную печальную мелодию до конца, затем отложил инструмент в сторону…

31 декабря. Застава № 12. 15 час. 10 мин.
Была у лейтенанта девушка. В городе Уссурийске. Жила она недалеко от китайского рынка, в старом, двухэтажном, времен атамана Калмыкова доме, любила бегать на танцы и смотреть западные приключенческие фильмы.
Познакомился с ней Коряков случайно — приезжал в Уссурийск за лекарствами для заставы, набрал целую коробку различных пилюль, конфет-сосалок, сладких детских микстур, с которыми подручно было лишь пить чай, но потом выяснилось, что микстуры эти — серьезные лекарства; снадобий набралось столько, что они не влезли в коробку, и заведующая аптекой, дородная усатая тетка прокричала, зычным голосом в пространство:
— Лена!
И хотя крик рассыпался, врезавшись в кирпичный угол аптечной стены, Лена услышала его и не замедлила предстать перед ясными очами «шефши».
— Леночка, помоги красному командиру обвязать ящик скотчем. Иначе вместо лекарств он доставит на заставу лишь одни обертки.
Язык у «шефши» был острый. Корякову показалось, что дама даже язвительно ухмыльнулась себе в усы.
Лена подскочила к покрасневшему лейтенанту, обхватила коробку руками, приподняла ее.
— Тяжелая. Солдаты у вас не служить будут, а лишь есть лекарства. Тут пилюль хватит на весь город Уссурийск. А микстур — и того больше.
Язык у Лены, похоже, был таким же острым, как и у ее «шефши». Коряков покраснел сильнее, ему показалось, что он сейчас поплывет, замкнется, поугрюмеет, как это часто бывает с людьми, не привыкшими общаться накоротке с таким «деликатным» материалом, как женщины, но Коряков справился с собой и проговорил весело, стараясь, чтобы голое его не дрожал:
— Хорошеньким девушкам запрещено поднимать тяжести.
Услышав эту философскую «сентенцию», «шефша» крякнула в усы:
— Лен, а красный командир — не промах. Будь с ним осторожна. Иначе утащит тебя на заставу и будешь вместо столицы Уссурийского края сидеть в какой-нибудь дыре, в которую даже электричество не проведено, и заучивать позывные местной радиостанции, чтобы подать сигнал, когда шпион полезет на нашу сторону.
Лена засмеялась.
— За меня не беспокойтесь. Уцелею!
«Шефша» крякнула вновь:
— Мое дело — предупредить. — «Шефша» выпрямилась во весь свой гвардейский рост и, будто военный корабль, уплыла в свою законную гавань: директорский кабинет.
Лена принесла моток широкого желтоватого скотча, обмотала им коробку, из скотча же слепила ручку, чтобы коробку было удобно нести, и помогла погрузить медикаменты в уазик.
Когда прощались, Коряков, краснея, как школьник, проговорил:
— Лена, вас можно угостить чашкой кофе?
— Прямо сейчас?
— Прямо сейчас.
— Прямо сейчас — нет. Давайте в следующий раз.
С той поры, если возникала надобность съездить в Уссурийск, лейтенант, имевший право сопровождать машины, старался не упускать такую возможность.
Лена работала в аптеке посменно, через раз, и две поездки лейтенанта оказались пустыми, — на вопрос Корякова, можно ли увидеть Лену, из кабинета шумной скирдой выплывала «шефиня» и, топорща усы, говорила лейтенанту:
— Если хотите, молодой человек, подождите до завтра. Аптека открывается в восемь тридцать утра, Леночка на работу обычно не опаздывает, приходит вовремя. Может, вам постелить коврик на крыльце — переночуете… А?
Лицо лейтенанта покрывалось красными пятнами, он не знал, что ответить «шефше», а потом, «шефша» ему в матери годилась, — топорщила усы и делалась похожей на «дедушку русской авиации» господина Жуковского. Правда, без бороды. Конечно, в конце концов лейтенант мог найти нужные слова и ответить достойно — голова у него была вполне добротная, без дырок, но смущало одно — возраст «шефши». Люди в таком возрасте считают, что имеют право подсмеиваться над кем угодно, даже над Керенским, пардон, а вот их подкалывать не может никто, ни один человек. И очень обижаются, когда их кто-то поддевает.
— Блох в вашем коврике, наверное, полно, — лейтенант пренебрежительно фыркал и покидал аптеку.
«Шефша» озадаченно смотрела ему вслед и топорщила усы.
Промахнувшись раза два, Коряков наконец угодил точно на Лену. Она сидела на месте дежурного провизора, тонкая, гибкая, какая-то очень домашняя, близкая, Корякову показалось, что он знает ее давным-давно.
Увидев лейтенанта, Лена улыбнулась смущенно и одновременно обрадованно.
— Леночка, кофе готов, уже стынет, — сказал лейтенант, сделал Лене легкий поклон — прошу, мол…
Лена смутилась.
— Что, есть какой-то повод?
— Есть, меня сегодня представили к званию старшего лейтенанта.
— Поздравляю.
— Тьфу-тьфу-тьфу! — Коряков поплевал через левое плечо. — Поздравлять еще рано, но кофе выпить можно.
— Хорошо. Я только у Ирины Исаковны отпрошусь.
Значит, «шефшу» звали Ириной Исаковной.
Ирина Исаковна, легка на помине, не замедлила высунуться из своей двери — она находилась совсем рядом, — окинула критическим оком лейтенанта и, произнеся хрипловато «Ну-ну», вновь скрылась в двери. Лена скрылась следом.
Через минуту вышла с виноватой улыбкой, — у Корякова даже сердце защемило: не отпустила Лену эта унтер-офицерша, — но нет, все было тип-топ, у Лены на правой щеке от улыбки образовалась милая ямочка:
— Пошли, господин офицер!
— У нас, у армейских, господ нет, у нас — товарищи.
Лена снова улыбнулась.
— Мне слово «товарищ» нравится гораздо больше, чем «господин». От «господина» веет холодном ветром, от «товарища», — Лена красноречиво развела руки в стороны, — как бы ни изгалялись господа демократы, — теплом.
Они шли по заснеженной, сплошь в резких синих прочерках улице, — солнце било косо, из-за деревьев, оставляло длинные яркие тени. Коряков косил глаза на девушку, ощущал внутри тревожное тепло: он верил и не верил одновременно, что эта красивая девушка имеет отношение к нему, идет рядом с ним. Может, она просто обгоняет по тротуару невысокого мрачноватого лейтенанта, сейчас уйдет вперед и навсегда исчезнет из вида… И из его жизни.
Этого лейтенант Коряков боялся.
Большая часть кафе в Уссурийске еще не работала, в остальных сонные официантки лениво позевывали, сидя за столиками, ожидая клиентов, а точнее — вечера, вместе с ним — притока молодых говорливых людей с толстыми кошельками — продавцов китайского рынка.
Когда придут «бравые китайские парни», рекой польется все, и ханжа — рисовая водка, привезенная по железной дороге из Харбина, и деньги — не рубли, не юани, а американская зелень, — тогда лица дам расплывутся в потрясенных улыбках.
Впрочем, про женщин, которые обожают «бравых китайских парней», начальник коряковской заставы капитан Шемякин говорил, что в них его восхищает одна черта…
— Какая?
— Та, которая делит задницу на две половинки.
Шагая по тротуару. Коряков даже ладонь прижал к губам — не дай бог эта фраза сорвется с языка… На щеках у него появился темный стыдливый румянец.
Они зашли в кафе, вход в которое украшали золоченые китайские фонари.
— Здесь немного дороже будет, чем в других местах, но качество отменное, — сказала Лена.
— О деньгах не беспокойтесь, Леночка. — Корякин махнул рукой, жест был беспечным, совершенно не свойственный лейтенанту. — Деньги у меня есть.
Лена отнеслась к этому легкомысленному заявлению иронично:
— В наше время даже то, что получают генералы, нельзя назвать деньгами, — сказала она.
Коряков сделал рукой неопределенный жест, собираясь предстать в роли Гарун-аль-Рашида, хотел что-то сказать, но не нашелся, лишь помял пальцами воздух и сказал:
— Я предлагаю выпить шампанского.
— По принципу: с утра выпил — и весь день свободен?
Лейтенант чувствовал, что он теряет от этой девушки голову, еще немного — и закувыркается совсем, станет ее рабом… Если, конечно, ничего не случится.
— Леночка, откуда вы родом? — спросил он, ощущая во рту некую непривычную сухость. — Вы здешняя?
— Нет, не здешняя. Я из Благовещенска. Слышали про такой город?
— Естественно. Там, кстати, стоит большой погранотряд.
— Ну, само собою разумеется. Россия — родина слонов, кривых дорог, вечнозеленых помидоров и больших погранотрядов.
— Я не про это, Лена.
— И я не про это.
От шампанского отказались, кофе оказался жидким, припахивал чем-то — то ли мышами, то ли плесенью. — но Лена даже огорчаться не стала по поводу плохого напитка, выпила чашку до дна, потом перевернула ее на блюдце.
— Самое верное гадание — на кофейной гуще, — сказала она, — гораздо вернее карт.
Через несколько минут она посмотрела на результат и произнесла довольно:
— О, товарищ лейтенант, вас ожидает повышение по службе.
— Это я знаю. А что ожидает вас?
Вместо ответа Лена беспечно махнула рукой:
— Ну, какое может быть у нас повышение?
— А место вашей усатой горластой провизорши?
— Это место очень незавидное. То пилюль для инвалидов не хватает, то таблеток от головной боли для государственных служащих, то лекарства вдруг начинают поступать фальшивые…
— Газеты пишут, что в России ныне в аптеках более восьмидесяти процентов всех лекарств — фальшивые.
— Правильно пишут. У меня знакомые во Владивостоке, муж и жена, купили американские витамины «Центрум»… Она — лаборантка, он — научный сотрудник в техническом университете, так что возможность проверить таблетки у них имелись…
Лена неожиданно замолчала, и Коряков, не выдержав, спросил:
— И что, проверили?
— Проверили. Оказалось, все таблетки — чистейшая сода. Без всяких примесей. Даже витамина «це», которого полным полно во всех помидорах, нет.
— А если завернуть витамины назад американцам? Упаковать в белую бумагу и отправить по почте?
— Американцы здесь не при чем. Виноваты наши отечественные жулики. Сидят где-нибудь в подвале на Светланской[1] и штампуют витамины на коленке. Еще этим любят заниматься наши дорогие соседи — корейцы и китайцы.
— Об этих деятелях у нас в погранвойсках знают больше всех. Обмануть ламозу для них — святое дело.
— Что такое ламоза?
— Так китайцы зовут русских. Еще — лосян. В переводе — «старый друг».
— В Благовещенске китайцев много, — сказала Лена, — в Приморье, по-моему, меньше. Раньше население относилось к китайцам с симпатией, сейчас люди их начали бояться.
Лейтенант знал об этом — и от отцов-командиров слышал, и от подчиненных, и в газетах читал, и знакомые рассказывали, понимал, отчего такое происходит, но тем не менее спросил:
— Почему начали бояться?
— Ну, например… На набережной Амура китайцы построили несколько роскошных домов, действительно роскошных, какие, например, не строят даже в Европе… — Лена покосилась на официантку, скрывшуюся за занавеской и попросила: — А что, если мы еще возьмем кофе?
— Нет проблем! — Лейтенант подобно герою какого-нибудь западного сериала, громко пощелкал пальцами.
Официантка незамедлительно высунулась из-за занавески.
— Еще кофе, — сказал ей Коряков.
На лице официантки вспыхнуло и погасло разочарование: она думала, что офицер этот — богатый клиент, способен поутру сделать обильный заказ с икрой и заморским бренди, а он оказался голью перекатной, полулейтенантиком…
— Сей момент, — произнесла она язвительным тоном и вновь исчезла за занавеской.
— И что дальше? — спросил у Лены Коряков.
— Однажды благовещенские мужики, находясь в добром настроении, подошли к китайцам и сказали: «Молодцы, собратья по бывшему социалистическому лагерю, хорошо научились строить!» Те посмотрели на них хитро и сказали в ответ: «Для себя ведь строим…» Вот так! Что бы это значило, товарищ лейтенант?
— Что? — болезненно ощутив, что он враз сделался тупым, спросил Коряков: вопрос-то — политический, а людям в погонах запрещено заниматься политикой.
Лена засмеялась и произнесла простецки, будто они с Коряковым были давным-давно знакомы:
— Хватит придуряться, товарищ лейтенант!
Коряков смутился.
— Да я не придуряюсь. Мне известны факты куда более жесткие. Перед ними все эти строительные штукенции — обычные игрушки из песка.
— Мой дедушка, например, заявил мне открыто, что он не хотел бы, чтоб его использовали вместо тука и рассыпали на полях как удобрение.
Коряков и об этом — о туковых страхах, — слышал, на заставе не раз говорили, что половина русских, перешедших к китайцам вместе с землей, вряд ли сгодится им для дальнейших преобразований и жизни под их знаменем, поэтому люди эти пойдут на удобрения.
Официантка принесла им еще две чашки мутноватого теплого напитка.
— Это же не кофе, а вода, слитая из ржавой батареи, — усмехнулась Лена.
— А чего? — официантка приподняла одну, острой стрелочкой подбритую бровь. — Коричневая вода — и ладно. За такие-то деньги… — она хмыкнула и уточнила: — За такие деньги вообще ничего не подают.
Лена усмехнулась вновь и ничего не сказала официантке, когда та отошла от столика, произнесла задумчиво:
— Впрочем, кое-кого надо превратить в тук. Ущерба для общества не будет никакого.
Вообще-то в сегодняшней слабой России, пережившей ельцинскую революцию, — а потери в этой, на первый взгляд шутовской революции оказались больше, чем в революциях великих, настоящих, — вряд ли найдется сила, которая сможет остановить китайцев, если те вздумают пойти на нашу территорию. Никакое оружие не сделает этого, все оно, раскалившееся, потечет, потекшие стволы придется выбрасывать: китайцы кого угодно задавят своей массой.
Их много. Очень много. Человеческий мозг не в состоянии освоить, осознать, понять это число.
Впрочем, китайцы избрали другой путь. Путь завоевания совершенно бескровного: с огромными тюками дешевой одежды они появляются на нашей территории в неограниченном количестве, пристраиваются в лавках, в торговых рядах и точках в качестве бессловесных работяг-продавцов, подносчиков товара, уборщиков, подметальщиков, зачищальщиков, потом находят какую-нибудь одинокую русскую бабенку и женятся на ней. Когда рождается ребенок, то он уже наполовину — китайчонок…
Так куется геополитика.
Государство китайское таких «геополитиков», говорят, поощряет — подкармливает деньгами, льготами и разрешает иметь детей вдвое больше обычного — вместо одного, разрешенного в Китае по закону, — двух. Вот китайские граждане, имеющие хорошую военную выправку, что само по себе наводит на определенные мысли, и горбятся под тяжелыми вещевыми сумками, возят из Поднебесной плохонький, годный лишь для мусоросборников товар и осваивают необжитые русские пространства. Заодно прихватывают простодушных русских баб, имеющих лишь два рабочих агрегата — перед и зад. Грубо, конечно, но… Лена к таким женщинам не относится, это ее не касается.
Когда-то, еще не надев на плечи лейтенантские погоны, в пограничном институте, Коряков слышал, что женщины в отличие от мужчин — особы внеземного, космического происхождения. Потому они и совершают такие необъяснимые, не поддающиеся логике поступки, потому и выходят замуж за китайцев, потому и рожают узкоглазых, с черными живыми угольками, обрамленными пушистыми ресницами ребятишек, чтобы в будущем старинные русские земли сделались китайскими. И никакого оружия применять не нужно.
Лена задумчиво помешала ложкой в кофейной чашке.
— Я знаю, если китайцы придут со своей туковой программой, то я убегу. Но вот дедушка… Отец… Отца мне особенно жалко, он бегать не умеет. — Лена быстро, залпом выпила кофе и, отвернув рукав кофточки, глянула на часы. — Ой, мне пора! Ирина Исаковна у нас начальница такая… без укропа съест. С одной солью.
Опять эта усатая «шефша»! Везде ее след, куда ни глянь — всюду ее запах. Коряков поспешно вскочил из-за стола и также глянул на часы.
Чем славился Уссурийск на весь Дальний Восток? В городе всегда стоит хорошая погода. А зима, та просто бывает отменной, — с мягким и искрящимся на солнце снежными плетями, в которые превращались ветки деревьев, с горластыми неунывающими воробьями, с высокими сугробами, в которые завалиться — одно удовольствие, и розовым небом, украшенным облаками, похожими на некие челны, плывут челны, плывут — одни в одну сторону, другие в другую, хотят посоревноваться, кто быстрее, да не могут…
В городе зимуют не только воробьи. Из тайги прилетают птицы вовсе диковинные — длинноклювые, с лазоревым оперением, которые одинаково быстро летают по воздуху и бегают по земле. Поют русские песни и очень музыкально щелкают клювом — народ, слыша птичью чечетку, пускается в плис.
Хорошо зимою в Уссурийске! Летом — хуже. Летом тут стоит такая жара, что народ в собственном поту по тротуарам плавает, по улицам летают столь увесистые слепни, что запросто вышибают ветровые стекла у автомобилей, неосторожно оказавшихся у них на пути…
Коряков проводил Лену до дверей аптеки, церемонно поклонился.
— А ты славный, — неожиданно на «ты» произнесла Лена, коснулась варежкой его щеки, и жест этот заставил сжаться сердце лейтенанта в сладкий комок. А еще больше на него подействовало, что Лена назвала его на «ты».
Ощущая, что у него горячим костром вновь заполыхали щеки, Коряков еще раз церемонно, будто граф какой, поклонился.

31 декабря. Застава № 12. 6 час. 30 мин.
Все это он вспоминал сейчас, находясь у себя в жилой комнате, держа в руках саксофон с серебряным мундштуком и озабоченно поглядывая в забусенное густым инеем окошко. До встречи Нового года времени оставалось немного.
В окошке, в чистом прогале была видна небольшая, занесенная снегом могилка, будто бы здесь, на заставе, был похоронен чей-то ребенок. Но похоронен был не ребенок, а удачливый и умный пес Филипп. На счету Филиппа числилось более сотни задержанных нарушителей — ни одна собака в пограничном округе не могла угнаться за Филиппом по части ловкости, проворства и умения сбить врага с ног. О Филиппе знали и в Китае, и в Японии, и даже в Канаде. Говорят, имя пса мелькало не только в донесениях китайских пограничников, но и в секретных учебниках и в различных пособиях по заброске агентов в Союз.
Филипп благополучно состарился, был посажен на пенсионное довольствие, а потом похоронен с воинскими почестями. Не всем ветеранам, награжденным боевыми орденами, уготована такая почетная участь. Бедные ветераны! Когда Коряков видит их, у него что-то теплое, обиженное подступает к горлу и ему хочется заплакать: уж что-что, а жизнь на уровне поискового пса Филиппа они себе заработали. Но нет, судьба у собаки оказалась лучше, чем у них…
Темнота надвинулась на заставу быстро — на западе еще горела узкая оранжевая полоска заката, а помещения заставы уже накрыло плотное черное одеяло.
Когда-то в каменном кирпичном здании, где ныне располагаются и канцелярия, и казарма, и столовая, находился таможенный пост, сурово каравший здешних контрабандистов.
Таможенников не раз пытались выкурить отсюда, но ничего из этого не получалось — ни у китайцев, ни у японцев. Какими бы плотными рядами они сюда ни лезли.
Раньше застава эта называлась «Полтавкой» — по имени недалекой деревни, — дружила она и состязалась — по части того, кто больше задержит нарушителей, — с другими заставами, также носившими старые имена: «Веселый ключ», «Волынка», «Сосновая», «Турий рог», «Рассыпная падь». Сейчас эти названия остались только в документах, да в памяти долгожителей — все заставы переименованы, от «сельского» прошлого не осталось ничего.
Только буковки, да цифирьки… На здании таможни, например, было выложено приметно, крупно, 1864 — год, когда было возведено это капитальное здание. Многое видели эти темные закопченные кирпичи и как могли защищали людей, на них появлялись, говорят, слезы, когда им не удавалось этого сделать.
Недалеко от заставы протекала сонная река Суйфун, по-нашенски Раздольная, сейчас она завалена снегом, дремлет подо льдом, но по весне свой дурной нрав покажет обязательно.
Раньше в Суйфун заходила даже рыба калуга. Рыбины плавали огромные, как боевые катера, одну рыбу надо было есть целой заставой не менее полугода, — вес случалось, достигал двух тонн, чтобы съесть такую дуру, нужно было обладать превосходным аппетитом и многими другими выдающимися качествами.
Но то было раньше. А сейчас калуга перевелась, нет ее не только в Суйфуне — нет даже в Амуре. Говорят, виноваты леспромхозы. Раньше эти хозяйства лишь заготавливали древесину, сплавляли ее, а сейчас стали перерабатывать. И куда же отправляет грамотный современный люд стружку, опилки, щепу, как вы думаете? Правильно, в реки, в воду.
А у огромной бревноподобной калуги оказались очень нежные, очень уязвимые жабры, опилки набивались туда плотно, не продохнуть, и рыба задыхалась. Великая древняя рыбина погибала от каких-то пустяков.
Уму непостижимо: здоровенное существо, способное хвостом расколотить в щепки пароход и какая-то мелкая древесная пыль, тьфу на мокром месте. Коряков поморщился, будто сам хватил ртом влажных разбухших опилок, даже больно сделалось. Чтобы избавиться от этого, надо было подумать о чем-нибудь хорошем. Он подумал о Лене, и ему показалось, что по всему помещению, над головой, по сторонам, стремительно заполняя пространство, разлился нежный розовый свет.

31 декабря. Застава № 12. 23 час. 47 мин.
Праздничный вечер удался. В углу канцелярии была установлена елка — живая, зеленая, ни одной пластмассовой хвоинки, с двумя мигающими гирляндами и игрушками, которые привез из Владивостока капитан Шемякин — личный подарок генерала Комисарчука, который когда-то служил в их отряде и до сих пор питает особую привязанность к заставе, стоящей на реке Суйфун. И сейчас, будучи заместителем командующего округом, старается не забывать о родном отряде, — с мягкими хлопушками и блестящими фольговыми шарами, — елка производила впечатление. Бойцы фотографировались рядом с ней на память.
Елка удалась. И концерт удалая. После концерта бойцы неуклюже давили ботинками пол, приглашая танцевать друг друга, тетю Дину, либо связистку ефрейтора Олю Керосинову. Другая связистка, привлекательная тоненькая Оля-вторая, по фамилии Полтавская (фамилия ее совпадала с именем деревни и старым названием заставы) находилась на дежурстве в гулкой, щелкающей тумблерами, контактами, выключателями, магнитными кнопками и прочим электрическим оборудованием комнате, расположенной по соседству с канцелярией. Третья связистка ефрейторша Лада Якимова была на бюллетене — то ли грипп у нее был, то ли воспаление хитрости, то ли чирей выскочил на толстой круглой коленке…
В самый разгар танцев Оля-вторая выскочила из своей комнаты, закричала, перебивая голосом шум и танцевальные ритмы:
— Ребята! Сработка!
Сработка — деле серьезное. Сработка — это тревога. Музыка мигом смолкла, стало слышно завывание ревуна — сирены, установленной на заставе. На сработку обычно выезжают все люди, которые находятся на заставе, кроме, может быть, поварихи, дежурного по связи и сигнализации, и больных.
Во дворе загрохотали двигатели двух «шишиг» — автомобилей ГАЗ-66, способных двигаться и по песку, и по целику, и по топям, и по снежным завалам, и по обледенелым сугробам, на которых даже зверь не способен удержаться — ветер уносит его в сторону, будто смятую тряпку.
Каждый человек, который находится на заставе, знает, что ему делать в случае сработки, куда бежать, кто у него напарник, и какое конкретно место он должен занять в кузове машины.
Коряков неожиданно ощутил, что внутри у него что-то остановилось, даже сердце перестало биться, в груди, около ключиц, заплескался холод. Он поспешно рванул дверцу своего шкафчика в канцелярии, где висела его одежда, натянул на себя пятнистый пуховик, штаны, сверху — куртку, бронежилет швырнул назад в шкаф — слишком тяжело будет, если за кем-то придется гнаться.
Он первым выскочил на улицу к фыркающей, пускающей в темное небо светящиеся колечки дыма машине, встал у заднего борта, подгоняя бойцов:
— Быстрее, быстрее, быстрее!
Если кто-то не мог с ходу взлететь в кузов, Коряков подхватывал этого человека снизу, добавлял скорости, и боец, будто фазан в весеннюю пору, мигом оказывался в машине, удивленно распахивал рот, соображая, что же с ним произошло, почему он начал летать…
Через одну минуту десять секунд «шишига» тронулась с места к воротам заставы.

31 декабря. Участок заставы № 12. 23 час. 55 мин.
Тревог таких на счету у заставы номер двенадцать было столько, что если их однажды попытаться сложить, то не только компьютер — даже безотказный механический арифмометр, который бывает прочен, как кувалда, лежащая на наковальне, сломается.
На стенах старого здания заставы, на кирпичах — полно пулевых отметин, сколов, борозд от взрывов гранат. Всякое тут бывало…
Как-то в сентябре, — дело было в двадцать девятом году, — пограничники собрались в Ленинской комнате. Играли в домино, загоняя проигравших под стол, резались в шахматы — в общем, каждый занимал время, чем мог. Днем ходили в лес, собирали орехи, пробовали даже рыбачить, но вода в реке была уже холодная, и рыба никакого интереса к наживке не проявляла, кое-где можно было найти и грибы, но среди них попадалось много червивых, а собирать червей — штука неинтересная.
В общем, народ отдыхал… За окном тем временем стал моросить мелкий злой дождик, темнота сделалась тревожной, черной, в природе что-то изменилось, словно бы примчался лютый ветер и ободрал живые деревья.
Через двадцать минут была объявлена тревога — с той стороны Суйфуна пришло сообщение: готовится нападение.
Стихли песни, перестали щелкать костяшки домино — в такой обстановке не до игр.
Первая пулеметная очередь ударила по заставе в двенадцатом часу ночи. Пули расколотили несколько стекол, погасили керосиновую лампу, горевшую в Ленинской комнате. Пулемет, установленный на чердаке заставы, дал ответную очередь.
Завязался бой — затяжной, изнурительней. Пограничников на заставе было — кот наплакал, всего одиннадцать человек. Как потом подсчитали, на каждого бойца приходилось по триста сорок налетчиков. Со стороны Китая на нашу землю пришло два полновесных батальона. Даже специалисты потом удивлялись, анализируя этот бой, — слишком уж огромный перевес был у «ходей».
Через некоторое время за пулемет лег сам начальник заставы Иван Казак, вторым номером взял к себе свою жену Татьяну. Атаки шли одна за другой, и все они были отбиты, — не удалось налетчикам смять погранцов, — не получилось.
Бой длился более двух часов, отступили белокитайцы, — налетчиков называли именно так, — когда заставе пришли на выручку конники — 78-й кавалерийский полк Красной армии и конный пограничный взвод. Среди отметин, оставшихся на стенах заставы, есть отметины и того боя. Иногда Корякову хочется взять лестницу, приставить ее к стене и полазить по отметинам, пощупать их, но он стесняется своих солдат — могут засмеять… Скажут, раскис лейтенант, в детство впал, глупостями занимается.
А допустить, чтобы над ним смеялись, Коряков не мог, не имел права на это. Существует одно правило, о котором надо всегда помнить: всякий смех низводит авторитет начальника — даже очень большого, — до нуля, более того, начальник, который попадает в смешное положение, сам становится смешон.
Потому Коряков и одолевал в себе всякое желание приставить к стене лестницу и заняться исследованием кирпичей от низа до конька крыши и наоборот…

31 декабря. Участок заставы № 12. 23 час. 57 мин.
Под колесами «шишиги» визгливо скрипел снег, стекольный скрип этот означал одно: мороз к полуночи усилился и, судя по всему, это не предел, черное небо было ясным — звездочки были видны все до единой, их словно на ладони, сосчитать можно было.
Рядом с Ковригиным сидел огромный добродушный контрактник Лебеденко, автомат в его руках выглядел обычной пластмассовой пукалкой, которыми ребятишки пугают друг дружку в детских садах, дальше расположился собаковод Володя Иванов с умной черной овчаркой Кроной, затем — старшина заставы Иванов — поварихин муж, он мог бы сегодня и не выходить, слишком большая нагрузка выпала на его долю в канун Нового года, но правило есть правило — на сработки выходят все, а дядя Леша всегда отличался дисциплинированностью, да, кроме того, он умел мастерски стрелять из снайперской винтовки.
Однажды он поспорил с заезжим спортсменом, чемпионом России по стрельбе из малокалиберной винтовки, что сделает полноценного комара, «настоящего мужчину по имени Эдик», как в том анекдоте, бесполым, взял духовку и стал поджидать дичь.
Комар вскоре появился — здоровенный, настоящий уссурийский, — Эдик, одним словом, — в полете он издавал такой противный звук, что по шее невольно начинали бегать мурашки, — дядя Леша прицелился, хлобысь — и голос у комара сделался еще более противным, тонким-претонким…
Эдик перестал быть Эдиком, дядя Леша отстрелил ему мужское достоинство.
— А что за анекдот про Эдика? — спросил чемпион.
— Не знаешь?
— Нет.
— Летит комар Эдик над зоопарком и сворачивает к слоновнику, к слонихе Бетти. А Бетти дома нет, ушла на прогулку. «Что передать ей?» — спросил Шуня, Беттин муж. «Передай, что Эдик, хахаль, прилетал…»
Чемпион смеялся долго. Потом попробовал повторить фокус старшины и лишить другого Эдика мужского начала… Ничего у него из затеи не получилось.
Надо было видеть, с каким уважением он глядел на дядю Лешу Иванова…
Лейтенант по-мальчишески шмыгнул носом — в висках у него появилось что-то теплое, благодарное: ведь случись что — эти люди будут прикрывать его, будут вытаскивать из беды — себя не пожалеют, а его вытащат. Коряков, боясь, что солдаты засекут его внезапно повлажневшие глаза, отвернулся.
Фары «шишиги» выхватывали из темноты заснеженные, пушистые от густой белой махры ветки деревьев, машина брезентовым верхом сбивала с них густое, дорого искрящееся сеево, скрипела колесами, врубаясь в твердый, непокорный наст, и неслась дальше.
Дорога, идущая вдоль инженерной линии, всегда бывает тщательно расчищена, — расчищена была и на этот раз, иногда провода линии подступали вплотную к колее, по которой неслась «шишига», но через несколько мгновений, словно бы испугавшись чего-то, поспешно отскакивали в сторону.
Машина резко качнулась, в тот же миг остановилась. Из кузова поспешно выскочил молчаливый высокий солдат — из нового набора контрактников. Коряков не успел с ним толком познакомиться, потянул за кожаный поводок собаку — приземистую сильную овчарку с черной холкой и крупными волчьими лазами, следом выпрыгнул старый опытный служака по фамилии Герасимов, приехавший на Дальний Восток из Липецкой области. Это самое правильное дело: в пару с новичком ставить опытных бойцов — важно это и для подстраховки, и для учебы, в конце концов пусть набираются люди опыта.
Герасимов с напарником ступили в сторону и растворились в темноте, следом ночь проглотила собаку.
Машина двинулась дальше. Надо было спешно перекрыть все пути, по которым мог идти нарушитель. Чем быстрее — тем лучше. Граница-то — вот она, рядом. Стоит только перемахнуть через сонную, скрытую толстым слоем льда реку Суйфун — и вот он, Китай. А на огромных пространствах Китая можно легко спрятать целый миллион нарушителей — никто никогда их не найдет. Найти просто невозможно.
Хрипло визжал, вызывая зубную боль, снег под колесами «шишиги», подвывал ветер, трепля брезентовый полог, накинутый на кузов машины, с деревьев срывались черные угрюмые птицы, разбуженные грохотом автомобильного мотора, и уносились в ночь.
«Шишига» остановилась снова. На снег из кузова выскочила очередная пара — дядя Леша Иванов со снайперской винтовкой, украшенной громоздким прибором ночного видения, за ним — молоденький боец срочной службы, дяди Лешин однофамилец, — также Иванов, прибывший на заставу из Находки.
Машина двинулась дальше. Юный Иванов — из последнего набора призывников, больше ребята из призыва на заставу, наверное, уже не придут, слишком долго их надо учить, да потом, набирая этот народ в пограничники, не всегда угадаешь, то берешь или не то, очень часто попадаются «коты в мешке», не видя которых, не поймешь, что за животное там сидит — кот благородной сибирской породы с дымчатым беличьим хвостом или обычный облезлый дворняжка с обкусанными усами и рваной мордой…
Другое дело — контрактники. Контрактник — это человек подготовленный. И зарплату он ныне получает такую, какую хваленые менеджеры во Владивостоке не всегда получают, обычный погранец без единой лычки на погонах имеет оклад в пятнадцать тысяч рублей (в переводе на американскую зелень — шестьсот долларов), рядовой собаковод, тот же Володя Иванов, ухаживающий за черной овчаркой, — семнадцать тысяч кар-бованцев…
Еще вчера у пограничников такие деньги получали генералы, а сегодня — рядовые солдаты. Это что-то да значит…
«Шишига» вновь остро заскрипела снегом, остановилась, в темноту выпрыгнули очередные два солдата.
Коряков покинул машину в самом трудном для здешнего служивого люда месте — на излучине реки, берег тут был опасно обрывист, если унесешься вниз, на лед, то самостоятельно уже вряд ли выберешься. На льду Суйфуна вообще может засыпать с головой и до самой весны хрен кто найдет бедолагу… Следом за Коряковым на снег выпрыгнул напарник — кряжистый, настороженно поглядывающий из-под козырька меховой шапки Лебеденко. С ним — собака Найда.
Машина на прощание мигнула рубиновыми фонарями стоп-сигналов и исчезла.
— Внимание, Лебеденко! — предупреждающе проговорил Коряков, вытянулся свечой, напрягся, превращаясь в одно большое ухо, в один, сплетенный из тысячи чувствительных волоконцев нерв, в одно болевое пятно — надо было услышать, увидеть, засечь нарушителя…
Лебеденко послушно замер. Противно посвистывал ветер, по снегу с визгливым бабьим скрипом катилась поземка, забивала твердой крупкой все щели, с верхом накрывала кусты. Где-то далеко, на той стороне реки, залаяла и тут же сконфуженно стихла собака — чего ей лаять одной? Если уж лаять, то в компании.
Неожиданно лейтенант засек звук, который не засек его подопечный — короткий сильный скрип, который обычно бывает, когда нога наступает на что-то непрочное, покрытое скользкой ледяной коркой, корка эта лопается, будто стекло. Коряков встревоженно взглянул на напарника:
— Слышал?
— Нет, — чистосердечно признался тот.
— За мной! — скомандовал лейтенант и поспешно нырнул в воющую крутящуюея черноту новогодней ночи. Лебеденко нырнул следом.
Они были сейчас как два самолета в бою, ведущий и ведомый, ведомый прикрывал ведущего, а ведущий соответственно атаковал цель, — роли у них были расписаны до запятых, детально.
— Что там было, товарищ лейтенант? — на бегу спросил Лебеденко.
— Кто-то прошел, а кто — не пойму.
— Видели нарушителя?
— Не видел, — честно проговорил лейтенант, — только слышал.
Охлест ветра запечатал ему рот, на зубах заскрипела ледяная крошка.
Пока было понятно одно: нарушитель уходит с нашей стороны на сопредельную территорию, в Китай.

1 января. Участок заставы № 12. 00 час. 09 мин.
Знакомые звали этого человека Удачливый Ли. Он жил в центре Сеула, на берету реки Ханган, каждое утро радовавшей его глаз своей морской ширью, серым искристым блеском воды, лодками, чайками, бегунами, неторопливо шаркающими кроссовками по набережной, цветными мостами — в городе каждый год строили по одному новому мосту, красили «новодел» в какой-нибудь цвет и называли мост соответственно этому цвету: Синий, Красный, Оранжевый, Белый и так далее.
Но главное было не это, главное — на берегу стояли рыбаки с длинными телескопическими удочками и таскали из воды здоровенных толстоспинных дурех-рыбин с обвисшими животами и розовыми жабрами: рыба в Сеуле была продуктом популярным и очень дорогим.
Бизнес Удачливого Ли распространялся на многие отрасли — он имел собственный художественный салон, где торговал живописью, картинами самыми разными — и европейской школы, и собственной национальной, корейской, и китайской «гохуа», и японской; имел дизайнерское бюро, успешно работавшее в разных направлениях: здесь делали эскизы интерьеров, стараясь заглядывать на два-три года вперед, рисовали обувь и одежду, утюги и пылесосы, яхты и игральные карты, рекламные плакаты и горшки для цветов — словом, не отказывались ни от какой работы. Друзья Удачливого Ли, люди так же, как и он, не бедные, завидовали ему: они таких лихих дизайнерских контор не имели.
И платил Ли своим подопечным неплохо — никто из них не жаловался, хотя Сеул — город небедный, хорошей зарплатой тут никого не удивишь.
Неудачи Ли начались после того, как он, освоив Малайзию, Сингапур и Таиланд, решил покорить очередную экзотическую страну — Россию, но что-то не рассчитал, не учел, что-то просто упустил, и дело его, вместо того чтобы плавно катиться в гору, с грохотом покатилось вниз, загромыхало так, что он решил спрыгнуть с подножки поезда.
Он свернул бизнес, передал его, как считал сам, в надежные руки, думал — выручит деньги, вернет после продажи потерянное, но «верный товарищ», заполучивший этот бизнес, стал кормить Удачливого Ли обещаниями, «завтраками» и «обедами»: «Давай вернемся к этому разговору завтра», «Давай созвонимся к обеду, к этому времени что-то прояснится и, вполне возможно, поступят деньги…» Вот так и катились день за днем — денег не было, были только одни обещания, да «завтраки».
Удачливый Ли решил взять на другом: ему всегда везло во всякой игре, в споре, в состязании, он словно бы был отмечен «верхними людьми», выделен из большого количества других разумных существ — везде Ли одерживал победы, даже в тех играх, в которые не играл вообще. Например, в гольф.
Он не знал, с какой стороны подступиться к клюшке, когда ее дали ему в руки. Беспомощно повертел клюшку в руках и… обыграл матерого соперника англичанина Переса Броуди, сотрудника одной из торговых лондонских фирм. Тот даже рот распахнул от изумления и долго не мог его закрыть. Потом предложил Удачливому Ли выпить с ним виски — за счет англичанина, естественно.
Броуди был очень прижимист, иногда настолько, что у него нельзя было выпросить даже салфетку, побывавшую в употреблении, а тут он от сильного нервного потрясения настолько потерял все ориентиры, что даже забыл не только собственную прижимистость, но и свое имя.
— Мне нравится Южная Корея, — хлопнув тройную порцию виски, заявил он, — а еще больше — такие люди, как ты, Удачливый Ли…
В Хабаровске Удачливый Ли продулся совершенно безобразно — в казино не выиграл ни одного доллара. Зато спустил все, что у него было. От обиды он даже хотел прыгнуть в Амур, но благоразумие взяло верх — в Амуре сейчас очень холодная вода, и от рокового прыжка Удачливый Ли отказался.
До боли, до слез, до крика захотелось в родной Сеул. Удачливому Ли казалось, что у него вот-вот остановится сердце — и обязательно остановится, если он не возьмет билет на самолет, — но он настолько продулся, что у него не было денег даже на билет. Значит, ни Хангана он не увидит, — Ли звал реку просто Хан, — ни гору Намсан, увенчанную большой телевизионной вышкой, украшенной вертящимися ресторанами, в которых Ли любил бывать, не сможет пройти по покоям бывшего королевского дворца Суун, где по стенам безмолвно перемещаются тени далеких предков, а на полках стоит древняя керамическая и фарфоровая посуда… К посуде этой даже прикасаться боязно — такое ощущение, что прикасаешься к вечности: самым старым из этих черепков было более трех тысяч лет.
Одну из тарелок Ли даже брал во дворце напрокат — директор Сууна Ким Джон Чун только улыбнулся, узнав об эксперименте, который собирался провести Удачливый Ли, но ничего не сказал, хотя сказать ему было что, — выдал разрешение на вынос древней посудины из дворца.
Удачливому Ли пришла в голову блажная мысль: узнать, меняется ли вкус еды, когда ее принимаешь из посуды, которой более трех тысяч лет от роду.
Тарелка, которую брал Ли, относилась к периоду «Корё», на вес была очень легкой — ну будто бы вырезана из сухого дерева, а не слеплена из глины, — имела она двойной обливной слой, вначале был наложен один, светлый, на нем сделан рисунок, а потом сверху наложен второй слой, темный, поэтому изнутри на поверхность словно бы свет какой проступал, проклевывался, душу бередил, вызывал сердцебиение, мысли о вечном и приятное жжение в висках… А вот насчет вкуса еды — вкус остался прежним, не изменился ни на йоту. Мясо оставалось мясом, трепанги трепангами, рис рисом, а рыба фугу рыбой фугу…
Но тарелка была хороша: серая, ни капельки от времени не выгоревшая, с серым светом, проступающим изнутри в виде незатейливого, но очень душевного рисунка. Сделана эта тарелка была очень большим мастером.
А еще Удачливому Ли захотелось поесть сунню — супа, памятного ему с детства, когда он рад был не только миске риса с куском черствой лепешки, рад был даже огрызку яблока и чашке воды — живот от голода прилипал к хребту так, что не отодрать, а уж сунню… суп сунню был деликатесом.
Готовится сунню просто — со стенок кастрюли соскребается подгоревший рис, опускается в горячую воду. Там он размякает, вода делается коричневой, цвета жидкого кофе, и народ с наслаждением пьет, пьет этот напиток из чашек. Видать, у каждого человека среднего возраста, живущего в Южнои Корее, осталась в памяти та непростая пора, когда не хватало не только риса и хлеба — не хватало, кажется, даже воздуха…
Ли долго сидел на скамейке в дальнем углу каменной промерзлой набережной, глядел в тяжелую свинцовую воду Амура, плещущуюся в незатянутых льдом полыньях, и думал, думал… Не заметил, как на щеку выкатилась небольшая колючая слеза, застряла по пути.
На душе было пусто, словно бы по ней пробежался ураган, выдрал все живое, всю растительность вместе с корнями, по лбу бегали какие-то блохи. Удачливый Ли смахнул ладонью несколько, глянул на ладонь, а там ничего нет, — глянул снова, а там опять ничего нет…
Он понял — блазнится. А раз так, то ему остался один шаг до смирительной рубашки.
Надо было брать себя в руки. И он взял — через час снова сидел в казино и играл, хотя денег у него не было — все равно играл… Играл в долг, впрочем, доставать деньги он не планировал, он рассчитывал на другое — на выигрыш.
Должен же после череды проигрышей последовать выигрыш. По «закону зебры» это должно произойти обязательно: ведь после черной полосы, как правило, следует белая…
Белая полоса не последовала — за сорок минут сидения за игорным столом Удачливый Ли продул двести сорок тысяч долларов.
Такого удара в поддых, под ложечку кореец не ожидал. Некоторое время он сидел оглушенный и, будто карп, выдернутый из Хангана на свежий воздух, хлопал губами, стараясь сглотнуть боль, разгоревшуюся у него внутри, возил кулаками по глазам, давя на них слезы, потом, пошатываясь нетвердо, поднялся со стула.
Покачнулся и едва не полетел на пол. Если бы охранник заведения — худой, словно бы отлитый из некой костной массы по прозвищу Синий, не поддержал его, он растянулся бы под игорным столом.
— Ну что, очухался? — спросил у Удачливого Ли хабаровский ресторанный король, прозванный Жареным — невыразительный толстяк с желтыми рысьими глазами и большим потным носом, похожим на породистую дальневосточную картошку.
— Очнулся, — смято, на ломаном русском языке произнес Ли. Конечно, слово «очухался» на корейский язык никак не переводится, но Ли понял, что оно означает и ответил, как ответил бы, наверное, любой российский забулдыга.
— Мал-ладец! — с неким изумлением произнес Жареный. — Похоже, ты не в Сеуле родился, а где-нибудь под Хабаровском, в Волочаевке, например.
— Но Волочаевка, но Волочаевка! — вяло покрутил головой Удачливый Ли. — Нет!
— Когда думаешь отдавать свой проигрыш?
Удачливый Ли вопрос понял, но тем не менее с русского языка перешел на английский.
— Подожди, не все сразу, — сказал он.
— Переведи, что он там прокудахтал? — попросил Жареный своего охранника, которого звали Пирацетамом.
Пирацетам сидел в тюрьме в Корее, где и научился местному языку и обычаям. А заодно изучил и английский, мог попросить банку пива. Пирацетамом его звали потому, что для поддержания чистоты в мозгах он часто принимал это лекарство, а потом со всеми делился впечатлениями и говорил довольно, что двух таблеток пирацетама и одной винпоцетина ему с лихвой хватает для того, чтобы в ушах исчез всякий шум, звон с колокольным боем, а мозги делались чистыми, незамутненными, как горная вода сихотэ-алиньских хребтов.
Почувствовав, что дело может запахнуть керосином, Пирацетам поежился:
— Что-то я не разобрал, шеф, чего он сказал…
— И бодрости в его голосе не почувствовал?
— И бодрости… это самое, не почувствовал.
Жареный свел вместе брови — получилась длинная меховая линия, будто к лицу этого богатого человека прилепили шкурку от какого-то диковинного зверька, — потом подвигал шкуркой влево, вправо и проговорил угрожающе, шепеляво — боковыми зубами прикусил себе щеку изнутри, это у него иногда случалось, особенно, когда Жареный бывал недоволен.
— Значит, так, Пирацетам… Ты не наводи туман на фок-мачту, ныне это не проханже… Игры эти кончились вместе с советской властью. — Жареный клацнул зубами и перевел взгляд на Удачливого Ли. — Говори прямо, по-русски, когда отдашь должок, не то я тебе глаза выколю. Несмотря на то, что ты иностранный подданный. Понял?
Удачливый Ли все понял, съежился от ощущения холода и опасности — даже сердце, кажется, остановилось на несколько мгновений, затихло, но на спокойном бесстрастном лице корейца ничего не отразилось. Ли было очень важно, чтобы на его лице ничего не отразилось — ни одна жилочка не должна дрогнуть… Так оно и было. Ли удалось справиться с собой.
Пирацетам поспешно перевел фразу на английский язык.
— Я все понял, — по-русски сказал Удачливый Ли, — переводить больше не надо.
— Даю тебе три дня. Если через три дня не отдашь деньги, твои глаза будут висеть на ближайшем дереве, на суку. — Жареный, кряхтя, поднялся со стула, сомкнувшиеся брови на его лице разомкнулись, разошлись в разные стороны, не глядя больше на Удачливого Ли, он двинулся к выходу, в дверях остановился и проговорил ржавым, каким-то неживым голосом: — Это будет как раз на Новый год. Вот праздничек мы тогда и отметим… — Жареный довольно засмеялся. — А, Ли? — Отсмеявшись, добавил: — Либо украсим елку новой игрушкой.
Под новой игрушкой он, надо полагать, подразумевал Удачливого Ли.
Достать за три дня в чужом городе двести сорок тысяч долларов — вещь нереальная, это и Жареный, и Удачливый Ли одинаково хорошо понимали. Собственно, Ли этим даже не занимался, — занимался другим: обдумывал пути отступления. Из Хабаровска надо было спешно уходить, или, как говорят эти непонятные русские, — уносить ноги. Если ноги унести, то на чем же пойдет туловище?
Ничего у него с бизнесом в России не получилось. Все законы, которые знал Удачливый Ли, по которым жил в Сеуле, здесь не работали. Хабаровские бизнесмены над ним потешались.
Конечно, можно отыскать деньги и улететь отсюда на самолете, но Удачливый Ли знал — дорогу в аэропорт Жареный ему перекроет. Ли и километра не сделает по дороге в этом направлении, как будет валяться в кювете, — значит, этот путь отпадал; уехать в Корею на машине через Китай — тут у Ли было еще меньше шансов; отправиться в вагоне скорого поезда — это более реально, но где-нибудь во Владивостоке, откуда, кстати, самолеты регулярно ходят в Сеул, или на подъезде к приморской столице его обязательно накроют и выволокут из вагона, будто червяка из яблочной норки… Лучше всего — уходить на электричках, на чумазых рабочих поездах.
Никто никогда не подумает, что миллионер может ездить на пропахшем мазутом, резиной сырых сапог, грибами и удобрениями рабочем поезде, на котором ездят только пенсионеры — ездят за город, чтобы из окошка дачного туалета полюбоваться грядкой молодых пупырчатых огурцов, выращенных собственными руками, да еще крикливые грибники, охочие до бесплатных даров леса, еще, может быть, сборщики папоротника-орляка, и все.
Если уж пускаться в бега, то на рабочих поездах.
На следующий день, утром, к Ли пришел Пирацетам.
— Ну как, кореец, деньги собираешь? — спросил он, улыбнувшись и показав свои темные, порченные неведомой хворью зубы.
— Собираю, — хмуро ответил Удачливый Ли.
— Смотри, процесс не затягивай. Шеф этого дела очень не любит. — Пирацетам выразительно пошевелил в воздухе пальцами, будто спрут щупальцами, вновь обнажил темные зубы и выразительно сплюнул на пол.
Пирацетам осуществлял так называемое психологическое давление: Удачливого Ли хотели запугать. Ли это понял… Хоть и хотел он, чтобы лицо у него оставалось невозмутимым, каменным, но сейчас это ему не удалось — уголки рта задрожали, задергались суматошно, обиженно. Хорошо, Пирацетам этого не заметил. Ли поспешно отвернулся в сторону.
— Не затяну, не боись, — сказал он. — Я свое слово сдержу.
Пирацетам неожиданно потеплел лицом.
— А ты молоток, кореец, — заявил он. — Люблю таких людей.
— Чего-о? — тихим голосом спросил Ли.
— Форс держишь, носа не опускаешь… Молоток, говорю! — Пирцетам обрезал улыбку, «выключил тепло», лицо у него сделалось узким, хищным, он что-то прохрюкал на прощание и вышел из комнаты.
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Сзади послышался лай собаки — собака залаяла жалобно, слабо, виновато, словно бы извинялась перед человеком за то, что не могла помочь. С недалекого хребта принесся порыв ветра, приподнял снег, лежавший на дороге, сгреб его в тугой холодный сугроб и накрыл людей. Коряков на мгновение остановился, присел, словно бы хотел кого-то засечь на темном фоне неба, но никого не увидел, пружинисто распрямился.
Все тело его, весь он сам, каждая мышца, каждая клеточка мозга, каждая жилка и нерв были нацелены на одно — на поиск. На поиск того человека, который нарушил границу. И ничто иное, никакие другие дела для Корякова сейчас не существовали. Их просто не было, они исчезли — и Коряков и Лебеденко вырубили их из себя.
— Петя, приглядывай за спиной, за тылом, за инженерной полосой, — предупредил лейтенант напарника, — а я буду прощупывать низ, берег реки. Этот гад не должен уйти далеко. Снег не даст ему далеко уйти… Слишком много снега.
Прошли метров десять и остановились вновь. С небес, из черного невидимого прорана принесся хрипучий ветер, шлепнулся на землю так, что она дрогнула, срезал с сугробов отвердевшие стеклистые макушки, вывернул наружу хрустящую холодную мякоть. Сделалось холодно. Очень холодно.
Лебеденко хрупнул ногами — снег у него под подошвами оказался голосистым, как под «шишигой», и лейтенант, поморщившись, поднял руку:
— Тихо!
Лебеденко похлопал глазами, вытянул шею.
— Ну? — спросил он шепотом. — Есть что-нибудь, товарищ лейтенант?
— Тихо! — вновь шикнул на него Коряков.
Хрипел ветер, в небе, над самыми головами людей, что-то гулко хлопало, будто с невидимой крыши снесло лист железа, он повис на одном гвозде и теперь пытался сорваться и улететь на землю. Гвоздь оказался упрямым, лист железа держал прочно, металл бесполезно, хотя и гневно, погромыхивал, рвался, устремляясь к надежной тверди, хлопал свободным краем, но ничего поделать не мог.
— Слышите, товарищ лейтенант? — Лебеденко вновь нетерпеливо захрумкал снегом.
— Тихо! — лейтенант поморщился. — Ты чего, Петро, своего слуха не имеешь?
— Имею, только он не такой острый, как у вас.
— Петро, не зарывайся. Я очень не люблю подхалимажа.
— А я и не подхалимничаю. Напрасно вы, товарищ лейтенант… — в голосе контратника не было ни заискивания, ни веселья, ни уныния, никакой игривости, с которой солдаты часто уходят на задания, ни нервности — ничего, в общем, не было, — ровный голос, в котором даже досада отсутствовала. А досада должна быть. Ведь Новый-то год, сам праздник, сорван.
Ни одного постороннего звука в пространстве не было — только хрип ветра, переворачивающего тяжелые пласты снега, скрип ледяной крошки под ногами, тявканье каких-то зверюшек у излучины реки — может быть, даже собак, прибежавших сюда из китайского города, либо лисиц, выгнанных голодом из нор, — все остальное исчезло. Напряженное лицо лейтенанта приняло недоуменное выражение.
— Пропал, — проговорил он удивленно, — будто сквозь землю провалился. Куда же он подевался? Я же слышал его… слышал!
— Может, почудилось?
— Почудиться девочке мальчик может, Лебеденко, а тут — дело совсем иное, серьезное.
— Понял, товарищ лейтенант!
— За мной!
— Есть «за мной!» — автоматически повторил Лебеденко, кашлянул в кулак — вышло, как ему показалось, очень остроумно.
Коряков бежал и отмечал все мелочи, которые темнота позволяла ему засечь — перевернутую горбушку снега, выломанную ветром из недалекого сугроба, выдавлину в разровненной, хорошо обработанной контрольно-следовой полосе (на заставе имелся небольшой старый тракторишко, который с прикрепленным «профилем» — тяжелой железной платформой, — утюжил эту полосу каждый день, иногда даже по нескольку раз в день), камышовую ветку, которой совсем недавно тут явно не было, каждой такой детали находил объяснение и, не останавливаясь, бежал дальше: все это было вторичное, третичное, не главное, главное было найти след нарушителя и сделать это как можно скорее.
Принесшийся ветер хлестнул лейтенанта жесткой крошкой по лицу, запечатал рот, вышиб из глаз сеево электрических брызг. Коряков на бегу помотал головой, но преследования не прекратил, наоборот — прибавил ход.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 00 час. 15 мин.
Когда-то на их заставе трепал нервы разным белокитайцам, японцам, родным соотечественникам, удравшим за рубеж, легендарный Карацупа. Вот это был следопыт! Милостью Божьей следопыт.
Когда его призвали учиться в пограничную школу, то Карацупа к началу занятий опоздал, и ему не досталось ни коня, ни собаки… Хоть домой возвращайся. Насчет коня Карацупа решил так: он — не барин, в конце концов может и на своих двоих побегать, а конь пусть отдохнет, — придет время и ему какого-нибудь полухромого одера дадут, а вот насчет собаки…
Тут Карацупа поступил просто: нашел немощного слепого щенка и решил его выходить — сделать так, чтобы и глазенки у него прорезались, и слабые кривые лапки выпрямились… И выходил его — щенок обрел и зрение, и редкостное чутье, и бегуном стал таким, что за ним невозможно было угнаться даже на коне.
Всего Карацупа задержал, когда служил, триста тридцать восемь нарушителей. Эта цифра вызывала у Корякова не только уважение, но и трепет. Интересная в ту пору была жизнь на границе — опасная, но интересная, такая, что у нынешних лейтенантов, сверстников Корякова, даже дух захватывает.
Коряков остановился вновь, присел. Скинул с руки меховую перчатку, приложил голую ладонь к снегу, словно бы не доверял своему слуху и рассчитывал ладонью почувствовать, засечь, может быть, даже услышать далекий скрип снега, запаренное дыхание нарушителя, понять, в каком именно месте он попытается скатиться на лед реки и уйти на ту сторону…
Но нет, эксперимент лейтенанту ничего не принес. Ничего он не услышал, ничего не почувствовал, нарушитель словно бы растворился в воющем ночном пространстве.
— Погода что-то совсем расшаталась, — прокричал Кориков и не услышал собственного крика. — Тьфу! — Погода ухудшилась буквально в несколько минут, в Приморье такое случается часто: тут ведь с одной стороны океан, с другой — горы, когда они борются друг с другом, бывает полный порядок, равновесие, но когда дуют в одну общую дуду — тогда, люди, держитесь!
Сегодня имело место второе…

1 января. Участок заставы № 12. 00 час. 18 мин.
В конце концов Удачливый Ли добрался до этих мест: во Владивосток он приехал на электричке, — никто на помешал ему это сделать, — правда, сошел Ли с поезда не на главном железнодорожном вокзале, расположенном рядом с морским, а раньше — на промежуточной станции, название которой он даже не прочитал, его, похоже, не было вообще… Потом, изучив карту, он понял, что это была Океанская.
Ли выпрыгнул из вагона на платформу, быстро соскочил вниз, перебежал на противоположную сторону железнодорожных путей и очутился в густых, заляпанных чем-то маслянистым и грязным кустах. Огляделся — ему важно было засечь, не повторил ли кто его маневра? Если повторил, то Удачливому Ли надо было спешно уходить от этого человека.
Электричка тоненько, по-девчоночьи пискнула и, грубо взревев движками, поспешно двинулась дальше — она опаздывала: яркие красные огни, пришпиленные к последнему загону, мигнули прощально, словно бы хотели подбодрить Удачливого Ли, и исчезли. Следом за поездом, скручиваясь в тугой железный жгут, покатилась поземка.
Никто, кроме Ли, не спрыгнул с платформы, не перебежал на противоположную сторону, не совершил поспешного маневра, — а раз это было так, то и опасности не было. Ли вскинул над головой вязаную шапчонку и тыльной стороной ладони стер со лба капли пота.
Его никто не преследовал.
С электрички вообще сошло всего три пассажира: древняя бабка с бородатым подбородком, вооруженная деревянной клюкой, пацаненок, похожий на школяра, возвращающегося домой с заседания шахматной секции, и миловидная беленькая барышня в меховой шубке, напомнившая Удачливому Ли белку, спрыгнувшую с еловой ветки в снег.
Все трое поспешно побежали по тропке, проложенной под фонарями к автомобильной дороге, на которой гудели КамАЗы. Удачливый Ли проводил глазами вначале пассажиров, потом — автомобильную колонну.
Сделалось тихо. Ли задрал голову, глянул на мелкие недобрые звезды, рассыпанные по небу, словно шляпки гвоздей, попробовал отыскать среди них что-нибудь знакомое, планету или далекое светило, ничего не нашел, и настроение у него поползло вниз.
Он еще раз окинул взглядом пустую платформу, проверил, нет ли где опасности и, убедившись, что все в порядке, скатился к заснеженной темной дорожке, петлявшей среди сугробов.
Через десять минут он выбрался на пустынную узкую дорогу. КамАЗы здесь не ходили, зато ходили другие машины — легковые. Встал на обочине около фонарного столба, у края светового круга. Начал считать легковушки.
Первую, остановившуюся около него, он резким движением руки отправил дальше — проезжай, мол, вторую также отправил дальше, от третьей просто отвернулся, сделал скучающее лицо, а вот перед четвертой неожиданно резво выскочил на дорогу и замахал рукой, будто рычагом семафора.
— Стой! Стой!
Самая опасная, конечно, была первая машина, ее могли подставить специально, а уж потом, когда клиент окажется в салоне, с ним могли сделать что угодно. Его можно было даже съесть без соли и перца. Съесть и запить невкусное блюдо стаканом водки.
Вторая машина также могла быть опасной — очень часто вторые машины дублируют первые…
Счет безопасным машинам, в которых отсутствуют подставки, можно начинать лишь с четвертого автомобиля, четвертым автомобилем оказалось такси — разбитая японская машинешка с правым рулем.
— Куда надо? — повернул к Ли небритое лицо (по последней, очень странной моде молодые люди теперь не брили свои лица) таксист.
— На автобусную станцию.
Таксист щелкнул счетчиком. Предупредил:
— Рублей триста пятьдесят наколотит.
Удачливый Ли махнул рукой:
— Пусть!
Пока ехали по замерзшим улицам, Ли несколько раз оглянулся — проверял, не прилипла ли к ним какая-нибудь машина. Ни одного подозрительного колеса Ли не засек и немного успокоился.
На автобусных станциях, как и на железнодорожных вокзалах, всегда ночует много различного люда — кто-то поздно приехал и время до рассвета ему приходилось проводить на жесткой казенной скамейке, кому-то надо слишком рано уезжать, и он коротает часы в душном, хорошо натопленном зале, но что важно, — и это Ли знал, — пассажиров, застрявших на автобусных станциях, никогда не проверяет милиция. Залы эти издавна считались некими безопасными островками среди безбрежного пространства тотальных проверок.
Через несколько часов Удачливый Ли уже находился в Уссурийске — выехал туда первым утренним автобусом. После бессонной ночи, после всех волнений у него раскалывалась голова, пространство перед глазами было покрыто серыми разводами, в пустой ряби этой плавали крупные красные пятна, похожие на расплывшиеся кляксы. Ли зашел в аптеку, обратился к миловидной с сочувственным взглядом провизорше:
— Девушка, есть у вас что-нибудь от головной боли?
— Вам подороже или подешевле?
Удачливый Ли привычно махнул рукой — этот жест прилип к нему.
— Все равно!
— Лучше всего помогает самое дешевое лекарство — анальгин… Дешевое, но зато самое эффективное.
Половину Уссурийска ныне занимают китайцы, есть и корейцы, но их в городе немного, поэтому Лена, — а Ли остановился у провизорского окошка, где сидела именно Лены Морковина, — не обратила особого внимания на Ли: таких немощных у них за день бывает полгорода, и хотя говорят, что у китайцев и у корейцев — своя, очень действенная медицина, народная, это не совсем так: может, их народные целители и способны располосовать человека без ножа, вынуть из него печенку и зарубцевать на ней язвы, а потом печенку снова вставить внутрь, только вот такие простейшие вещи, как головная боль, — не по зубам им, и осознание этого невольно возвышало в глазах Лены отечественную медицину.
— А вот такое лекарство — нимулид, — наморщив от боли лоб, спросил Удачливый Ли, — оно не лучше?
— Не лучше, не советую.
Ли взял анальгин. Принял две таблетки и — действительно помогло, головная боль потихоньку начала отступать. Поразмышляв немного, Ли пошел на китайский оптовый рынок — найти Ли там среди нескольких тысяч одинаковых лиц было невозможно, для этого самому надо быть китайцем, либо корейцем.
Кстати, когда Удачливого Ли спрашивали, почему у всех корейцев лица одинаковые, Ли в ответ только усмехался: вот как раз русские и грузинские лица уныло одинаковые, не отличаются друг от дружки — поставь рядом десять тысяч человек и все будут иметь общую, бесконечно повторяющуюся «фотокарточку», а вот среди китайских и корейских ликов — ни одного повторяющегося…
Все зависит от точки отсчета, от того, с какой стороны на это дело смотреть.
Поздним вечером, в половине одиннадцатого, Удачливый Ли на такси приехал в Полтавку, отсюда до границы было рукой подать — несколько коротких бросков. Минут без десяти двенадцать Удачливый Ли по целику, через глубокий снег, сделал рывок к пограничной полосе, пересек жиденькую, как ему показалось, изгородь, намотанную из старой непрочной проволоки, на ней не хватало только пустых консервных банок, — затем в несколько прыжков одолел занесенную снегом плоскую полосу, похожую на дорогу, прошелся по боковине ее, по обледенелой кромке, вспомнил, что опытные контрабандисты, чтобы скрыть свои следы, посыпают их табаком, выдернул из кармана куртки, из пачки, несколько сигарет, судорожно смял их и швырнул в свой заснеженный след.
След тут же простынью накрыла мелкая твердая крупка, Удачливый Ли засипел от досады и выругал себя — ведь это же контрабандисты делают в летнюю пору, когда нет снега, колдуют, посыпают землю махоркой, и тогда собаки отворачивают морды в сторону, не могут обозначить для себя невидимый след, упускают его. Совсем сдурел Удачливый Ли… На бегу он расстроенно отплюнулся — досада не проходила, — рассекая телом мятущееся пространство, пробежал еще метров двадцать, прыгнул в сторону.
В то же мгновение провалился в глубокий сыпучий сугроб — ушел в него с головой, сверху на Ли также насыпался мелкий, схожий с мерзлым наждаком снег, проник за воротник. Удачливый Ли передернулся всем телом, подумал о том, что его запечатало в этой яме, словно в могиле. Тут его до самой весны могут не найти.
— Э-э-э! — закричал он, но своего крика не услышал.
Дернулся в одну сторону, затем в другую, — его плотно сжало с боков, сидел он в этой воронке мертво — потом приподнял одну ногу, это ему удалось, через несколько секунд приподнял вторую ногу — и это у него получилось, — перевел дыхание.
В такой ситуации уже не до броска через пограничную речку, на ту сторону — сейчас бы спастись…
Он застонал, провел перед лицом ладонью. У кого-то из специалистов по выживанию он читал, что если человек попадает в снежный завал и его доверху засыпает мерзлая стеклистая крупка, он должен прижать к лицу ладони, чтобы образовалось пространство, — пусть небольшое, — в котором сохранялся воздух…
Это пространство потом помогает выжить — хотя бы некоторое время попавшему в беду человеку будет чем-то дышать, — но Удачливому Ли лицо, слава богу, не засыпало.
Он закряхтел, затем, стиснув зубы, потянулся, рукою зацепился за ветку ивы, вмерзшую в снег, попробовал приподняться над самим собой, пальцы сорвались, и Ли показалось, что он еще больше опустился в снеговую яму.
Удачливый Ли снова потянулся к ветке, пошевелил ее, зацепился пальцами покрепче, потом, переведя дыхание, освободил вторую руку, также зацепился ею за ветку… Несколько секунд он отдыхал, не делая ни одного движения — Ли словно бы завис над снежной ловушкой, — потом аккуратно, буквально по сантиметру, двинулся вверх, вывинчивая свое тело из обжима.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 00 час. 19 мин.
Коряков уже не раз сталкивался со странными явлениями дальневосточной природы, когда вдруг ни с того, ни с сего пропадали следы: четко пропечатанная топанина человеческих ног вдруг прерывалась, исчезала совершенно бесследно, словно проваливалась под землю, и это обязательно вызывало в лейтенанте нехорошую оторопь, по коже проворно бегали мурашики — от их цепких колючих лапок под мышками рождался горячий острекающий пот, тихо сползал вниз, к поясу…
Дальше бывало по-всякому: следы эти могли возникнуть вновь, вытаять из-под земли, могли не возникать, навсегда остаться в матушке-планете и породить в человеке еще большее смятение.
Как-то он пожаловался седому ветерану Верникову, который в двадцатые годы облазил здесь каждый кустик, каждую падь и каждую сопочку, знал всех зверей и птиц в «лицо» и очень успешно воевал с беляками:
— Сергей Митрофанович, не знаю, как объяснить это явление… Может быть, вы объясните?
— Какое явление, Саша? — взгляд Верникова сделался участливым, он нахлобучил на нос очки в тяжелой черепаховой оправе.
— Ну-у… То, что погода у нас на Дальнем Востоке может меняться каждые полчаса, я понимаю, что только здесь водится прыгучий зверь редкостного красно-черного окраса, какого нет нигде в мире, я тоже понимаю, понимаю природу цунами, тайфунов и так далее, понимаю то, что здесь растет папоротник в три человеческих роста высотой и водится жень-шень, продлевающий человеку жизнь, — это тоже разумею… Лишь одного не могу понять. Вы ведь наверняка сталкивались с этим явлением… — Коряков неожиданно замялся и умолк.
— С каким явлением, друг мой? — ласковым голосом повторил вопрос Верников.
Хоть и был он стар — виски у него светились от глубокой, словно бы проросшей внутрь, в мозг седины, — а все равно выглядел моложе своих лет. Точно и не было у него за плечами трудной жизни, изнурительных боев с беляками, тяжелого прошлого, которое иногда очень отчетливо проглядывалось в его внимательных серых глазах, — оно имело вид огромной, подавившей этого человека усталости, — несмотря ни на что Верников выглядел молодцом.
— С колдовским явлением, Сергей Митрофанович. Иногда я нахожусь в тайге, и меня не оставляет ощущение, что некий колдун-лесовик водит меня за нос.
— А в чем это выражается? Как выглядит?
— Тянется через снег, допустим, неровный лосиный след, а потом р-раз — и след пропадает. Словно бы под снег проваливается. И не видно его, и не слышно, и нигде следок не возникает.
— А собака что?
— Собака бывает беспомощна совершенно, — Коряков развел руки в стороны, — она совсем не понимает, что происходит… Бывало с вами такое, Сергей Митрофанович?
Верников поправил очки, плотно врезавшиеся в нос, взгляд его сделался задумчивым. Ответил твердо:
— Бывало!
— При каких обстоятельствах, не помните?
— В двадцатые годы здешние места были очень неспокойны, Саша, каждый день регистрировали до сотни нарушений границы. Лютовали все, кому не лень — наши соотечественники, японцы, белокитайцы, приходили смешанные отряды маньчжуров — их в ту пору называли японо-маньчжурами. Вылавливать их приходилось не только пограничникам, но и нам, тем, кто служил в обычных армейских частях. Иногда удавалось задержать, иногда нет… Ходили, конечно, по следам. Так вот, бывало, конечно, — следы пропадали, да… — Верников замолчал, задумался о чем-то своем.
Факт пропажи следов опытный человек Верников подтвердил, а вот почему это происходит, по какой причине, не объяснил. Не знал, выходит… И Коряков тоже не знал.
Мести стало сильнее. Снег валил теперь с неба плотными валами, с автомобильным гудением, словно бы с недалекой горы в лощину съезжали грузовики, целая колонна, — все машины безглазые, с потушенными фарами, слепые, страшные, они шли, грозя раздавить находящихся внизу людей, лицо забивало колючими хлопьями, затыкало ноздри и уши, в рот лезли целые куски льда.
Лебеденковская собака повела хозяина в одну сторону, потом в другую, затем метнулась в третью, из третьей в четвертую, и сникла, замерла с ошеломленно-жалобным видом. Лебеденко нагнулся к ней, забормотал ласково и одновременно тревожно. Коряков включил карманный фонарь, сильный, с яркой точкой светодиодов, собранных в кучку, способной, кажется, даже плавить снег, пробежал с ним несколько метров и выключил фонарь — в этой стремительно возникшей пурге фонарь мало чем мог помочь человеку.
А снег все накатывался с небес, сыпался и сыпался, словно бы вылетал из-под колес невидимого грузовика, шуршал противно, скрипел, гудел, — все эти звуки слились в один общий звук, из-за реки приносился лешачий вой, проглатывал все, что попадалось ему под каток, оглушал людей и обессиленно отползал в сторону.
Лебеденко нагнулся над Коряковым, прогудел ему прямо в ухо, — впрочем, совсем не рассчитывая, что тот услышит:
— Как бы нам не упустить нарушителя… Светопреставленье!
Лейтенант ничего не ответил: бывают моменты, когда человек бессилен перед природой…

1 января. Контрольно-следовая полоса. 00 час. 25 мин.
Удачливый Ли все-таки не удержался — замерзшие пальцы его упустили ивовую ветку, мигом обледеневшую, сделавшуюся хрупкой, скользкой, и он ухнул вниз, в сыпучий снег, пробил его дальше, прополз вместе с ним метра полтора, болезненно морщась и ощущая, что ноги его плотно затягивает хрустящая тяжелая крупка, сжимает, будто клещами… Он попробовал поджать ноги, но из попытки ничего не получилось, и Ли замер, становясь обычным неподвижным предметом.
Через несколько мгновений его ботинки уперлись в корень, и Удачливый Ли перестал ползти вниз. Замер. Отплюнулся снежной крупкой, прилипшей к языку, прочистил себе горло.
Виски стиснул страх. Он бежал, выскользнув из одного капкана, и угодил в другой. Вот судьба! Ли поводил языком во рту, сдирая с нёба что-то колючее, холодное и так продолжал до тех пор, пока не почувствовал на языке вкус крови.
Только кровь могла отрезвить его, заставить почувствовать себя, освободиться от страха, который лишал его последних сил…
Он подтянул к лицу руки, подул на пальцы, отогревая их. Неужели он застрял здесь навсегда? Ведь пока не стает снег, его не найдут… Раньше не смогут. В руки пограничников попадет, как принято говорить в среде полицейских, скелетированный труп. Перспектива была страшная.
Удачливый Ли всхлипнул.
Как выбраться из этой ловушки, он не знал.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 00 час. 28 мин.
Коряков обшарил метров двести воющего пространства, но следов нарушителя так и не нашел. Словно бы их кто-то стер гигантской ладонью, сгреб, сдвинул за пределы инженерной полосы.
Лейтенант вздохнул:
— Тяжелая это работа — тащить из болота бегемота.
К нему наклонился Лебеденко:
— Что будем делать, товарищ лейтенант?
— Я же сказал — тащить из болота бегемота.
— И все-таки, товарищ лейтенант?
— Надо вернуться и найти след, который мы уже видели, исследовать место, где след пропал…
— Нарушитель уйдет, товарищ лейтенант.
— Не уйдет. В такую пургу не уйдет, обязательно увязнет. Снег слишком глубокий. Нам только бы нащупать его след снова — и он наш. — Коряков освободил из-под перчатки часы, глянул на циферблат.
Было двадцать восемь минут первого. Подумал о Лене, ухватил с земли кусок снега, прижал его ко лбу — показалось, что погорячевший лоб должен воспламениться.
Лена пообещала, что встретит Новый год с родителями, а потом приедет на заставу, чтобы вместе с Сашей Коряковым выпить бокал шампанского.
— Когда это будет? — спросил Коряков.
— Примерно в половине второго ночи… Дорога тут хорошая, машины ходят редко — доберусь быстро.
— А кто вас повезет, Леночка?
— Сама за руль сяду. Возьму у отца машину и приеду.
— А как же тогда шампанское? За рулем пить нельзя.
— Кому нельзя, а кому можно. Что будет от одного бокала шампанского? Ничего. Как медик я это знаю хорошо.
— Не медик, а фармацевт.
— Это одно и то же. Мы изучали общие предметы, вместе сдавали экзамены, и профессия у нас с медиками одна и та же — лечить людей. Через полтора часа в организме не останется ничего, даже воздушных пузырьков. Так что за руль я смогу сесть смело.
— Что у вас за машина?
— Простенькая, дешевая. Раньше была японская…
— С правым рулем?
— Во Владивосток другие машины не завозят.
— Японцы поставляют свои машины и в Европу. С левым рулем.
Лена спорить на этот счет не стала.
— Пусть Европа ездит на авто с левым рулем, а здесь людей устраивает правый руль. Потом мы поменяли «японку» на жигуленка. — Приподняла одну бровь, спросила: — А меня на заставу пустят?
— Пустят. Я пропуск на вас оформлю.
— Вместе с машиной?
— Вместе с машиной, — Коряков наклонил голову, — как же без машины…
Интересно, где сейчас находится Лена? Развлекает родителей или уже выехала на заставу — едет сейчас по дороге, осторожно огибая выбоины и наползающие на асфальт сыпучие белые хвосты, чтобы не увязнуть в снегу… А?
— Возвращаемая назад, — вновь скомандовал Коряков своему напарнику, — надо найти след. Хотя бы хвост следа, обрывок, малую часть…

1 января. Станция Гродеково. 00 час. 30 мин.
Верников не спал. Изменения в природе, внезапные шквалы, снегопады, заряды небесного сора, внезапно сваливающиеся на землю, всегда отрицательно действовали на пожилых людей. И лекарства от этого не было никакого.
Приняв бокал шампанского, шипучего и кислого, как квас, желтоватого хмельного цвета, Верников подмигнул себе в зеркало, ткнул в изображение пустым бокалом и, произнеся традиционное «Будь здоров!», завалился спать.
Уже лежа, отплывая в сон, пробормотал невнятно:
— С Новым годом!
Он рассчитывал проспать до утра, а проснулся очень скоро — минут через двадцать, словно бы кто-то двинул его кулаком в бок. Здорово двинул, даже дыхание перехватило. Сна как не бывало. Верников долго вглядывался в темноту, пытаясь разобрать, что в ней есть, какие картинки неведомый художник изобразил в вязком черном пространстве, ничего не увидел и снова закрыл глаза.
Сну что-то мешало, в глазницы словно бы кто песка насыпал — даже жечь начало от непривычной сухости, а в темном пространстве то там, то тут вспыхивали мелкие колючие искры. Верников вновь открыл глаза.
Неожиданно вспомнился любознательный лейтенантик с вежливым лицом — то ли Корягин его фамилия, то ли Корюков, то ли еще как-то — на «К» в общем, — со своими наивными вопросами: интересовало его, как пропадают следы на земле.
А ответ есть, он находится прямо там, на заставе, под носом у этого лейтенанта, — на заставе номер двенадцать имеется стенд, на котором выставлены различные приспособления, используемые нарушителями, в том числе и очень простые, но эффективные — например, лосиные копыта, вырезанные из обычных деревянных чурбаков.
Натягивает иной дядя на руки, на ноги по такому самодельному копыту и без особых хлопот пересекает границу — следопыту даже в голову не приходит, что прошел не четырехногий лось, а обычный двуногий «хомо сапиенс». С другой стороны, на всякую хитрую затычку есть, конечно, штопор с винтом — и по эту сторону границы есть умные люди, и по ту… Вот они пусть и соревнуются.
Если Верников не помнил фамилию лейтенанта, то имя помнил хорошо — Александр.
Для Александра этого Верников был героем Гражданский войны, мужественным человеком, защищавшим Дальний Восток от всякой нечисти, и для других он был таким героем, а на деле? Верников не выдержал, усмехнулся. На деле никто никогда на догадается, кем он был раньше, и кто он есть на самом деле ныне.
Да и время наступило такое, что только диву приходится даваться. Оно довольно точно определяется одним расхожим выражением из серии «Рога и копыта», которое Верников переписал себе в дневник: «За растрату средств, выделенных на строительство городского стадиона на 27 тысяч человек прораба понизить в должности, бригадира уволить, построенное сооружение отдать под газетный киоск».
Все ныне делают по этому принципу — возводят гигантское олимпийское сооружение с размахом на половину мира, а получается обычный пивной ларек… И никто за это не отвечает.
И уже ничего нет в России — ни авиационных заводов, ни собственных ракет, ни науки с культурой, авианосцы и атомные подводные лодки проданы на утиль в Китай и Южную Корею, остались только пивные ларьки и газетные киоски… Этакое мелкое средство воздействия на умы людские. По-крупному воздействовать уже некому и нечем.
Письменники передрались мертво — до сих пор, без малого два десятка лет в воздухе летают выдранные волосы, перья, располосованные тряпки, клочья одежды, да выбитая из ноздрей простудная жидкость красного цвета… Телевидение опустилось до уровня рядового курятника, а штатные идеологи, ратовавшие когда-то за советскую власть, развернулись на сто восемьдесят градусов и ратуют теперь за власть совсем иную…
Верников неожиданно улыбнулся — а что! — такая обстановка ему нравится. В ней он себя чувствует очень даже вольготно… Лучше, чем карась в воде. Если бы такая обстановка сложилась в России в пору верниковской молодости, он жил бы сейчас совсем в иных условиях и ему оказывали бы совсем иные почести.
Он вздохнул, попытался уснуть, но сна по-прежнему не было.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 00 час. 35 мин.
Побарахтавшись несколько минут в яме, Удачливый Ли наконец снова нашел твердую точку — уперся ногою в невидимый корень, попытался устоять на нем, но шевельнулся неловко и соскользнул с него, вновь пополз вниз — медленно-медленно, по сантиметру, по полсантиметра, застонал от отчаяния, в следующий миг задержал в себе дыхание — сделал это вовремя, — и остановился.
Замер на несколько мгновений — понял, что если он шевельнется, дрогнет хоть бы одним мускулом — снова поползет вниз, в свою могилу.
Где-то далеко наверху, в пугающей высоте грохотал ветер, выла поземка, кружилась в стремительном вихре, вместе с нею кружилось и взбудораженное пространство. Удачливому Ли чудились задавленные человеческие вскрики, временами он слышал даже выстрелы, но все это были фокусы скоротечно поднявшейся пурги.
А вот в двадцатые годы здесь действительно каждую ночь трещали выстрелы и, как читал Ли, полыхала настоящая война. Сейчас от нее даже воспоминаний не осталось, — если только в старых книгах, в сегодняшних русских книгах речь идет уже совсем не о том… Удачливый Ли вздохнул, прислушался к далекому, словно бы смазанному расстоянием грохоту пурги.
Ноги, неподвижные, сжатые отвердевшим снегом, стали снова мерзнуть, штаны прилипли к бедрам, к икрам, к низу живота, — холод начал пробирать Удачливого Ли до костей.
Ли попробовал подтянуть к себе одну ногу — ту, которая повисла в снеговой воронке, словно бы в пустом пространстве, но не смог сдвинуть ее с места — нога примерзла… Удачливый Ли застонал.
Попробовал поднять вторую ногу, пошевелить ею, но и вторая нога вмерзла в снег, стала неподвижной. По лбу Удачливого Ли пополз холодный пот.
Он втянул голову в плечи, подышал перед собой, стараясь расплавить снег, подступивший к лицу, окутался паром. В ушах стоял противный звон, словно бы в череп ему всадили тонкий зубной бур и теперь испытывали голову на прочность.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 00 час. 39 мин.
След нарушителя лейтенант Коряков все-таки обнаружил. Едва различимый, засыпанный стеклистой мерзлой крупкой. Лейтенант обрадованно осветил его фонарем, через несколько метров нашел еще одну отметину, отчетливо выделившуюся на оглаженной поверхности контрольной полосы, — это была глубокая выковырина с высокими бортами: нарушитель на бегу перепрыгнул через широкий снеговой хвост и понесся дальше, а отметина осталась. До берега Суйфуна было рукой подать.
— За мной! — просипел Коряков, обращаясь к напарнику. — Пускай по следу собаку.
Найда прошла метров двадцать и жалобно заскулила — след нырял под полосу снега и там терялся.
— Вот блин! — выругался Коряков, присел. — Блин Клинтон и две тысячи других блинов!
— Не упустить бы нам этого гада! — обеспокоенно прохрипел Лебеденко.
— Не упустим. Ему так же плохо, как и нам.
— С той только разницей, что он знает, где мы находимся, а вот где находится он, мы даже представления не имеем.
— Вумный ты, Лебеденко, как вутка. И не таких нарушителей брали под белые руки. Раньше сюда криминальная публика ходила целыми бандами, ты это знаешь…
— Слышал, товарищ лейтенант.
— Про есаула Свечина слышал?
— Слышал.
— А про полковников Емлина и Овечкина?
— И про этих слышал.
Есаул Свечин действовал когда-то в Кавказском районе: ночью налетал на села, комбедовцам на спинах рисовал ножом звезды, из живота вырезал ремни — в общем, веселился, как мог, пока в один из темных апрельских вечеров не столкнулся с пограничниками. Свечин первым получил пулю в лоб и свалился под копыта своего коня. В несколько минут еще несколько человек из свечинского окружения также легли на землю, лишь один из них подергал немного ногами и затих — разили непрошеных гостей наповал.
Оставшиеся в живых свечинцы вломились в чащу и, сшибая с деревьев ветки, распугивая пристроившихся там на ночь птиц, бежали. Настигли их уже на границе, около села Константиново, — там положили оставшихся, ни один не ушел.
На этом дело не кончилось. Рассчитаться за Свечина из Китая прискакал подпоручик Новицкий, родственник есаула. Прошелся по селам, убил несколько человек — в основном, сотрудников сельсоветов, да красноармейцев-отпускников, а потом в пади Джунихи устроил засаду.
Знал подпоручик, что в пади регулярно появляются пограничники, решил подловить наряд. В засаде просидел три дня и дождался-таки: в Джунихе появился наряд на лошадях. Все решили быстрота, напор, смекалка — в общем, лучшие суворовские качества: кто лучше усвоил заветы великого Александра Васильевича, тот и на коне…
Подпоручик Новицкий даже пистолет не успел снять с предохранителя, как на него опустился клинок пограничника Костина, рассадил офицера почти до кобчика: одна часть туловища повалилась в одну сторону, вторая в другую.
Когда нет главного в строю — строй обязательно рассыпается, так и в этот раз. Одни побежали в деревню Софье-Алексеевку, расположенную в девяти километрах от пади, другие — к границе. В результате уйти не удалось никому — все спутники Новицкого были перебиты. Кроме, как помнил лейтенант, некого Щербакова, помощника Новицкого. Щербаков поспешно вздернул руки кверху, тем и спасся.
Емлин и Овечкин тоже немало пролили чужой крови в здешних местах — речки были красными, в заводях плавали трупы.
Овечкина застрелил в бою Марк Решетников — бывший командир партизанского отряда, Емлину повезло — сумел уйти в Китай, там и растворился.
А однажды пограничный наряд обнаружил на Сунгане, в устье реки, где водились огромные серебряные караси, группу белокитайцев — они забрались на маковые плантации корейцев и поспешно обдирали стебли — урожай этот надо было собрать как можно скорее.
Наряд, в котором было всего три человека, с ходу врезался в заросли мака. Командир наряда бросил в китайцев гранату, уложил сразу шесть человек. Всего нарушителей-китайцев было, как потом выяснилось, более трехсот — прилично, как говорят в таких случаях.
Нарушители бросились к Сунгану, в воду. Одиннадцать человек пошли на дно — не справились с течением. Пограничники забрали лошадей, которых китайцы отняли у местных жителей, продукты, также отнятые в русских селах, на волокуши уложили брошенные винтовки и боеприпасы и с песней вернулись домой.
Вот такие раньше были воины. Не то, что сейчас, когда полковники прячутся за спины рядовых. Те, кто побывал в Чечне, в тамошних переделках, говорят: офицеры до майора включительно — нормальные мужики, живут интересами солдат, защищают их, хлебом делятся, соль предлагают, но стоит им подняться чуть выше, до двух подполковничьих звезд — все, отдаляются от солдат настолько, что даже в бинокль не разглядеть. Хоть людей этих в фуражках с высокими немецкими тульями (похоже, министр, который утвердил эти двухэтажные тульи, был карликом, поэтому в армии и ввел высокие каблуки на сапогах — как у дам-с, фуражки в два яруса, оловянный начальственный взгляд, чтобы сразу было видно, что идет полковник — и воровство, как официально утвержденное деяние) в телескоп рассматривай.
Не хотелось Корякову быть когда-нибудь таким полковником.
Многое помнят здешние места, если собрать все — получится большая книга.
Коряков полазил по снегу, по полосе и, помяв что-то в пальцах, даже понюхав, словно бы свежий неприятный снег этот мог пахнуть чем-то еще кроме снега, подозвал к себе Лебеденко.
— Нарушитель ушел туда, — он ткнул пятерней в крутящуюся злую темноту, исчерканную неряшливыми серыми перьями, шарахающимися то в одну сторону, то в другую, способными сбить с толку кого угодно. Лебеденко вгляделся в недоброе, хаотично шевелящееся пространство и сказал:
— Да, он там, товарищ лейтенант! Точно там!

1 января. Дорога на заставу № 12. 00 час. 40 мин.
Отец Лены, в прошлом врач, долго проработал в городской больнице, а потом, скрученный ревматизмом и прочими костными хворями, был вынужден уйти со своего места: ведь работа хирурга — это занятие стоячее, а он более двадцати минут стоять у операционного стола уже не мог. Обидно было, но Ленин отец научился стоически переносить удары жизни и не роптать, смиряться с тем, что та преподносит, — занялся домом, небольшим дачным участком, в котором, выращивал помидоры «бычье сердце» редкостного размера и веса — в два килограмма, вывел также сорт золотисто-желтых, словно бы внутри наполненных светом мелких помидоров, похожих на сливы, — произошло это случайно; на скудные свои сбережения купил справную японскую машиненку с правым рулем, но когда начались гонения на «правый руль», он, чтобы не трепать себе остатки нервов, продал ее, купил обычный отечественный «жигуль».
Хотя можно было оставить и «японку» — весь Дальний Восток продолжал ездить на «правом руле»; как-то, от нечего делать, Лена посчитала — в Уссурийске из десяти машин только две имеют нормальный левый руль, в основном эти автомобили наши, все остальные — «праваки», подержанные «японцы», привезенные сюда с островов…
Если бы Лену спросили в упор, нравится ли ей Саня Коряков или нет, и попросил бы дать такой же прямой, в лоб, ответ, она с ответом точно затруднилась бы.
И да, и нет.
Неожиданно впереди в свете фар возникло яркое рыжее пятно, — это была лиса, — Лена, загораясь в азарте, надавила на педаль газа, лиса поспешно метнулась в сторону и исчезла за ближайшим сугробом, а Лена, въехав в хвост снега, наметенный на дорогу, чуть не перевернулась: жигуленок на полном ходу, пофыркивая хорошо отлаженным мотором, всадился в твердый хвост, выбил из-под себя целую копну серого жгучего снега, остановился и опасно приподнял над дорогой зад.
Лена повисла на ремне — хорошо, что была привязана, — невольно вскрикнула, замерла на несколько мгновений — ремень перехлестнул ей дыхание, больно сдавил грудь, в горле застрял сбившийся в комок воздух, а перед глазами запрыгали мелкие красные брызги.
Две или три секунды машина кренилась на нос, грозя встать на попа, потом в ней что-то сдвинулось, словно бы переместился центр тяжести, и жигуленок пополз назад, хлобыстнулся на оба задних колоса.
Мотор машины заглох.
С полминуты Лена сидела за рулем неподвижно, стараясь понять, что же с нею произошло, где она допустила ошибку, — про лису Лена уже не помнила, потом помяла пальцами виски и, распахнув сумку, достала спиртовую салфетку, отерла лицо, глубоко вздохнула, словно бы собиралась нырнуть в холодную воду, и двинулась дальше.

1 января. Станция Гродеково. 1 час 00 мин. ночи
Верникову по-прежнему не спалось, тяжелый гул, наполнивший голову, сполз куда-то в затылок, вдавил череп в подушку; он тщательно жмурил глаза, сдавливал их, считал про себя слонов — «один слон, два слона, три слона» — до ста и обратно, но ничего не помогало, и он, вздыхая, пусто вглядывался в темноту и, хорошо зная, что старость — не радость, вспоминал прошлое.
В молодые годы он жил здесь, в этих краях, имел несколько охотничьих избушек, потом уехал на запад, с тачкой работал на Магнитке, строил социализм, затем охранял лес в Белоруссии, разводил зубров в Беловежской пуще — той самой, сыгравшей зловещую роль в развале великой страны, впрочем, Верникова это трогало мало, с той страной у него были свои серьезные счеты, — зимовал на Памире среди метеорологов, и уже в старости, седой, никем не узнанный, вернулся назад, в места своей юности.
Впрочем, кое-кто узнал его — бывший урядник-семеновец из туземной сотни Бембеев, монгол-барга, встретил как-то Верникова на оптовом базаре в Уссурийске, потянул за рукав:
— А ты, брат, не стареешь совсем, — сказал он, — ничуть не изменился.
— Это только в твоих глазах не изменился, Африкан, — Верников усмехнулся кисло, — спасибо тебе. А вообще-то меня никто, ни один человек еще не узнал, все смотрят, как на незнакомого, — Верников откашлялся. — Чем занимаешься? Социализм строишь?
— С пчелами на пасеке сижу.
— Надо бы медку у тебя натурального, — не искусственного, китайского, — купить.
— Приходи, я тебе без всяких денег трехлитровую банку наполню.
Верников записал на бумажке, где находится пасека Африкана, но потом бумажку эту потерял — засунул куда-то, или она сама растворилась в домашнем хламе, так что сладким медом Африкана Бембеева он не попользовался… А может, оно и к лучшему, что бумажка затерялась. Кто знает?
Больше Верникова никто не узнал — ни в Уссурийске, ни во Владивостоке, ни в Полтавке, ни в Китае, куда он на старости лет совершил пару челночных поездок.
Сейчас люди пошли не те — те, что были раньше, перевелись. Раньше даже для того, чтобы стрелять метче, под мушки винтовок подставляли свечку, чтобы мушка закоптилась… Тогда цель становилась видна лучше.
Ныне этого никто не делает. Патронов много, автоматы покорно рассеивают пули по пространству, словно семечки, прицеливаться особо не надо — веди стволом перед собой, и все.
А в пору верниковской молодости народ был штучный, ручного производства, ныне же людей просто снимают с конвейера, они бывают похожи друг на дружку, как шайбы, нарезанные с одной заготовки.
Верников подтащил к себе вторую подушку, лежащую рядом, натянул на голову: может быть, так удастся уснуть, с подушкой на голове? Есть люди, которым эта фига на макушке помогает… Вообще Верников всегда завидовал тем, кто умеет засыпать мгновенно, легко, — ему так заснуть не удавалось ни разу в жизни, все время он засыпал тяжело, с болью в висках, с щемлением в сердце.
Он зажато вздохнул — вот жизнь нескладная!
Вновь сосредоточенно, медленно, с трудом двигая губами, начал считать:
— Один слон… два слона, три слона… — Нет, сон не шел.
В самый канун Нового года, тридцатого числа, Верников выступал в двух сельских школах — вначале в одном селе, потом в другом, рассказывал про свою мятежную юность, когда спать приходилось с винтовкой в обнимку, да еще под подушкой держать наган на боевом взводе, ибо в критические моменты, когда приходилось оказываться лицом к лицу с врагом, все решали не секунды, не мгновения, а краткие миги, опережающие скорость звука — кто быстрее выстрелит, тот и окажется победителем.
У Верникова была ослепительная реакция — он стрелял быстрее других. Потому и остался жив.
— Потому я и остался жив, — пробормотал он слипающимися губами — сон, кажется, наконец-то начал брать его, — потому и остался жив…
Уже уснув, — во сне, тусклом и тревожном, — он вновь начал думать о себе и своем прошлом. В конце концов он может уже не таиться, прошлое осталось позади, бояться ему теперь нечего, те люди, которых надо было бояться, находятся на том света. С того света они ни показаний дать не могут, ни отпечаточки пальцев прислать…
Недавно он услышал анекдот — в одной школе выступал участник Гражданской войны, которого представили как соратника легендарного Чапая.
— Расскажите о своих встречах с Василием Ивановичем Чапаевым, — попросили его любознательные школяры.
Ветеран вдохновенно огладил усы.
— Дело, значит, было так, — сказал он. — Лежу я за пулеметом, лента заправлена в патроноприемник, жду… Смотрю, через реку, через Урал кто-то плывет, ну, я приложился к пулемету, прицелился получше и дал очередь. Вот и все. Больше я с Василием Ивановичем Чапаевым не встречался.
Верников рассмеялся во сне. — ему все-таки удалось уснуть окончательно, — смех был хриплым, булькающим, словно бы он, как и Чапай, захлебывался в водах Урала…

1 января. Контрольно-следовая полоса. 1 час 10 мин. ночи
Удачливый Ли выбивался из сил — не мог выбраться из плена, ворочался в воронке, пробуя выдернуть то ногу, то руку, если ему удавалось освободить одно, то обязательно увязало другое, снег засасывал его. Корейцу казалось, что он попал в чей-то настырный жадный желудок и желудок этот сейчас перемалывал, переваривал его, еще немного, — и он превратит человека в жидкий помет, в блины, которые корова оставляет после себя на зеленом сочном лугу… Он застонал.
Переведя дыхание, на несколько минут застыл — надо было отдышаться, собрать себя «в кучку», как говорят русские — это выражение Удачливый Ли услышал в Хабаровске, оно ему понравилось, — понять, что делать дальше.
Похоже, он попал в ситуацию безвыходную.
Он подтянул ко рту одну руку, затянутую в плотную, от пота сделавшуюся заскорузлой перчатку, подышал на нее. И хотя теплый слабый пар не проник сквозь кожу, Удачливому Ли показалось, что пальцам сделалось теплее.
Как хотелось бы ему сейчас очутиться в Сеуле, в тамошнем тепле, посидеть в дорогом «Харигаке», в котором кормили Путина, и выпить водки «Сан Су Ю», изготавливаемой из риса и фруктов… Удачливый Ли застонал вновь. На глазах у него проступили слезы, он сморгнул их, но оказалось, что сбил он с ресниц только чуть влаги, самую малость, большая часть слез осталась, прилипла к ресницам, жгла теперь глаза. Ли всхлипнул опять — жалко ему было себя.
Неожиданно где-то далеко прозвучала и оборвалась человеческая речь, очень тихая, но отчетливая. Удачливый Ли напрягся, чтобы услышать ее снова, понять, о чем говорят люди, но голос тот больше не раздался, увял, вместо него наверху пьяно, куражливо загоготал ветер, сгреб с земли грузное беремя снега, разбойно запузырил его вверх, в небо и поспешно унесся в сторону, там тормознул, замер — интересно было, как тяжелое беремя это грохнется на землю.
Беремя грохнулось так, что Удачливый Ли, рассчитывавший хоть немного вскарабкаться вверх, придвинуться к горловине воронки, ухнул вниз, в прокаленное холодное нутро и замер там неподвижно, боясь пошевелиться.
Что угодно он ожидал, но только не этого, не капкана…
Спасти Удачливого Ли теперь могли только русские пограничники, больше никто, — Ли слышал, что если они засекают нарушение нейтральной полосы или что-нибудь в этом духе, то пока не докопаются до причины, до того, почему сработала тревога, не отступаются, вот на это упрямство русских пограничников теперь Удачливому Ли только и оставалось надеяться…

1 января. Контрольно-следовая полоса. 1 час 15 мин. ночи
Коряков продолжал искать нарушителя, он был твердо уверен — этот деятель находится где-то рядом, совсем рядом… чуточку везения, чуточку беготни, чуточку работы серого вещества, чуточку усталости, чуточку сожаления, что новогодняя ночь испорчена, — и он дотянется до паршивца… Но пока похвастать было нечем, и смутное ощущение вины усиливалось в Корякове.
Плюс ко всему, он был виноват перед Леной. Коряков был уверен, что она приедет на заставу… Приедет и не обнаружит его. Хотя Коряков предупредил всех, кого только можно, что к нему приедет девушка: и дежурного по заставе, и наряд, который пропускает посетителей в погранзону, и солдатиков, приставленных к «щеколде» — тех, что стоят непосредственно на воротах заставы, поднимают и опускают полосатый шлагбаум.
Она приедет обязательно… Обязательно!
В конце концов город Уссурийск находится не так уж далеко от заставы.
Лейтенант ощутил, что у него жаром полыхнуло лицо, на бегу нагнулся, подхватил в перчатку немного снега, растер им щеки. Холодные остатки швырнул себе под ноги, отрезвленно помотал головой. Жар отступил.
Рядом почти беззвучно бежал Лебеденко. Коряков, глядя на его большое, внешне неповоротливое, неуклюжее тело, удивлялся, как же этот парень умеет преображаться в пиковые минуты, и собака его тоже сделалась беззвучной и почти невидимой, неслась по воздуху, будто плыла.
Конечно, Лена обязательно появится на заставе…
Коряков остановился, огляделся.
Вокруг по-прежнему выло, грохотало пространство, словно бы неподалеку, совсем рядом перемещалась, меняя дислокацию, танковая дивизия, на зубах скрипел лед, ноздри обжигал ветер. На земле — ни одного следа.
И все-таки нарушитель был, и его предстояло найти. Он находился также рядом. Коряков вгляделся в темноту — не мелькнет ли там что? Нет, ничего не видно. И никого, ни друзей, ни врагов.
Солдат, которые ехали с Коряковым в одной машине, также не было видно. И слышно не было — все забивал грохот нарастающей пурги.
Вообще-то группы, когда случается сработка, забрасывают на контрольно-следовую полосу с таким расчетом, чтобы днем пограничники видели друг друга, а ночью — друг друга слышали, чтобы существовала хоть какая-то связь кроме радио — это раз, и два — чтобы можно было прийти на помощь. Сейчас же, если даже человек будет стоять совсем рядом, в двух метрах, его невозможно ни увидеть, ни услышать…
В спину Корякову шибанул ветер, надавил с такой силой, что лейтенант едва устоял на ногах.
Над Коряковым грузно навис Лебеденко, запаренно дохнул в ухо:
— Куда дальше, товарищ лейтенант?
Коряков ткнул пальцем в темноту, в рябое мечущееся пространство, где находилась река:
— Туда!

1 января. Контрольно-следовая полоса. 1 час 20 мин. ночи
Удачливый Ли замерзал. Снег вокруг его тела уплотнился, словно бы корейца зарыли в могилу, сверху нахлобучили тугой холмик, потопали по макушке холмика сапогами, похлопали лопатами, запрессовали, — и ногу уже поднять нельзя, и рукой двинуть нельзя, — жадный, колдовской, очень ненасытный желудок некого ледяного чудовища продолжал всасывать тело попавшегося в ловушку человека в себя.
Ли слышал, как где-то рядом, совсем недалеко, что-то чавкало, сопело, раздраженно фыркало: это работал ненасытный желудок.
Дрожь проползла по его телу, обметала шею, ключицы, руки, внезапно возникшая боль сдавила виски. Ли сделал резкое движение, ударился лбом в снег, будто в стенку — хотел пробить ледяной кокон, образовавшийся вокруг его головы, но стенка эта действительно оказалась стенкой, прочной, кирпично-твердой. Ли почувствовал, как по лбу у него побежала теплая кровь, — крохотная, похожая на шелковистую нитку струйка… Удачливый Ли застонал вновь.
В следующий миг у него под ногами раздалось громкое ворчание, словно бы в колодце этом сидел зверь, что-то зашевелилось, и кореец вновь пополз вниз.
Он хотел закричать, но глотка у него словно бы запечаталась сама по себе, засел в ней комок — ни продохнуть, ни вытолкнуть его. Ли засипел испуганно, поперхнулся чем-то твердым и умолк.

1 января. Станция Гродеково. 1 час 25 мин. ночи
Пару-тройку раз в месяц Верникова обязательно приглашали на какое-нибудь торжественное собрание, в президиум, — посидеть там с важным видом, на народ поглядеть, себя народу показать — нужное это дело, и Верников ходил на подобные собрания очень охотно.
Во-первых, после них всегда бывает угощение, иногда очень даже знатное — с редкой на Дальнем Востоке рыбкой осетриной, с икрой и жареными «ножками Буша», щедро посеянными американцами по всей России от Кунашира до Калининграда, растут ножки, будто мусор на ветках придорожных кустов, и размер у ног такой, словно все курицы в Штатах имеют бараньи ляжки. Единственное что, куры только не блеют, как бараны.
Приходил домой Верников с этих собраний всегда сытый, — «от пуза», как он говорил, — и очень довольный.
Во-вторых, ему обязательно давали какую-нибудь красочную грамоту, где четким каллиграфическим почерком были выведены разные красивые слова, типа «мужественному защитнику рубежей нашей Родины» и так далее.
Раньше Верников развешивал эти грамоты по стенкам своей квартиры, сейчас их набралось столь много, что он уже не знал, куда их девать — все стенки сплошь в грамотах, будто приемная какого-нибудь спортивного туза.
Пройдет Новый год, и Верникову снова придется вскарабкаться на сцену и занять привычное место в президиуме. Иногда ему определяли место рядом с председателем, и Верников, сделав свое лицо строгим и одновременно приветливым (этому сложному и нужному выражению он долго не мог научиться, но в конце концов одолел науку, овладел своим лицом и теперь мог делать даже так, что одна половина лица имела у него одно выражение, вторая — совсем иное, порою совершенно противоположное), красовался пару часов перед залом.
А потом — заслуженная награда: обильный ужин с лучшими напитками Уссурийского ликеро-водочного завода и икрой, которую можно есть ложками, красочная грамота и мягкий быстрый автомобиль, готовый в любую минуту доставить почетного гостя прямо к дому, к открытой двери подъезда.
Жизнь такая Верникову нравилась.
Жены у него не было — скончалась двенадцать лет назад, и, наверное, хорошо, что скончалась, очень уж сварливый характер оказался у бабы. Еще у четы Верниковых имелась дочка, но она давным-давно уехала на запад, в «Расею» и весточки отцу присылала редко, раз в два года — у нее была своя семья и своя жизнь, дочь никак не хотела обременять свое существование отцом, приканчивающим долгий век на Дальнем Востоке. Верников в обиде на дочь не был: кесарю, как говорится, кесарево, а слесарю слесарево.
В последнее время, несмотря на трудности со сном, к нему все чаще и чаще приходили люди из прошлого. Верникову перехватывало дыхание, в ушах появлялся тревожный звон, и казалось, что вот-вот остановится сердце… Верников стремился как можно быстрее проснуться. Иногда это ему удавалось, иногда нет.
Одно было странно: некоторые сны обладали способностью повторяться, и эти повторы тревожили Верникова даже больше, чем затихающее, останавливающееся в груди сердце.
Ему снилось, что он лицом к лицу столкнулся в осеннем, красочной от несмети багряного цвета пади с человеком в кожаной фуражке и кожаной тужурке, из-под которой выглядывал воротник простенькой сатиновой косоворотки, украшенной черными костяными пуговицами. Рука кожаного человека лежала на кобуре маузера. Рука Верникова тоже лежала на кобуре. Все решали мгновения — кто быстрее сумеет выдернуть из кобуры оружие, тот и выиграет.
В первом сне Верников опередил своего противника на несколько мгновений, выстрелил раньше — наган, которым был вооружен Верников, оказалось выдернуть из кобуры проще, чем маузер из деревянной коробки…
Во втором сне Верников также опередил человека в кожаной комиссарской фуражке, — опередил буквально на полдвижения, вскинул наган и нажал на спусковой крючок. От гулкого, вдребезги разнесшего ночную тишину выстрела он проснулся и уже до самого утра коротал время с открытыми глазами. Чувствовал себя плохо. Облегчение пришло лишь, когда в запыленное, давно не мытое окно начал проникать тусклый утренний свет.
В третий раз он также опередил кожаного человека… Одну штуку Верников понимал ясно: наступит момент, когда соперник опередит его и выстрелит первым. Этого момента Верников боялся.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 1 час 30 мин. ночи
Пурга продолжала усиливаться. Вот с небесной верхотуры, разогнавшись издали, будто с огромной горы, с воем и грохотом принесся крутой снежный вал, хлобыстнулся о землю с такой силой, что под ногами у Корякова все задрожало. Лебеденко словно бы обо что-то споткнулся на бегу, остановился, а Найда, присев на задние лапы, испуганно взвыла.
— Вперед! — скомандовал Коряков. — Время терять нельзя! — Он всадился грудью в сугроб, в следующее мгновение застрял в нем, забарахтался отчаянно — показалось, что он увидел высунувшуюся из снега руку с согнутыми обмороженными пальцами, — при виде мертвой руки у него на мгновение остановилось сердце, — но это оказалась сбитая с ивы ветка и сердце заработало вновь.
— Что там? — прокричал сквозь гогот ветра Лебеденко.
Найда жалась к его ноге.
— Ничего. Показалось, что обнаружил зацепку… Ложная тревога, — Коряков подышал на пальцы, обтянутые перчаткой.
Детская привычка — дышать на варежку или перчатку, наивно веря, что рука после этого обязательно согреется.
— Что будем делать, товарищ лейтенант?
— Искать нарушителя! Искать и еще раз искать. Не дать ему уйти на ту сторону реки… Вообще до Суйфуна не допустить. Понятно, друг Петро?
— Так точно! — без всякой бодрости в голосе отозвался Лебеденко.
Через контрольно-следовую полосу стремительно несся поток снега — будто пенная вода перемахивала через камни, пузырилась, плевалась мыльными сгустками, шипела недобро, сшибала на пути разные земные неровности, заструги, запрессовывала выковырины… Не остановить этот поток, не преградить — любую заплотку свернет и утащит в опасные, глубокие завалы снега.
Глянул Коряков на контрольно-следовую полосу и отвернулся — ноздри мигом забило снегом, торчат в сопелках две тугие пробки, ни выковырнуть их, ни выколотить… А дышать нечем. Так и в жизни нашей все движется, несется куда-то, исчезает за горизонтом. И смотришь — одного товарища нет, следом другого, только что люди находились рядом, а их уже нет — слизнул ветер, скомкал, измял, загнал в яму и сверху запечатал грязью. Беречь друг друга надо. Простая истина, а очень уж у немногих доходит до нее мозги. Коряков вновь подышал на перчатки, соображая, куда двигаться дальше.
Пурга продолжала усиливаться, казалось, что конца-края этому страшному грохоту, светопреставлению этому, не будет.
Из-под ног уносилась в сторону твердая снежная крошка, готовая унести и человека, если тот оплошает хотя бы на малую малость, — подцепит за конечности и уволочет, будто таракана-прусака. Земля под ногами не была видна совсем, — только маленькие кусочек пространства у самых носков обуви — широкую плоскую дорогу, какой была на деле контрольно-следовая полоса, можно было только представить себе мысленно. Совсем рядом лютый ветер трепал инженерную полосу — пока они тут находятся, наверняка прошла еще пара сработок…
Оля Керосинова конечно же нервничала, включала ревун, но включай его не включай — все бесполезно, на заставе никого нет, кроме дежурных: все люди сосредоточены здесь, на контрольно-следовой полосе.
— За мной! — скомандовал Коряков напарнику и первым нырнул в крутящуюся воющую темноту.
Лебеденко нырнул было за ним, но его остановила Найда — уперлась всеми четырьмя лапами, заскулила жалобно — не хотела идти. Лебеденко присел на корточки, прижал к себе голову собаки, проговорил укоризненно, но даже сам не услышал собственного голоса:
— Найда!
В ответ собака заскулила просяще, устало. Лебеденко вновь произнес тихо:
— Найда! — И Найда, вздохнув, словно человек, поднялась, потянулась за хозяином следом.
Поиск нарушителя продолжался.

1 января. Дорога на заставу № 12. 1 час 35 мин. ночи
Недалеко от заставы Лена затормозила — путь перегородил высокий снежный вал, он катился с грохотом, с воем, плевался яркими крупными брызгами, недобро вспыхивавшими в свете фар, внутри вала катилось что-то черное шевелящееся, чертенячье, и Лена невольно вздрогнула — человек ведь! Она хотела выпрыгнуть из машины, броситься на помощь бедолаге, но остановила себя — поняла, что, во-первых, это не человек, а во-вторых, вал собьет ее с ног и уволочет в ночь.
Когда страшный вал пронесся, Лена увидала крест, вставший на его месте.
Простой, строгий, православный охранный крест, срубленный из дерева, довольно высокий — в два человеческих роста, о который разбивалась и полоумная пурга эта, и ночь с ее бешенством и опасностями, и нечистая сила, зорко присматривающая за людьми, так и норовящая сесть верхом на какую-нибудь заблудшую душу и швырнуть ее в котел с кипящей смолой. Крест этот охранял заставу.
Увидела Лена его и чуть не заплакала — Господь охранял ее. Тяжесть, скопившаяся в груди, отступила, отползла куда-то в невидимый дальний угол, а потом и вовсе рассосалась, не стало ее. Лена обрадованно отерла глаза и, поняв, что находится на развилке двух дорог, выбрала левую, как и указывал ей по телефону Саша Коряков, — эта дорога вела на заставу.
Отъехав метров двадцать, Лена застряла — правым боком машина увязла в снежной плети, неудачно пытавшейся переползти через дорогу, но не рассчитавшей свои силы и примерзшей к земле.
Лена надавила на газ, задние колеса взвизгнули, вышибая из-под протекторов длинное колючее сеево, струи снега железом прожигали темноту. Лена включила заднюю скорость, подала машину в центр дороги, потом, закусив губы, включила переднюю скорость, через несколько минут она выбралась из капкана, а еще минуты через три перед радиатором «жигулей» возник длинный полосатый шлагбаум.
В свете фар нарисовался солдат в плотной пятнистой куртке, по самый воротник засыпанный снегом, с автоматом на груди. Сквозь опушенные белой махрой ресницы глянули темные блестящие глаза.
— Вы куда, гражданочка? Не заблудились ли?
Лена хотела сказать упакованному солдатику, что никакая она не гражданочка, но неожиданно стушевалась — ведь рядом-то находится граница, а тут порядки, говорят, особые, — и проговорила сухо, будничным тоном, словно приехала в сберкассу платить деньги за коммунальные услуги:
— Я к лейтенанту Корякову.
В темных глазах упакованного солдатика мелькнуло любопытство.
— К товарищу лейтенанту, — внушительно поправил он.
Лена не сдержалась, улыбнулась.
— Может быть, и так. А почему к «товарищу»? А если — к «господину лейтенанту»?
— Не положено, — баском, совсем как Коряков, проговорил часовой.
— Значит, есть только товарищи?
— Только они.
— Хорошее слово — товарищ.
— Товарища лейтенанта на месте нет. Он находится на задании.
Лицо у Лены удивленно вытянулось.
— Как на задании? А Новый год? Все празднуют…
— У нас Новых годов не бывает — все время служба. Кто-то, может быть, и празднует, но сейчас застава поднята в ружье.
— Это что — тревога, выходит?
— Тревога, — вид юного часового сделался важным, будто он был по меньшей мере прославленным пограничником Карацупой.
— Что же мне делать? — расстроенно спросила Лена. — Возвращаться?
— Товарищ лейтенант Коряков предупредил, что вы будете, просил вас пропустить. Вы проезжайте, вас встретят.
— Кто встретит? — непонимающе спросила Лена.
— Тетя Дина, наша повариха. И кто-нибудь из двух Оль — Оля Керосинова, связистка, либо ее тезка, тоже Оля и тоже связистка. Накормят, напоят. У нас сегодня на ужин очень вкусный яблочный пирог… Погранцовской еды попробуете, — часовой говорил убедительно, хотя и частил, сбивался в словах, окутывался паром и говорил, говорил, говорил… Потом умолк и произнес жалобно: — Товарищ лейтенант Коряков с меня шкуру спустит, если я отпущу вас. Не уезжайте, пожалуйста, дождитесь товарища лейтенанта.
— Ладно, — решительно произнесла Лена и включила первую скорость.
Часовой поднял полосатый шлагбаум. Вид у него был торжественным.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 1 час 45 мин. ночи
Удачливый Ли теперь уже боялся даже пошевелиться в своей западне — любое движение могло вызвать обвал. Под ногами что-то тихо, опасно шуршало, будто снег шел не наверху, на воле, а внизу, в подземном пространстве, холод стискивал икры, голени, примерзал к одежде, вымораживал тело до костей…
Плохо было Удачливому Ли.
Где-то высоко над головой, в далеких, вспененных пургой небесах выл ветер, носился по пространству, сбивал в кривые длинные столбы обледенелую снежную сыпь, обдирал до крови кожу на лицах, выдавливал глаза, хохотал громко, неприлично, куражился, справляя свой собственный Новый год. Ли слушал его далекий хохот и едва сдерживал себя, чтобы не расплакаться.
Из побега ничего не получилось, природа оказалась хитрее его, и если Ли сейчас не найдут русские пограничники, то не найдет его уже никто, до самой весны. Весной вытает прилипшим к земле размятый, изъеденный мышами и прочими здешними зверушками, не чурающимися человеческого мяса, труп — страшный, безглазый, на Удачливого Ли не похожий даже отдаленно.
И определят люди, что это был Удачливый Ли лишь по намокшему, покоробленному, со слипшимися страницами южнокорейскому паспорту, который найдут во внутреннем кармане куртки. Ли услышал тихий коростелиный скрип, родившийся у него в горле, рот у Ли задергался жалобно, сам по себе, произвольно, из глаз выбрызнули слезы.
Под ногами завозилось что-то пусто и страшно, словно бы, прикрываясь пургой, к человеку подгребся опасный зубастый зверь, и Ли до обморока, до крика сделалось жаль себя.
Отплакавшись, он позвал тихо, осторожно, чтобы завалы снега не обрушились окончательно и не похоронили его:
— Э-э-эй!
И словно бы отзываясь на этот отчаянный, до основания, до блеклой оболочки вымерзший, ставший пустым и совсем неслышимым шепот, перед ним вдруг, непонятно как поместившись в этой чудовищной стиснутости, возникла старая, с лицом, полностью ушедшим в тень глубоко натянутого на голову капюшона, женщина.
Удачливый Ли поначалу обрадовался — живое существо объявилось, вдвоем легче будет куковать в плену, но в следующее мгновение похолодел, у него исчез не только голос, исчез даже шепот. Это была та самая старуха, которая является каждому человеку перед смертью — невесомая, высохшая до костей, в холодном одеянии, с пустыми глазницами, в которых подрагивали, извивались, словно нити-волоски электролампочки, светящиеся слабо червяки.
— Не-ет, — прошептал Удачливый Ли неверяще, но шепота собственного не услышал, он растворился в нем самом, растворился в этой страшной яме, в сыпучем шипящем звуке уползающего вниз, к далекому речному льду снега, растворился в промерзлом, могильно глухом пространстве.
Старуха, плоско вытаявшая из снега, неожиданно шевельнулась, усмехнулась, показав кривые, желтые от времени, словно бы прокуренные, зубы.
— Не-ет, — вновь немо шевельнул губами Удачливый Ли и отключился.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 1 час 50 мин. ночи
Коряков сделал несколько мелких, осторожных, словно бы он двигался по минному полю, шагов, остановился, присел на корточки, осветил фонарем снег.
Холодно взвыл ветер и чуть не вырвал фонарь из рук лейтенанта. Тот упрямо мотнул головой, выключил его. Сделалось темно. Лебеденко, поняв, что напарнику нужна помощь, присел на корточки рядом. Третьей в круг втиснулась Найда.
— Вот так… Так будет спокойнее, — удовлетворенно произнес лейтенант и усмехнулся. — Рот пурга забивать не будет.
Он колупнул пальцем снег, затем осторожно, ладонью, очистил лунку, оставленную чьей-то ногой, вытащил из кармана мягкую плоскую кисточку, какой пользуются художники, мазнул ею по щеке, словно бы хотел проверить на нежность, на невесомость прикосновения, одобрительно наклонил голову:
— Годится!
Аккуратно, чтобы не сковырнуть основание следа, кисточкой, будто метелкой, вымел из следа твердую крупку. Кисточка была связана из невесомого беличьего волоса. Коряков научился работать ею у своего преподавателя по Голицинскому институту полковника Папуши и на всякий случай всегда держал кисть наготове в кармане. А чтобы она размером была не больше ручки и не высовывалась из кармана, Коряков обрезал у кисти черенок.
Дно отпечатанной ступни украшал ребристый выпуклый рисунок.
— У нас таких роскошных башмаков нет ни у кого, — сказал Коряков напарнику, — такие кроссовки стоят половину автомобиля.
— Сейчас подержанную машину можно вообще за так взять, — Лебеденко хмыкнул, — даром. Машину дешевле подарить кому-нибудь, чем отремонтировать ее или пройти техосмотр. И уж тем более — утилизировать…
Коряков устало глянул на напарника. Похвалил:
— Молодец, Лебеденко! Деловой человек…
— Я что, я — ничего, — Лебеденко неожиданно засмущался.
— Направление следа — туда. — Коряков развернулся, недобро глянул в воющую, бесовски крутящуюся, взбудораженную темноту, повторил: — Туда!
— Так точно, туда устремился враг, — подкрепил Лебеденко догадку начальства и удивился: очень складно у него это получилось.
Лейтенант это тоже засек, хмыкнул:
— А ты, Лебеденко, поэт, однако… — И нырнул в воющую крутящуюся черноту. Напарник с собакой нырнули следом.

1 января. Станция Гродеково. 1 час 52 мин. ночи
Имелся у Верникова альбом с фотоснимками, который он никогда никому не показывал, держал в старом деревянном чемодане под койкой. Чемодан этот был прочен, как немецкий банковский сейф, его даже гранатой нельзя было взять, — с окованными углами, к которым были прикручены винтами специальные железные нахлобучки, — замок тоже нельзя было взять гранатой.
При жене своей покойной Верников ни разу не открывал чемодан, содержимое его держал в тайне, в годы, когда к этому материалу было опасно даже прикасаться, он закатал фотоснимки в брезент, на брезент натянул чехол, склеенный из двух автомобильных камер и закопал в укромном месте в черемуховой роще.
Другие, как он знал, такие материалы вообще отправляли в печку, да еще добавляли в огонь керосина, чтобы труба поменьше чадила, а бумаги сгорели побыстрее, — все сожгли, а у Верникова сжечь свое прошлое не поднялась рука. Он свое прошлое закопал.
Когда опасные времена прошли — выкопал «клад». А снимочки у него есть просто потрясающие, где он, юный, сияющий, в офицерской форме, с колчаковским серебряным знаком на груди, при шашке и револьвере с витой кожаной сбруей, перекинутой к ремню, чтобы не потерять оружие, стоит навытяжку у дверей штаба своего полка, охраняет пост номер один. Есть карточка, где он снят с полковником Овечкиным, доставившим много хлопот здешним красноармейским властям; есть фото с покойником подпоручиком Новицким — сняты вдвоем, как самые закадычные друзья, чуть ли не в обнимку, оба с бокалами темного китайского вина, сваренного из вишневых плодов, — довольно слабенькое было то вино, не чета русским напиткам, способным сбивать с ног даже лошадь… Бедный Новицкий, кости его сгнили давным-давно, наверное, ничего уже не осталось, может быть только черепушка…
Кости черепа, говорят, прочны особенно.
Днем, перед встречей Нового года, Верников открыл чемодан, достал оттуда фотокарточки, перебрал их одну за другой, несколько снимков приложил к еловым лапам.
А что, хорошая идея — использовать фотоснимки вместо игрушек, фото очень даже способны украсить рождественскую елку… Но в следующую минуту Верников с печальной улыбкой снял фотокарточки с еловых лап, альбом закрыл и швырнул его назад, в чемодан.
Сверху навесил замок.
Россия уже поняла, что ошиблась, сделав ставку лишь на красную идею. Когда-нибудь она поймет это еще больше. Но время выставлять эти снимки на всеобщий обзор еще не наступило.
Общество здешнее знало Верникова пока не как белого прапорщика, ставшего на той войне в мальчишеские годы седым, знало совсем с иной стороны — как боевого красного командира, нещадно рубившего когда-то беляков.
Обманчива внешность, увы. Люди должны это знать. Хотя люди попадаются всякие — наивных среди них больше, чем тех, кто перед тем, как совершить водный моцион, обязательно дует на реку, проверяя, не кипяток ли это? Такие люди Верникову всегда нравились. Имей он сейчас возможность начать жизнь сызнова, с нуля, он начал бы ее так, как начинал когда-то, ни на сантиметр не изменив тех событий, — и верил бы в того бога, в которого верил и в Гражданскую войну, и песни пел бы те же, — все годы прожил бы так, как прожил их когда-то, ничего бы не стал менять…
Если бы раньше, в советскую пору, его привлекли бы к ответственности по полной программе, то сейчас уже никто ни к чему не привлечет. Все! Савраска сдохла. Савраской Верников еще в тридцатые годы называл Советскую Россию — сокращенно СовРос, или Совроска, но Совроска — это незвучно, не по-русски, кривобоко, а Савраска — это давнее лошадиное имя, пренебрежительное и незвучное… Так что Савраска — это вполне, вполне… Да потом в русском языке иногда действует английское правило: мы пишем «о», а произносим «а». Пишем, например, «ворона», а произносим «варона», пишем «корова», а произносим «карова».
У англичан ведь тоже так: пишут «и», а произносят «а» или «у», пишут «Манчестер», а произносят «Ливерпуль». Впрочем, Верников был небольшим знатоком английского языка, «дабл-ю» от «ай» не отличал и судил о разных английских странностях лишь понаслышке.
Так что Совроска прямым ходом перекочевала в иное звучание, стала Савраской, и это было правильно. Да потом никто никогда, услышав ругань Верникова в адрес Савраски, не догадается, что это Советская Россия и не стукнет куда надо… Мозгов на это не хватит.
Как вернули новые власти старые георгиевские кресты и начали почитать их, будто свои собственные награды, так вернут и колчаковские знаки отличия. К этому все идет.
Продолжал Верникову сниться один и тот же сон, в последнее время — все чаще и чаще. Сон был цветной, словно Верников был ненормальным. Говорят, нормальным людям снится сны черно-белые, ненормальным — цветные. Видел Верников одну и ту же падь — багряно-красную, осеннюю, густо покрытую палыми листьями, полную темных пляшущих фигур — это люди схлестнулись друг с другом, шарахались в разные стороны от взрывов гранат и пуль… Верников слышал частую стрельбу и с опаской оглядывался. В пади шел бой. Русские били русских.
Это только в бедной России могло случиться такое — свои лупили своих. Так лупили, что только выбитые зубы, будто подсолнуховая шелуха, летели во все стороны, трещали кости, из дыр в пробитых головах хлестала кровь, был слышен хруст ребер, рождающий в теле холодную дрожь…
Если раньше мужики, схлестываясь шеренгами, — стенка на стенку, — отчаянно ругались матом, то эти драки происходили молча. И крови в этих немых побоищах было больше, и злобы, и пробитых голов, и жертв.
Страшная это штука — гражданская война. Несчастна та страна, по которой эта война вздумает пройтись своим тяжелым катком. На долю России это несчастье выпало.
Бой, который так настойчиво снился Верникову, был на самом деле. Группа, в составе которой находился юный прапорщик, должна была прикрыть операцию, которую, как разумел Верников, проводили японцы.
Но поскольку сами они светиться не желали — чистоплюями были, ботинки меняли, если к каблуку прилипло собачье дерьмо, — то грязную работу решили поручить русским. Русским предстояло завязать отвлекающий бой, желательно погромче, прикрыть группу, которая уходила в глубину России, — вот в сказочной, словно бы облитой жидким золотом пади, и произошло столкновение с пограничниками. Группа Верникова своих раненых не оставляла, добивала тут же, в пади — уйти с ранеными не было дано, прапорщику было строго наказано следить за этим… Пострелял он тогда своих раненых столько, что до сих пор плакать хочется.
Около огромного, черного, будто в него угодила молния, пня, наполовину вывернутого из земли, прапорщик столкнулся с молодым красным командиром, одетым в кожаную куртку, в кожаной фуражке с красной звездой.
Оба вскинули оружие одновременно. И стреляли одновременно, кипевшие от злости, с яростно исказившимися лицами. У краскома реакция оказалась чуть послабее, чем у прапорщика, Верников выстрелил на миг раньше. Лицо «кожаного» человека растерянно поползло вниз, и на глазах неожиданно проступила влага — две чистые крупные слезы. Краском неверяще улыбнулся — боли он не чувствовал, ничего не было — ни боли, ни озноба, он даже не понял, почему тело его враз сделалась таким слабым, в следующую секунду у него подломились ноги, и он упал на землю. Верников еще раз разрядил в него наган, уже в лежащего, — чтобы уж точно быть уверенным в гибели этого человека, перепрыгнул через него и ринулся дальше, в гущу драки.
Взгляд, выражение глаз умирающего краскома Верников запомнил, но держалось это в памяти недолго, вскоре Верников все забыл, а вот ныне, спустя много лет, глаза эти возникли в памяти вновь. Более того — начали сниться. И чем дальше — тем чаще, вот ведь как…
Хоть и было Верникову столько лет, что каждый старик, проживающий в Уссурийске или в Полтавке, может считаться по сравнению с ним ребенком, шалуном, которого впору гонять за пивом в ближайший ларек, а старым, с увядшей плотью человеком он себя не ощущал — Верников словно бы законсервировался, прибывал в одном и том же состоянии…
В этот раз бывший прапорщик также увидел во сне «кожаного» человека, державного в руке маузер. И огромный черный пень-выворотень тоже увидел — пень возвышался за спиной красного командира, будто театральная декорация, был страшен, велик. Краском стоял на сохлой, подернутой осенней гнилью траве, а вокруг него был расстелен широкий ковер, сбитый из багряных листьев. Краском вскинул маузер. Сердце у Верникова дрогнуло — все, наступил его черед.
Но наган, находившийся у Верникова в руке, словно бы сам по себе отплюнулся рыжим огнем, опередил врага, сберег хозяина. Краском глянул на Верникова моляще, веря и не веря тому, что он убит, и повалился на землю.
Над падью пронесся вихрь, примял сохлую траву, с треском изломал окостеневшие стебли кустов, поднял в воздух красные невесомые листья.
Страшно сделалось Верникову.

1 января. Застава № 12. 1 час 58 мин. ночи
В канцелярии Лену встретила тетя Дина, объемная, с красивым, еще не увядшим лицом и полными ловкими руками, с улыбкой такой открытой и широкой, что Лена незамедлительно растаяла и простила лейтенанту Корякову его отсутствие.
— Леночка, ваше место — вот, — объявила тетя Дина, усаживая гостью в центр стола, — рядом с местом начальника заставы.
— Здесь сидит заместитель начальника, — догадалась Лена.
— Ни начальника, ни заместителя нет — ловят новогодних нарушителей, — сказала тетя Дина. — Я вам, Леночка, сейчас налью холодного шампанского, чтобы вы могли приветствовать Новый год. Любите холодное шампанское? Ледяное…
— Очень, — не стала отрицать Лена.
— Я тоже люблю, — тетя Дина залихватски, будто опытный заговорщик, знающий, что суп надо есть горячим, а водку пить холодной, подмигнула Лене.
Повариха принесла бутылку, на боках которой искрился иней, придвинула поближе вазу с фруктами и, наклонившись к Лениному уху, тихо произнесла:
— На горячее у нас — жаркое из фазана.
— А мне сказали — яблочный пирог.
— Яблочный пирог тоже есть.
— А почему шепотом говорите, тетя Дина? — спросила Лена и, вспомнив старый, еще советских времен, анекдот, засмеялась. — Что, выезжаем на правительственную трассу?
— Так точно, на правительственную трассу, — тетя Дина тоже засмеялась. — Просто фазанов нам командование стрелять запрещает. А их развелось тут столько, что они даже служебных собак начали задирать, представляешь? Поэтому сам Бог велел отведать княжеской еды — жаркого из фазанов. Сейчас я тебе принесу. Прелесть, а не блюдо… А пока давай выпьем шампанского. За наших ребят, — она чокнулась с Леной, со вкусом выпила.
Лена оглядела канцелярию. У боковой стенки мигала разноцветными огнями елка, украшенная серебряными и золотыми шарами, хлопушками, зеркальными сосновыми шишками, мишурой, звездочками и снежинками, и жаль было, что около этой богатой елки совсем не было людей, праздничное пространство было пустым, странным и одновременно торжественным, красочная пустота эта рождала в душе ощущение неуюта, одиночества, жалости к самой себе. Лена отвела от елки взгляд.
— А почему фазанов нельзя стрелять? — спросила она. Ей, чтобы отвлечься от мыслей своих, надо было что-то спросить — что угодно, лишь бы услышать собственный голос, переключить внимание, но, видать, слишком много сил надо было потратить на это, цели своей Лена не достигла.
Тетя Дина что-то говорила, говорила, а Лена не слышала ее, голос тети Дины не доходил до нее… Лена тронула тетю Дину за плечо.
— Шампанское что-то в голову ударило, — она помяла пальцами виски.
— Это бывает. Ничего страшного, — тетя Дина вновь наклонила большую черную бутылку над Лениным фужером, — со мной такое много раз было, — она вновь чокнулась с Леной. — За тебя, дружок. Коряков — очень положительный офицер. Если бы у нас с мужем не было сыновей, мы бы обязательно усыновили бы его, — тетя Дина говорила сейчас, как опытный политработник, она вполне могла бы заместить на заставе зама по воспитательной части.
— А что насчет фазанов, тетя Дина? — напомнила гостья.
— Да начальство стрелять запрещает — дескать, тут пограничная зона, все должно быть культур-мультур — культурненько и спокойненько… В результате фазанов развелось столько, что они скоро будут нападать и на людей. Ну а ребята наши, поскольку стрелять нельзя, решили обойтись без стрельбы — поставили на фазанов петли. Наловили столько, что я полдня их потрошила, едва справилась, — голос у тети Дины вновь перешел на шепот, словно бы откровения ее могло услышать отрядное начальство.
— Я счас, — сказала она и, проворно перебирая ногами по полу, унеслась на кухню. Вернулась с вкусно дымящейся тарелкой, аккуратным точным движением поставила тарелку перед Леной. — Вот она, пиш-ша аристократов.
Пища аристократов была достойна того, чтобы так называться.
— А ребята скоро вернутся? — спросила Лена.
Рот у тети Дины неожиданно согнулся печальной скобкой.
— Этого не знает никто.
— Они что, шпионов ловят?
— И шпионов тоже, — произнесла тетя Дина голосом человека, умеющего хранить военные тайны, — но в основном, — нарушителей.
— А чем отличается шпион от нарушителя?
— Ну как сказать… — тетя Дина озадаченно наморщила лоб. — Шпион — это шпион, а нарушитель — это нарушитель.
Очень исчерпывающее объяснение.
— А внешне они отличаются друг от друга?
— Шпион выглядит интеллигентнее, — неожиданно заявила татя Дина.
— А вы когда-нибудь шпионов видели?
На это тетя Дина не ответила и задала встречный вопрос. Как в Одессе, вопросом на вопрос!
— Леночка, ты очень интересно говоришь — все свои вопросы начинаем с «а». Как Почемучка.
Лена смутилась.
— Извините, тетя Дина. Это привычка. Но всякий Почемучка обычно все свои вопросы начинает не с «а», он их «а» заканчивает. Почему земля круглая, а? Почему фазаны такие вкусные, а? Почему тетя Дина очень придирчива, а? И так далее.
— Я не придирчива. Просто на заставе не на все вопросы можно отвечать. То есть отвечать можно, наверное, на все, но не на все вопросы принято отвечать. Понятно, товарищ Леночка?
— Теперь понятно.
— И кто будет пойман в результате операции, шпион или нарушитель, мы не знаем — это определяют наверху, в отряде, или еще выше, в штабе пограничного округа, по-нынешнему, в управлении, — тетя Дина потыкала пальцем в потолок, — там вот. Наше дело — поймать.
Лена обратила внимание на интонации тети Дининого голоса, на то, что повариха также считает себя пограничницей. Тетя Дина поняла, о чем думает гостья, налила себе в фужер шампанского, налила Лене, печально поглядела, как из посуды вымахивают колючие мелкие пузырьки.
— Мы все тут одна семья, у нас все общее, даже беды и болезни. У меня муж двадцать пять лет служит на границе, старый вроде бы, а на сработку ушел вместе со всеми.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 1 час 59 мин. ночи
— Э-э-е, — пытался кричать из своей могилы Удачливый Ли, но собственного крика не слышал, все угасало в горле, вместе с холодом и стеклистой ледяной крошкой втискивалось назад, забивало глотку, мешало дышать.
Дышать вообще стало нечем, грудь стиснуло мертво, ноги уже не ощущались, словно их не было совсем, похоже, не только штаны, но и мышцы, кости примерзли к снегу, холод целиком пропитал все тело, сделал его бесчувственным. Удачливый Ли вновь заплакал. Слезы катились у него по щекам, выедали глаза, еще больше забивали дыхание. И без того дышать было нечем, даже грудь кололо остро от того, что в этой тесной ловушке не было воздуха, стискивало ключицы, а тут совсем не стало кислорода. Он силой заставил себя думать о другом — это, дескать, не боль, не страх, не ощущение близкого конца, а обычная тоска. Тоска по дому, по милым сердцу вещам, по детству своему, по воздуху Сеула и цветам, которые изображены на государственном гербе Южной Кореи — розе шарона, по Корее.
Россия не похожа на Корею. Тут все оказалось чужим — все непонятное, неразгаданнее. И люди все — на одно лицо, не то, что в Корее. Знай об этом Удачливый Ли, он никогда бы не поехал сюда, обошел бы Хабаровск за тысячу верст, а Владивосток — за две тысячи. Два мира — два кефира. Странное дело, кефир он впервые попробовал в Хабаровске. Оказалось — вполне сносная и для организма нужная штука. Производство кефира запросто можно наладить в Сеуле. В Корее ведь нет ни сметаны, ни кефира, ни творога — ничего из этих продуктов нет, даже, в отличие от Европы, колбасы. До недавнего времени не было черного хлеба, зато много молока и йогурта…
Удачливый Ли услышал, как внутри у него, то ли в глотке, то ли в груди, что-то засипело дыряво, простудно, заскрипело, затем раздался и смолк хрип — все, что было, никогда уже не вернется, останется лишь эта могила, на которой ни памятного камня не будет, ни метки, ни столбика деревянного — ничего, словом. Хрип в груди возник вновь.
— Э-э-а, — просипел он опять и опять не услышал собственного голоса.
Удачливый Ли понял: это все…

1 января. Контрольно-следовая полоса. 2 час. 00 мин. ночи
На краю широкой контрольно-следовой полосы, которую пограничники всегда старались содержать в идеальном порядке, — разравнивали ее волокушами, чтобы отпечатывался всякий, даже самый малый след, — Коряков обнаружил еще одну свежую выдавлину — глубокую, рифленую, оставленную совсем недавно.
Он аккуратно расчистил ее и сказал напарнику:
— Мы идем верно.
Лебеденко в некоем радостном приступе даже автомат подкинул вверх.
— А вот этого не надо делать, — наставительно прокричал Коряков. — Случайно отожмется флажок предохранителя — и все, большой привет с большого БАМа. Очередью пополам можно перепилить кого угодно, даже бегемота, по самую пробку наевшегося лука. За мной!
Коряков приподнялся над полосой, но сильный порыв железного ветра чуть не сбил его с ног. Тогда лейтенант развернулся, подставил ветру одно плечо, правое, свободное от автомата, уперся им в невидимую преграду, закряхтел, сопротивляясь невидимому ворогу, одолел его и на несколько шагов продвинулся вперед.
— Никогда здесь не было таких страшных новогодних ночей, — прокричал Лебеденко, но лейтенант крика не услышал, все съел ветер, всосал в себя, клацнул челюстями, разжевывая крик — и словно бы самого человека сжевал…
Тогда Лебеденко навис над напарником, притиснулся к его уху и выбил изо рта вместе с несколькими кусками хрупкого прозрачного льда:
— Нарушитель не ушел от нас, товарищ лейтенант?
— Нет. Он где-то здесь находится, — уверенно просипел Коряков. — Где-то рядом. В такую ночь он не мог уйти.
Найда жалась то к ноге Лебеденко, то к ноге Корякова — ей было страшно. Все живое сидит сейчас в теплых норах, наружу носа не кажат, это только людям неймется.
— За мной! — привычно подогнал напарника лейтенант.

1 января. Станция Гродеково. 2 час. 15 мин. ночи
Верников поднялся с постели, похрустел костями и понял, что до утра он уже не заснет. Подошел к окну, скрипнул воротком форточки, приоткрыл ее и, отвернув лицо от холодного резкого воздуха, всадившегося в щель, послушал, что там происходит на улице, как отмечают люди праздник.
А ничего, собственно, и не происходило — ни веселых голосов, ни пьяного гама, ни хлопанья пробок, ни музыки — ни одного обрывка, — ни вкусного хруста снега под ногами — ничего этого не было, просто ничегошеньки… Только сатанинский хохот ветра, грохот тяжелых жестких пластов снега, с ревом курьерского поезда проносящихся над крышами домов, низко и опасно, и еще над самой головой Верникова, невидимый в темноте, тихонько поскрипывал второй житель этой квартиры — сверчок. Устроился, родимый, где-то за притолокой, за поперечной балкой, и скрипел себе, скрипел, довольный жизнью и теплой домашней обстановкой.
— Охо-хо! — устало вздохнул Верников, подтянул кальсоны и прикрыл форточку — показалось, что в щель протянулась чья-то железная рука, больно ущипнула его за шею.
От этого щипка у Верникова даже мороз побежал по коже. Еще не хватало, чтобы он охрип — что он тогда сможет рассказать молодым людям, студентам Уссурийского педагогического колледжа на встрече? Продемонстрирует им свой кашель и все?
Он неожиданно подумал о том, что в крае известен как выдающийся красный герой — вон сколько медалек ему надавали, сколько интервью взяли, — и в газетах про него регулярно печатали материалы, и по ящику показывали, и фото его помещали крупно, на первых полосах, хотя именно собственных изображений Верников боялся больше всего, поскольку именно от них исходила угроза разоблачения, и одновременно он — белый герой.
Сидеть на двух ветках никакому орлу не дано, не удается просто, — тем более, если они расположены на разных деревьях, — порвать можно не только штаны. Надо было выбирать, либо то, либо это…
С другой стороны, недалек ведь последний час, после которого ему будет совершенно все равно, кто он — красный или белый?
Но сидеть на двух ветках не удастся… Верников уселся на койку и вздохнул, выставил перед собой бледные костлявые ступни, пошевелил пальцами. Словно бы и не его это были ноги — чужие.
Конечно, человек в его возрасте обязательно задумывается о смерти, о том, что остается после него, и вообще, есть ли жизнь после смерти, — задумывается даже над тем, как он будет выглядеть в гробу, пристойно или не очень, что станут говорить о нем люди после смерти, и напечатают ли некролог о кончине почетного гражданина, ветерана, кавалера многих наград, и прочая, прочая, прочая… Верников ощутил, что в горло ему натекло что-то теплое.
Но, несмотря ни на что, на все изменения в социальной жизни, если у него найдут атрибуты прошлого, фотоснимки, которые он держит в чемодане, награды, бумаги и вообще все то, что он имеет, Верников не то что пышных похорон лишится, у него даже собственной могилы может не быть.
Надо было принимать решение, определяться: или — или… Верников неожиданно рассмеялся. Смех его был хриплый, одинокий, прозвучал в тиши дома дико. Верников, услышав себя со стороны, поспешно оборвал смех. Снова посмотрел на свои босые, сделавшиеся в свете ночника какими-то зеленоватыми, болотными ноги, — ему сделалось неприятно, и он отвел глаза в сторону.
Посидев еще несколько минут неподвижно, Верников, кряхтя, сходил на кухню, притащил оттуда эмалированный таз, в котором обычно замачивал белье, установил его на полу, затем достал старый деревянный чемодан.
Поглядел на него с грустью — вот она, молодость его! В один ветхий чемодан вместилась. Открыл крышку. Изнанка чемодана была обита тонкой, не очень плотной чайной тканью. Ткань была китайской, ни в Китае, ни в России такую ткань сейчас не выпускают. Когда-то, на заре прошлого века, перед революцией, в мешочках из такой ткани продавали чай, привозимый из Поднебесной, — продавали, конечно, и в жестяных коробках, и в стеклянных банках, и в деревянной таре, но тот чай был дороже, чем «тканевый». А «тканевый», — особенно на Дальнем Востоке, в сельской местности, был самым ходовым.
Он запустил руку в пачку фотографий, подцепил пальцами одну, наклеенную на плотную негнущуюся картонку, вытащил.
Это было изображение юного кадета Верникова, в форме, в штанах с казачьими лампасами, застывшего около тумбочки с резными лаковыми шишаками наверху. В ту пору — на заре нового времени, в год революции, было модно делать из клиентов богатырей, фотографировать их так, чтобы грудь была круто выпячена, имела бравый петушиный вид, глаза вытаращены, а рука горделиво опиралась о какой-нибудь предмет интерьера — стол, спинку стула или этажерку.
Фотоснимок этот был сделан во Владивостоке — на картонке стояло тусклое золотое клеймо мастерской, расположенной на проспекте Шефнера. Верников несколько мгновений держал карточку в руке, затем, изобразив на лице гримасу, бросил снимок в таз. Кряхтя, чиркнул спичкой, поджег.
Проворный синеватый огонек, на вид очень холодный, побежал было по плотной картонке, но вскоре споткнулся и угас. Верников вновь чиркнул спичкой, огонек покочевряжился еще немного и стал гореть ровно, без дрожи и желания угаснуть; через несколько мгновений полыхала уже вся картонка.
Верников вытащил из чемодана вторую фотокарточку — также наклеенную на плотный, твердый, будто фанера, картон. На снимке красовался он — чинный офицер с погонами подпоручика — по-нынешнему лейтенанта, с серьезным постным лицом, нависший над почтенными людьми — папа и мама. Отец, полковник, был одет в полевую походную форму, с аксельбантами, указывающими на его принадлежность к чинам Генерального штаба, мать — в любимом сером, с жемчужным отсветом, платье, украшенном несколькими бриллиантовыми стразами.
Если бы младший Верников был снят не в офицерском мундире — кстати, неудачно пошитом, с ломинами вдоль борта и перекошенными плечами, — а в обычной партикулярной одежде, эту картонку можно было бы сохранить, в ней нет ничего такого, к чему могли бы придраться современные ревнители истории, но раз уж Верников принял неожиданное решение не оставлять свидетельств собственной причастности к Белому движению, то снимок придется уничтожить.
Он подпалил его от первой, уже почти сгоревшей, скрутившейся в черное свиное ухо картонки, подержал несколько мгновений в руках и бросил в таз.
Из кучи фотографий вытащил третий снимок и, почти не глядя на него, швырнул в пламя. Здесь Верников был снят со всей гоп-компанией после налета на Софье-Алексеевку, когда они, чтобы не было шума, вилами закололи трех комбедовцев и потом повесили их на забор, будто матрасы на просушку — головы в одну сторону, ноги в другую. Пришли тогда вечером из Китая, утром снова ушли в Поднебесную. Там, в Китае, и сфотографировались. На память.
В живых на нынешний день из всей той команды остался только он один, — всех смолотила гигантская мясорубка, именуемая жизнью.
Воздух за окном задрожал, сделался рыхлым, будто творог. Верникову показалось, что на улице занимается рассвет, но до рассвета было еще далеко, — это в соседнем дворе молодые люди запалили костер. Сейчас наверняка будут пускать в небо петарды.
Точно. Раздался гулкий, словно бы били из пустой бочки, выстрел. Верников, кряхтя, нырнул вниз, — не смог сдержать себя, сработала привычка, — хлобыстнулся костлявыми коленями о холодный пол, накрыл голову одной рукой… Сколько лет прошло с той поры, а он до сего времени спасается от стрельбы. Верников выругался и, ощущая, как под мышками у него родились мелкие холодные капли, острекавшие, будто крапива, поползли вниз, выругался снова…

1 января. Застава № 12. 2 час. 20 мин. ночи
Лена с огорчением отметила, что в большом помещении канцелярии они продолжают пребывать с тетей Диной вдвоем: девушки-связистки, имен которых Лена не запомнила, вернулись на свои места — служба-то ведь шла, — остальные брали нарушителя, застава была пуста. Тетя Дина поскучнела, около глаз у нее образовались «куриные лапки» — морщины, губы обвяли, и тетя Дина заметно постарела.
В глазах ее проглянула усталость. Глубокая, сидящая у нее внутри, которую тетя Дина на людях умело скрывала, сейчас же скрывать ее было не перед кем, Лена — чужой человек, она ничего не поймет.
А если поймет, то никому не расскажет — никого ведь здесь не знает.
Повариха озабоченно посмотрела на часы:
— Что-то наших долго нет…
— А вообще поимка нарушителя, шпиона или кого-нибудь еще — это долгая история, тетя Дина, или нет?
— Раз на раз не приходится. Иногда бывает долго, иногда нет. Все зависит от условий, — тетя Дина горделиво выпрямилась, будто полковник из штаба отряда или того выше — из штаба округа, и Лена отметила про себя, что она здорово похожа на Ирину Исаковну из аптеки — ну просто один к одному. Повариха зорко глянула на Лену, пошевелила губами, словно бы что-то прикинула про себя и сказала: — А ведь ты спать хочешь?
— Хочу, — не стала скрывать Лена. — Устала очень. На работе тяжелый день был. Приближается эпидемия гриппа и все словно бы ошалели — всем нужны лекарства.
— Первейшее лекарство от гриппа — шиповник, — знающе заявила тетя Дина, — настой его…
— Чистый витамин «Це», — подтвердила Лена, — лучшего снадобья для поддержания организма нет.
— Все остальное — потом, — добавила тетя Дина. — Пойдем, Леночка, я тебя провожу в квартиру лейтенанта. Иначе он потом не простит, если узнает, что я за тобой ухаживала, ухаживала, да недоухаживала. Ты отдохни, отдохни… К той поре, когда вернется лейтенант Коряков, будешь как огурчик. Отдохни.
Лена шла за тетей Диной и ощущала, что на ходу тело ее наливается тяжестью, ноги делаются деревянными, негнущимися, руки перестают слушаться — пальцы уже ничего не ощущают, кончики наполнились холодом и сделались чужими.
Тетя Дина уложила ее в постель и Лена стремительно заснула — ощутила себя стоящей в каком-то легком темном челне, в руках у нее оказался длинный шест. Лена оттолкнулась этим шестом от берега, челн заскользил по неспокойной рябой воде, и Лена отключилась.

1 января. Застава № 12. 2 час. 25 мин. ночи
Большой черный аппарат, стоявший перед дежурной связисткой Олей Керосиновой, ожил, задергался, запрыгал, приподнимаясь над столом то одним боком, то другим. Оля поспешно подняла трубку, доложилась.
Звонили из Гродеково — дежурный по пограничному отряду, подполковник с незнакомой фамилией, видать, из новых, — спросил, как идут поиски нарушителя.
— Поиски продолжаются, — браво отрапортовала Керосинова.
— Помощь нужна?
— Никак нет, товарищ подполковник.
— Связь с начальником заставы есть?
— Так точно, товарищ подполковник!
— Ну-ка, перебросьте разговор на него!
О чем они там говорили, Оле не было известно: у командиров свой уровень общения, у нее — свой.
За окнами продолжала веселиться, гоготать пьяно, куражливо, страшно ночная пурга, черные стекла перечеркивали стремительные косые линии. Сообщений от групп, вышедших на поиск, не было.
Хоть и наступил Новый год, а настроение было совсем не новогодним.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 2 час. 30 мин. ночи
Удачливого Ли все прочнее и туже засасывала в себя снежная воронка, этот мерзкий холодный желудок съедал человека живьем, ворочался, чавкал, ссыпался своими стенками вниз и всасывал в себя Удачливого Ли, уже проглотил человека почти целиком — немного осталось.
— Э-э-э! Ы-ы-ы! — кричал, напрягался Удачливый Ли, звал на помощь, но все было бестолку — крик застревал у корейца в глотке, никто не слышал его.
И сам Удачливый Ли не слышал собственного крика, он задыхался, перед глазами плавали красные тени, в ноздри лез запах пота, усталости, гибели…
Дело близилось к развязке.

1 января. Контрольно-следственная полоса. 2 час. 35 мин. ночи
Лебеденко на ходу присел, осадил собаку и крикнул Корякову:
— Стоп, товарищ лейтенант!
Тот также присел — в таком положении меньше шансов, что ветер завалит человека, уволокет его куда-нибудь в сторону, — развернулся всем корпусом к напарнику, движение было заторможенным, словно бы кто-то сдерживал лейтенанта, такой сильный был ветер.
— Чего, Лебеденко?
— Я слышал посторонний звук.
— Что за звук?
— Голос.
— Где?
Лебеденко ткнул в сторону реки.
— Оттуда шел. Снизу.
— Ехали, ехали и приехали… Глюки пошли. — Коряков покрутил головой. Словно бы отзываясь на это движение, его с верхом накрыл ветер, нахлобучил целую копну снега — лейтенанта не стало видно.
Поспешно прижав к себе собаку, чтобы ее не унесло, Лебеденко крикнул в пустую темноту, в которой, кажется, уже никого не было, все смел ветер:
— Товарищ лейтенант!
Из темноты, из серых пляшущих косм снега послышался спокойный голос:
— Не бойся, Лебеденко, тебя одного я не оставлю. — Коряков выпростался из копны снега, будто из некого кокона, встряхнул плечами, сбрасывая с себя мокрую налипь. — Ну и погода! Такая в здешних краях бывает, говорят, раз в пятьдесят лет.
— Что будем делать, товарищ лейтенант?
— Как что? Жить. — Коряков поднял палец, предупреждая напарника, вслушался в воющий звук пурги. Осыпающиеся, скрипучие валы снега тяжело неслись над землей, угрожающе ревели, сшибая с деревьев ветки, мимо людей медленно прополз столб, с корнем выдранный из инженерной линии, на столбе, подобно серым обледенелым змеям остались обрывки проводов. Коряков проводил столб удрученным взглядом, проговорил сдавленно, стараясь перекричать удары свирепого ветра:
— Все обследовали — нет нарушителя! Но уйти он не мог. Теперь понятно, где этот хорь находится — он угодил в сыпняк.
Вообще-то в годы Гражданской войны сыпняком звали сыпной тиф (был еще тиф брюшной), сейчас стали звать курумник — береговые осыпи. Очень опасные, в которых гибнут и люди, и звери: случается, даже огромные сильные маралы не могут выбраться из осыпи, даже ловкие медведи, и те погибают — бывает, утащит иного шустрого мишку осыпь, вгонит в какую-нибудь яму, сверху запечатает тяжелой обледенелой пробкой, которая по прочности своей не уступает броне — такая же, как и танковая броня, неуязвимая, — вот и оказывается зверь в гробу.
— Будем продолжать поиск нарушителя, Лебеденко, — прокричал лейтенант, — чтобы впредь неповадно было переходить границу в неположенном месте. — Коряков содрал с лица снеговую корку, похожую на коросту, и скомандовал привычно: — Вперед!
Навалился грудью на ветер, лег на него почти плашмя, согнулся в поясе, уходя вниз, под железный поток, сделал несколько шагов, остановился, перевел дыхание и вновь сделал несколько шагов.
Стихия разгулялась не на шутку — светопреставление не желало кончаться, — редкое это явление для Дальнего Востока, хотя, понятно, светопреставления бывали тут и раньше, но не такие, душу не наматывали, словно ремень на кулак… Коряков подумал о Лене и в ту же минуту эту мысль выплеснул из головы — сейчас было не до Лены. В такие минуты не только о Лене, даже о родной матери положено забывать, и это простительно. В голове остается только одно — дело, и все подчинено лишь одному — исполнению, как говорят различные политвоспитатели, строчкогоны на газет и прочая говорящая и пишущая публика, профессионального долга.
Они правы: есть такая профессия, чуть было не канувшая в Лету — Родину защищать — чем Коряков и занят. Он защищает Родину. Не будет Корякова в рядах защитников — будет кто-то другой. Как известно, свято место пусто не бывает.
Очередной удар ветра сбил Корякова с ног, лейтенант проехал по снегу несколько метров на спине и поспешно поднялся.
Операция по поиску нарушителя, — а теперь стало ясно, что не только по поиску, но и спасению его, — продолжалась.

1 января. Станция Гродеково. 2 час. 38 мин. ночи
Верников навалил в таз снимков с верхом, отметил, что люди в его молодости любили фотографироваться часто, по поводу и без повода, хотя и предупреждали друг друга, что снимки, сделанные на память, — плохая примета, так, во всяком случае, тогда говорили, — в юности безмятежной все мы бываем глупы и на предупреждения не обращаем внимания, — вот и становились под объектив аппарата чаще, чем положено.
Кое-кто из людей, находившихся рядом с Верниковым, пал смертью храбрых (таких — большинство), кое-кто отошел от борьбы — в общем, еще в тридцатом году от них остались считанные единицы, а на нынешний день в живых — один лишь Верников.
Если первые снимки он сжигал поштучно, то сейчас развел целый костер, прямо на полу, не боясь, что горячее дно таза может прожечь крашеные доски.
В воздух взметывались черные и сизые кудряшки дыма, пламя что-то тихо бормотало, снимки горели превосходно.
Вообще после себя надо уничтожать не только фотоснимки, надо уничтожать и бумаги, которыми человек за свою долгую жизнь обрастает, как хвоей, и те предметы, которые посторонний человек может посчитать бросовыми, ненужными, посмеяться над ними, а заодно и над их владельцем.
Такие предметы надо вообще закапывать в землю. Никто над ним не должен, не имеет права смеяться. Как никто никому не должен сочувствовать или, скажем так, — пытаться после смерти исправить его биографию: эти козыри нельзя давать никому, тем более — любопытствующим исследователям, для которых жизнь человеческая — не больше, чем огород, в котором можно копаться сколько хочешь, или старый чердак, забитый ненужными вещами.
Верников смотрел на пляшущее пламя, кивал подавленно и думал о себе, о жизни своей, о прошлом, отсветы пламени тревожно плясали на стенах, огонь то угасал, то усиливался, в комнате было дымно, в ноздри лез запах горелой бумаги, а еще сильнее — паленой шерсти, будто прошлое у Верникова было соткано из чего-то овечьего, и это прошлое теперь полыхало вовсю. Время от времени Верников прижимался босыми ногами к тазу и тут же отдергивал их.
На пламя Верников смотрел зачарованно — оно напоминало ему войну.

1 января. Застава № 12. 2 час. 39 мин. ночи
Проснувшись, Лена потянулась, скользнула взглядом по потолку и смущенно сжалась — она не могла понять, где находится.
Под боком у нее свернулся теплый клубок. Лена отодвинулась и провела по клубку пальцами. Это был котенок. Крупный, сильный, но еще ничего не соображающий котенок.
Ощутив прикосновение пальцев, котенок мурлыкнул несколько раз сонно, в следующее мгновение затих, потом сделал несколько движений, подгребаясь к человеку — котенку сделалось холодно. На ушах, на самых кончиках, у него росли нарядные кисточки — густые волосяные кустики, делающие котенка похожим на симпатичную маленькую рысь. Только окраска у него была не рысья.
— Господи, — прошептала Лена, — ты кто?
Котенок вновь мурлыкнул. Лена раньше не видела камышовых котов, только слышала о них, но догадалась сразу — это камышовый котенок.
— Ты такой большой, — сказала она, — но еще такой маленький…
Погладила котенка и заснула вновь. Проснулась от того, что рядом с тахтой стояла тетя Дина.
— Смотри-ка, котенок около тебя пригрелся, — удивленно проговорила тетя Дина. — Он же еще совсем несмышленый и очень дикий. Гладить себя камышовые коты позволяют, лишь когда привыкнут к человеку, да и то могут цапнуть зубами. А этот вишь… около тебя сразу стал домашним.
Потянувшись сладко, будто маленькая девчонка, не вышедшая из детсадовского возраста, Лена спросила с надеждой:
— Ну что, наши вернулись?
Тетя Дина посмурнела.
— Нет. Видать, сложности какие-то у них… Хотя подмогу они, я спрашивала у дежурной по связи, не вызывали, — она прислушалась к вою, раздающемуся за окном. — Пурга видишь, как разыгралась.
Лена поежилась.
— Я первый раз в жизни сталкиваюсь с такой пургой.
— Пурга все и осложнила, — знающе произнесла тетя Дина и умолкла с вытянутой головой — она ловила, фиксировала все звуки, раздающиеся на улице, озабоченно шевелила губами, словно бы она, а не капитан Шемякин командовала этой заставой.
До них донесся хмельной хохот, будто куражливый мужик с дубиной собирался разнести помещения заставы, грозил людям, реготал довольно, никак не хотел отступиться от них, размахивал орудием, вселяя ужас и тревогу. Лена поежилась вновь.
— Страшно!
— Тебе не холодно? — спросила тетя Дина. — Не то я принесу одеяло. Есть одеяло ватное, стеганое, есть из верблюжьей шерсти, есть американское, двойное, очень легкое — наверное, тоже верблюжье…
— Нет-нет, тетя Дина, спасибо большое… Я не замерзла.
— Лен, есть хорошее правило: дают — бери, бьют — беги.
— Нет-нет, тетя Дина, это не для меня. Я и вправду не замерзла.
— Ну как знаешь, милая. Мое дело — предложить, твое — отказаться.
За стенами вновь взвыл ветер, в окна шибануло твердой мерзлой крупкой, так шибануло, что затряслись не только рамы — задрожал даже пол, а абажур, висевший на длинном, собранном в спираль проводе, закачался, словно живой. Пурга продолжала набирать силу, грохотала, ярилась, запечатывала все живое в землю, в снег, в тесные и такие хлипкие жилые стены.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 2 час. 40 мин. ночи
Удачливый Ли терял сознание. Когда открывал глаза, перед ним плавали красные и оранжевые круги, сквозь снег сочился дым, также красный, страшный, Ли издавал стон и вновь закрывал глаза.
Иногда плавающие круги исчезали, перед глазами вспыхивал неземной свет, очень яркий, и Ли видел Сеул, — почему-то каждый раз берег Хангана, рыбаков, стоявших с длинными удочками-телескопами у самой воды на фоне нескольких городских мостов, в глотку ему стремительно натекали слезы. Ли давился ими и вновь терял сознание.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 2 час. 41 мин. ночи
Хоть и ворочала пурга огромными массами снега, лопотала что-то на своем тарабарском наречии, творила заклинания, стараясь запечатать все живое, умертвить, не оставить нетронутыми ни одной щелочки, чтобы и шансов на жизнь не было ни кого, и следов чтобы тоже не было, а следы все-таки остались.
Их было мало, очень мало, по ним даже сориентироваться было нельзя, — можно и голову сломать, и глаза, и дыхание, и чутье, — и все-таки следы были.
Где-то рядом с парой Коряков-Лебеденко работали люди, работали собаки, но они были невидимы и неслышимы, они даже не ощущались, но они были, они также упрямо искали нарушителя и, несмотря на бесовские потуги пурги, фиксировали каждую зацепку, каждый малый след, попадавшиеся им на глаза — делали все, чтобы найти человека.
Коряков проверил край контрольно-следовой полосы, в двух местах выходил за пределы ее, углублялся в снег, погружался в него почти по горло, потом возвращался назад и отрицательно мотал толовой:
— Не то… все не то.
Еще в одном месте он также совершил бросок в сторону и очень скоро вернулся, отстегнул от пояса прочный капроновый шнур, дал один конец напарнику, второй зацепил себе за ремень, проверил, надежно ли защелкнулся карабин.
— Петро, подстрахуй… Без страховки не обойтись.
Лебеденко сел на снег, всадил каблуки высоких шнурованных теплых ботинок в закраину полосы, уперся в нее.
— Все, можно идти, товарищ лейтенант.
— Я пошел, — Коряков, увидев, что Найда пристроилась к ноге хозяина, плоско легла рядом, улыбнулся понимающе, в тот же миг сверху свалилась целая копна снега, накрыла напарника вместе с собакой, и они исчезли. Лишь серая шевелящаяся гора возникла на их месте. Коряков не стал ждать, когда напарник раскопается, двинулся по пробитому следу, потом остановился, посветил фонарем напарнику, Лебеденко посветил из снега ответно, и лейтенант, успокоившись, стал продвигаться дальше. Он шел, ставя подошвы ботинок перпендикулярно ходу, чтобы не сорваться вниз, на лед реки, когда поперек — лучше бывает зацеп, — дошел до края своего следа, огляделся, потом развернулся другой стороной, также огляделся.
Следы, обнаруженные раньше, ни к чему не привели. Коряков привык доверять не только тому, что видит, неким зримым фактам, совершенно неоспоримым, но и чутью. Если у человека есть собачье чутье, то эта штука такая же неоспоримая, как и зримый след. Коряков считал, что чутье у него — собачье. А чутье подсказывало ему, что сейчас он находится на верном пути.
Он прошел еще два метра, аккуратно ставя ногу к ноге, и по грудь погрузился в снег, замер, ожидая, что снег сейчас посыплется вниз. Не посыпался. Коряков перевел дыхание, сделал еще один крохотный шажок и погрузился в снег по горло.
Выждав несколько секунд — непонятно было, как поведет себя снег, он попробовал одной ногой, — словно бы зависшей над неким колодцем, — ощупать дно: что там?
Похоже было, что ноге не на что опереться, лейтенант, будто бы замер над бездной — ничего под ногою не было. Он сделал рукой легкое движение, подавая команду напарнику, но веревка продолжала оставаться неподвижной — в густых космах пурги ничего не было видно. Коряков дернул за конец веревки дважды. На этот раз до Лебеденко дошло, он все понял и потянул веревку с лейтенантом к себе.
— Хорошо… Очень хорошо, — пробормотал Коряков. Ветер буквально срезал слова у него с губ. Коряков не услышал самого себя и с досадою поморщился.
Оттянувшись назад на метр, Коряков вновь дернул веревку:
— Стоп!
Надо было замереть на несколько мгновений, послушать пространство, понять, что происходит вокруг и под ногами — уходит из-под них снег в преисподнюю или нет?
Не уходит. Почва под ногами была твердой. Коряков потыкал несколько раз носком ботинка, потом также несколько раз надавил пяткой и облегченно перевел дух.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 2 час. 42 мин. ночи
Удачливый Ли открыл глаза. Ему показалось, что где-то над головой, совсем недалеко, он услышал тихий скребущий звук, словно бы мыши проедали в твердом снежном покрове дыры.
— Хэ-э-э-э! — пробовал кричать Ли, но захлебнулся собственным дыханием, подавился твердым комком, сбившимся у него во рту, что-то сильное, жесткое, загнало ему дыхание назад в глотку и он вновь потерял сознание.
Очнулся через несколько мгновений, вяло поводил головой из стороны в сторону, напрягся, пытаясь понять, слышен скрип мышей, грызущих снег, или нет?
Скрип был слышен, слабенький, далекий, пресекающийся. Но главное было не это, главное, что Удачливый Ли слышит его, знает, из какого угла воющего враждебного пространства он раздается. Это вселяло надежду.
— Хэ-э-э-э! — вновь засипел Удачливый Ли. — Я здесь! — Горло ему сжала боль, красные и оранжевые круги, плававшие перед глазами, сгустились, сделались яркими. — Я здесь! — просипел Ли и в следующий миг отключился вновь.

1 января. Станция Гродеково. 2 час. 45 мин. ночи
Закончив работу, Верников долго смотрел в таз, набитый горелыми картонными и бумажными хлопьями, шевелил синеватыми влажными пальцами босых ног и думал о жизни.
Было ему печально, холодно, по коже бегали колючие мурашики, вызывали болезненное ощущение. Верников тряс плечами, сопротивляясь холоду, потом понял, что холод этот не опасен, он не имеет ничего общего с резкой острекающей, будто крапива студью, что возникает внутри и потом трясет, трясет человека, делаясь гибельней, — это был холод дома, стен, мебели, пола, его прошлого…
Пурга набирала силу, ветер стремился забраться в любую, даже малую щель, выдувал из стен последнее тепло, старался обратить жилой дом в нежилой. Верников передернул плечами, стянул со спинки стула старую меховую кацавейку-безрукавку, утеплился ею.
Он думал, что теплая одежда поможет ему успокоиться — нет, не успокоила, не помогла.
— Вот те, бабушка, и Юрьев день, — произнес он хрипло. — Новый год называется!
Такой Новый год уже был в его жизни, непутевый… дай бог только вспомнить, когда это было… То ли в тридцать втором году, то ли в тридцать шестом… Вот память дырявая, сколько ни тренировал ее Верников, сколько ни начинял разными сведениями — ничего не помогло.
Тогда они перешли границу плотной конной группой, двух юных пареньков из пограничного наряда быстро уничтожили в перестрелке и очутились на красной территории, в большом селе.
В группе Верникова находилась шесть или семь человек, в национальной принадлежности которых никогда не ошибешься, с плоскими мордами, с узкими угольно-непроницаемыми глазами и зло сжатыми губами. Это были японцы. Им надо было провести акцию устрашения, они сколотили свою группу налетчиков, а штаб эмиграции, находившийся в Харбине, для выполнения черной работы дал свою группу, из числа белых офицеров; Верникову, — в ту пору, кстати, носившему фамилию Коробов, — поручили руководить этой группой.
Японцам важно было нагнать страха, показать всему миру, что они — главные на Дальнем Востоке, они тут хозяева, а не русские, и как они скажут, как велят, так история и провернет свое тяжелое колесо.
Руководил японцами капитан Икэда — маленький, подвижный, горластый, голос у него был резким, визгливым, как у вороны, которой давно не смазывали горло, он покрикивал на всех, — в том числе и на командира русской группы.
Село они тряхнули на рассвете — еще спал даже местный пастух, а он обычно в предрассветной темноте выгоняет стадо на дневной выпас, поэтому и зимой и летом просыпается рано, — пронеслись по селу, в окна избы, над которой висел красный линялый флаг, — тут обитала власть, — бросили две гранаты, раскатали дом по бревнышку, затем выволокли на улицу несколько активистов.
Двоих расстреляли без всякого суда, не говоря уже о следствии, двоих повесили на ветках здоровенной осины — нашлось на всю деревню одно такое дерево, если бы деревьев было больше, повесили бы больше, а самого главного комбедовца, рыжего, щекастого, с золотистым пухом на руках, в нижней рубашке, поджарили — решили погреться.
В костер, на пламя, положили лист железа, сорванный с крыши, раскалили докрасна и на него погрузили комбедовца. Когда тот стал орать, тюкнули топором по темени, он мигом затих, упал на лист плашмя и сразу же припекся рыжей физиономией к раскаленному железу.
Верников стоял рядом с костром, морщился от неприятного жареного духа, бьющего ему в ноздри, — горелого, черного, дымного, с ягодной сладостью, и что-то говорил японцам. Что — уже не помнит, японцы русского командира не понимали, но тем не менее согласно кивали, — и не дано было распознать, что это — то ли нервный тик у них такой, то ли в пиковые минуты включается некий внутренний механизм и они начинают изображать из себя театральных болванчиков, то ли еще что-то происходит…
Верников смотрел в костер, видел, как по рыжему пуху, покрывавшему обнаженные по локоть руки комбедовца, бегают веселее проворные огоньки, вспыхивают ярко, гаснут, кожа вспухает крупными волдырями и лопается.
Над селом тянулся дым, на околице выла какая-то вздорная бабенка, убивалась — помощник Верникова застрелил ее мужика, слишком уж противным и упертым оказался этот человечишко, не хотел открещиваться от красной веры.
Через десять минут они подожгли несколько домов и на рысях покинули село.
На прощание Верников оглянулся и крикнул бабам, сгрудившимся на главной площади села, украшенном столбом, — на столбе, на прочной собачьем цепи, висело голосистое железное било:
— Знайте, хозяйничать на этой земле очень скоро будет микадо — японский император!
Бабы, стоявшие на площади, насупились, они готовы были съесть Верникова живьем. Верников это понял и рассмеялся.
— Не будьте падки на власть, поменьше плодите большевиков и все будет в порядке, — выкрикнул он и пришпорил коня: черный мясной дым лез в ноздри, мешал дышать. — И главное, помните одно — красным скоро придет конец!
Когда это было — то ли в тридцать шестом году, то ли в тридцать втором, то ли раньше, Верников так и не вспомнил, да и в принципе это не имело значения. Значение имело другое: японцы обещали хорошо заплатить за тот рейд, но не заплатили ни иены и испортили Верникову Новый год.
Уничтожив фотоснимки, Верников перестал бояться своего прошлого: никто его теперь не найдет, никто не тронет…

1 января. Застава № 12. 3 час. 00 мин. ночи
Жиденький, словно бы разбавленный свет прожектора влился в окно, застыл блеклым неприятным пятном на полу. Лена открыла глаза и тут же закрыла: а вдруг на нее смотрит Коряков? Видит ее смятой, без макияжа, не праздничной. В следующее мгновение подумала, что нечего прятать голову в песок, словно страус, и вновь открыла глаза.
Комната, в которой она находилась, была пуста.
Она неожиданно ощутила обиду, возникшую в ней, — почему Коряков пошел в этот дурацкий поиск, не смог отказаться, заявить, что у него болит голова или очень неудачно сложились семейные обстоятельства — мама свалилась с приступом мигрени, папа сломал палец на ноге, брат случайно проглотил наперсток и катушку ниток, сестра влюбилась в поручика Лермонтова и отправилась на Кавказ… Ан нет, этого Коряков не сделал. А ведь он знал, что она приедет, и не отказался, значит, относится к ней абы как… Лена неожиданно всхлипнула.
Самое лучшее — немедленно подняться, завести жигуленок, пока мотор еще не омертвел окончательно от холода, и укатить домой. Она поднялась, отерла рукой глаза, потом помассировала виски, стараясь как можно глубже вгонять кончики пальцев в костяные выемки — надо было быстрее прийти в себя, потом переключилась на затылок, помяла его.
Пурга продолжала буйствовать — ветер причитал по-бабьи громко, выл, хватал тяжеленные пласты снега и поднимал их, потом нырял к земле, впечатывался в нее, затихал обессиленно, затем, словно бы вспомнив о чем-то, снова взметывался вверх, орал из-под облаков что-то невнятное, хриплое, злое… Лена, поколебавшись немного, решительно тряхнула головой:
— Ах, Морковина, Морковина, не узнаю я что-то тебя…
Она поспешно натянула на плечи нарядную китайскую шубейку и, подхватив сумку, платок, перчатки, выскочила на улицу. В лицо ей ударил мороз — не продохнуть, такой крепкий, над головой голодно загоготал ветер, швырнул в глаза несколько горстей жесткой, как наждак крупы. Лена согнулась, потом, не выдержав, присела на корточки, покрутила головой, стряхивая с себя оторопь и, сорвавшись с места, по косой, засыпанной тропке добежала до своего жигуленка, с трудом открыла дверь — на морозе застыл замок. Забралась в кабину.
Над головой вновь захрипел ветер, скребнул железной метлой по крыше машины, унесся в сторону, разогнался и вновь всадился в автомобиль.
Удар был сильный, жигуленок качнулся, скрипнул внутренностями. Лена поспешно сунула ключ в замок зажигания, выдвинула стоячок газа, украшенный черной пластмассовой пуговкой, и решительно повернула ключ.
Стартер коротко взвыл, провернул вал мотора на полоборота и, увязнув в загустевшем масле, затих. Лена подождала немного и снова попробовала запустить мотор. Бесполезно — стартер издал жалобный звук, на мгновение ожил и тут же угас — сил на большее у аккумулятора не хватило.
Лена испугалась: а вдруг машина не заведется вовсе? Губы у нее зашевелились немо, расстроенно, потом перестали шевелиться — рядом с машиной возникла фигура, закутанная в большой пуховой платок. Это была тетя Дина.
Постучала пальцем в окошко машины. Лена приоткрыла дверь.
— Леночка, что случилось? Куда ты?
— Да мне домой уже пора, тетя Дина. Родители, думаю, здорово беспокоятся, не спят, в окна поглядывают.
— Во-первых, пурга, Леночка, не дай бог тебя унесет с дороги в сторону вместе с машиной; во-вторых, ничего не видно; в-третьих, дождись лейтенанта… Пожалуйста! Не предавай его! Если ты уйдешь, это будет равносильно предательству. Вся застава сейчас находится в поиске, все мужики, кроме нас, суматошных дурех-баб… Приведут нарушителя — посмотришь, что это за фрукт. Хоть раз в жизни… — тетя Дина говорила о нарушителе, как о редкостной препарированной лягушке, той самой, которая бряцает челюстями зубасто и пытается вцепиться человеку в ногу…
Лена согласно кивнула и вновь повернула ключ зажигания. Стартер буркнул недовольно, немощно и затих.
— Эх, Лена, Лена, — произнесла тетя Дина укоризненно, — эх, Лена…
На глазах у поварихи показались слезы.
Лена невольно втянула голову в плечи, выдернула ключ из узкой резной скважины замка.
Тетя Дина всхлипнула и отерла глаза.
— Пошли, Лен, назад… Ждать мужиков. Они скоро вернутся.
Пурга продолжала буйствовать.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 3 час. 15 мин. ночи
Коряков взял чуть правее и продвинулся в толще снега, будто в некой лаве, метра на два. Лебеденко вытравил веревку, подобрал обвисшую часть — веревка должна все время находиться в натянутом состоянии.
Лейтенант скинул с руки перчатку, подышал на пальцы, потом подышал перед собой, словно бы хотел отогнать растекающийся снег от себя, освободить место для дыхания. Коряков стал спускаться в снеговой колодец.
Нарушитель находился где-то недалеко, также сидел в снегу, — замерев, стиснув зубами дыхание, боясь пошевелиться, чтобы не оказаться засыпанным. Коряков уже ощущал его, — ощущал не только обостренным нюхом своим, чувствовал даже кожей, остывшим на морозе лицом, всем, чем он был начинен. Имелась сейчас у лейтенанта только одна цель — как можно быстрее изловить чужого человека, оказавшегося на здешней земле незаконно, ничто иное для него в эти минуты не существовало, даже красивая девушка Лена, и та перестала существовать.
Прислушался — не раздастся ли где-нибудь в снежной толще, в глубине ее посторонний звук?
Ни шороха, ни движения, ни шевеления, ни скрипа со скребками он не засек, вновь подышал себе на пальцы.
Надо было искать этого деятеля. Иначе он погибнет — это раз, и два — в работе заставы появится длинный жирный прочерк — упущенный нарушитель.
Это большой минус, за который по голове не погладят.
Лейтенант дернул за веревку, прося напарника, чтобы тот дал небольшую слабину, ногой в снегу нащупал мерзлую земляную выбоину, твердую, как камень, второй ногой пробил дыру в снеговой стенке, пожалел, что у него с собою нет лопатки.
Простая саперная лопатка здорово бы помогла. Но не положены саперные лопатки пограничникам, не их это оружие.
Если раньше в голову приходили разные мысли, воспоминания, в мозгу, словно бы рождаясь сами по себе, рисовались разные картинки, то сейчас ничего этого не было — все, похоже, выела усталость, осталась пустота, — в голове пусто, в ушах стоит звон, в висках колотятся неприятные громкие молоточки, в мышцы натекла некая осенняя вялость, чем дальше — тем больше охолодевшие пальцы совсем не чувствуются, и вообще, скоро наступит момент, когда он не будет ощущать ни боли, ни холода, ни усталости. Это плохо.
Но если сам Коряков не погибнет, не завалится, уцелеет в этой гонке, то нарушитель вряд ли уцелеет, вот ведь как, он обречен, поэтому долг лейтенанта — спасти его. Задержание — это уже дело второе.
Хоть и не приходило ничего в усталую голову лейтенанта, а он неожиданно вспомнил старика Верникова, которого на всех официальных толкучках преподносили как героя Гражданской войны. И старик принимал это как должное, горделиво выпячивал худую узкую грудь, украшенную многочисленными орденскими планками. Правда, орденов там не было — были лишь матерчатые обозначения медалей, самых разных, которых ныне развелось столько, что пальцев рук у всей заставы не хватит, чтобы сосчитать, — Верников сами медали не носил, слишком их много, а колодки носил.
В последнее время что-то стало тревожить в этом старике, была сокрыта в Верникове некая загадка, тайна, которую никто еще не распечатал. В каком направлении вести поиск, чтобы ее распечатать, Коряков не знал. Обратиться к кому-нибудь из старших — смешно это и грешно. Корякову просто-напросто запретят этим заниматься, да еще какой-нибудь ретивый дядя командир пальцем у виска покрутит:
— Ты чего, парень, совсем сдурел, чтобы заслуженного человека, ветерана в неблаговидном прошлом подозревать? Выбей это из головы. А теперь — кр-ругом! Шагом марш отсюда!
Вот чем все закончится.
Коряков никак не мог понять, где же все-таки находятся корни этой глубокой сосущей тревоги… Словно бы старик Верников представляет для него опасность, хотя опасности он представлять не мог чисто физически: Верников хоть и крепок на вид, хоть и подвижен, и голову старается держать прямо, а внутри он уже сопрел, ни одной живой детальки, ни одной прочной перегородки не осталось, все основательно съедено временем, — и все-таки от него исходила некая опасность.
Лейтенант перевел дыхание — все это время он не переставал работать, ни один миг не был упущен, растрачен впустую, он спускался все ниже и ниже в глубокий серый лаз, сверху не него сыпалась твердая стеклистая крупка, струилась опасно, запечатывала воронку.
О том, как он будет выбираться из этой норы, лейтенант не думал — просто не хотелось об этом думать, главное, чтобы не отвязался конец, на котором он висел, а там все будет в порядке. Дюжий контрактник Лебеденко вытащит его. Если у Лебеденко не хватит сил, то поможет Найда, она тоже дюжая.
Важно, чтобы нарушитель оказался в этой норе, если окажется в соседней, то до него будет не добраться — так там и останется.
Ему показалось, что он слышит далекий тугой звон реки Суйфун, скрытый провальной глубиной, вот суровый железный звук смягчился, сделался ровным, сквозь толщу снега просочился влажный запах. Лейтенанту почудилось, что пахнет весной, он закрутил головой обрадованно, растянул в улыбке смерзающиеся губы, — весну он любил, — перед глазами у него сделалось светло, и он услышал брачные всхлипывания фазанов.
Весной фазаны сидят тут под каждым кустом и занимаются любовью, на дорогу выбегают прямо перед машинами и застывают ошеломленно — в брачную пору им весь мир кажется величиной в овчинку, фазаны влюбляются во все — в небо, в воду, в людей, в землю, в деревья, в сады, которые по весне распускаются вольно, украшают Приморье (на самом море, на просоленных берегах, они распускаются на две недели позже), в воздух здешний, в сопки. Влюбленные птицы бывают слепы, как люди.
Впрочем, сами люди бывают хуже птиц, влюбленные, они бывают еще и глухи и вообще ничего не замечают… Коряков остановился на несколько мгновений, погрел руки, потом дернул веревку и продолжил движение вниз, одолел одну полку, затем другую и остановился вновь…

1 января. Контрольно-следовая полоса. 3 час. 25 мин. ночи
Все группы, вышедшие с заставы на поиск нарушителя, цели не достигли, все до единой — нарушитель словно бы сквозь землю провалился. Капитан Шемякин уже обдумывал объяснительный рапорт, который придется писать на имя командира отряда, оправдываться, — хуже нет писать такие рапорты, — морщился, будто на зубы ему попал дичок кислой даурской груши, и продолжал прочесывать пространство, прочно скрытое пургой.

1 января. Застава № 12. 3 час. 25 мин. ночи
Лена вернулась с тетей Диной в пустой, по-сиротски затихший зал канцелярии, где был накрыт стол. Странное, тяжелое и гнетущее впечатление производят такие столы: будто людей вывели из зала и оставили где-то в заколдованном, словно вымерзшем пространстве.
— Ну, по шампанскому, — голосом знакомого актера предложила тетя Дина, — молодец, что не уехала. Представляешь, как бы ты обидела парня, если бы уехала? А он у нас очень хороший, может быть, даже лучший на заставе.
Она налила шампанского.
Из комнаты связи спустилась Оля Керосинова; дежурная, увидев шампанское, оживилась:
— О-о-о!
— Олечка, может, выпьешь капелюшечку?
— Да ты что, теть Дин!
— Новый год же!
— Ни глотка, тетя Дина. Нельзя!
Была Оля одета в пятнистую полевую форму, на мягких крылышках погон красовались ефрейторские птички.
— Ну что там ребята? — спросила тетя Дина. — Не задержали еще этого козла?
— Ищут.
— Может, он ушел?
Керосинова отрицательно покачала головой.
— Нет. На льду реки он не появлялся, инженерная система не зафиксировала.
— Значит, где-то здесь, — задумчиво протянула тетя Дина, начальственно приподняла одну бровь. — А сработка фальшивой быть не могла?
— Исключено.
— Может быть, секач втюхался? Секачи тут здоровые, как трактора…
— Нет.
— Или изюбр… А?
— И не изюбр, тетя Дина. Прошел человек.
— О-ох-хо-хо, — горестно вздохнула тетя Дина. — На улице-то вон что делается. Поморозятся ребята. И мой старый вместе с ними…
Дежурная по связи промолчала — погода вызверилась совсем, такая пурга случается раз в тридцать лет, а то и еще реже — раз в полвека.
Ефрейтор Керосинова с интересом посмотрела на Лену, оценила ее про себя. Красивое Олино лицо ничего не выразило, было спокойным, даже более — равнодушным: Лена не была ей соперницей. Уходя Керосинова улыбнулась:
— Завидую я вам — шампанского можете выпить…

1 января. Контрольно-следовая полоса. 3 час. 28 мин. ночи
Коряков перевел дыхание, пальцами выскреб в спрессованном снегу выступ, чтобы можно было держаться, спустился на полочку ниже, огляделся. Снег хоть и был спрессованным, но свежий, без сусличьих нор, проделанных теплом, поднимающимся снизу, от живой земли, без ледяных твердых ребер, оставляемых обычно сильными морозами, без оплывней, — в общем, это был свежий снег. Это, собственно, вселяло надежду: нарушитель — здесь. Застрял, никуда не ушел…
Лейтенант снова сделал в снегу два неглубоких выступа, один вверху, второй внизу, разбил ногой пласт снега и спустился еще на полметра ниже.
Было холодно, очень холодно, хотя на деле должно быть наоборот: снег ведь утепляющий материал и стоит только вызвездиться непогоде, такой, как сегодня, — все живое начинает закапываться в него, в спасительную глубь — там и тепло, и волк напасть не сумеет, — но сейчас все происходило словно бы вопреки законам природы… Коряков посмотрел на часы, оседлавшие запястье, недовольно поморщился: так долго они не ловили еще ни одного нарушителя.
Подергав веревку, лейтенант спустился еще на метр. Казалось, конца-края не будет этому колодцу — он был бездонным.
В голове возникла, завозилась беспокойно нехорошая мысль: а что если нарушитель обманул пограничников и форсировал покрытый льдом Суйфун в другом месте?.. Нет, этого быть не может. Не должно быть.
Когда он пройдет этот колодец до конца — все станет ясно.
Он обогнул опасный земляной выступ, спекшийся от мороза в камень — выступ перекрывал лаз колодца на треть, мрачно поблескивал ледяными искринками, дышал холодом. Коряков не стал останавливаться около него, спустился на два метра вниз, закрепился на плоской полочке, огляделся.
На одной из сторон колодца были отчетливо видны две глубокие борозды, словно бы кто-то на хорошей скорости проносился мимо и зацепил за стенку, вторая сторона была чистой… дно внизу было запечатано снеговой пробкой.
«Нет тут никого, — с разочарованием подумал Коряков, — можно возвращаться. Финита! Нарушитель находится в другом месте, может быть, даже на другой стороне реки, в Китае, в городе Санчагоу… А дно лаза, колодца этого — вот оно…»
Возвращаться Коряков не стал, решил расколупать пробку и заглянуть в поддон колодца — что там?
Он выбил ногой ступеньку пошире, оперся на нее, другой ногой выбил вторую ступеньку, также оперся на нее…

1 января. Станция Гродеково. 3 час. 30 мин. ночи
Кряхтя, постанывая, борясь со звоном, сидевшем в ушах, — так организм откликнулся на изменения в погоде, на пургу, у Верникова поднялось давление, — старик Верников оделся и, прикрыв таз с пеплом газетой, вынес его на улицу.
Там, присев на корточки в воющем пространстве, чтобы ветер не сбил с ног, огляделся по сторонам — не видно ли где-нибудь гуляющей молодежи? Молодых людей не было видно, молодежь в такую погоду предпочитала сидеть по домам, накачиваться клопомором, либо какой-нибудь иной пакостью. Верников облегченно вздохнул и снял газету с таза.
В то же мгновение ветер ловкой лапой подцепил черный сор, остропузой грудой поднимающийся над тазом, и швырнул в воздух, — только пух с пылью полетели в разные стороны, второй лапой ветер выбил таз из рук Верникова, швырнул на землю, в прокаленный жесткий снег. Таз громыхнул, будто большой барабан и, подбиваемый невидимым потоком, проворно пополз в сторону.
Замахав протестующе одной рукой, старик Верников попытался второй рукой зацепиться за что-нибудь в воздухе, заскреб впустую пальцами по пространству, — увы, бесполезно, ничего в воздухе не было, и Верников с ужасом ощутил, что ноги его скользят по снегу, на собственных старых башмаках «Прощай, молодость» он едет, будто на лыжах. Без всякого скрипа, без гуталина, неподмазанный, всухую, и получается это у него лихо, будто в колдовском сне.
Удерживаясь на ногах, Верников вновь отчаянно замахал руками, засипел, словно дырявый паровоз, вместе с кашлем и сипением выбил из себя твердый комок слюны и в следующее мгновение повалился на снег.
Некоторое время его продолжало волочь по скользкой поверхности, потом под ногу ему попал твердый обледенелый заструг, на манер клыка выросший в снегу. Верников обрадованно уперся в него ступней, засипел сильнее и остановился.
Глянул, где же таз? А таза и след простыл — ветер уволок его уже далеко. Верников перекрестился — ну и погодка! Бед она наделает много — и электричество порвет, и мачты повалит, и птиц со зверьем умертвит немеренно, и на побережье повышибает глаза у моряков.
Одно время Верников, обзаведясь новыми документами, завербовался в Среднюю Азию — надо было исчезнуть, затеряться в каком-нибудь дальнем углу, переждать время, изменить свою внешность, чтобы даже собственная собака перестала узнавать, — и это Коробову-Верникову удалось.
Он устроился работать в гидрометеослужбу, окончил курсы и стал техником. Одно время работал на Памире, на отдаленной станции, куда никто не хотел ехать, — хорошо там было, зарплата шла тройная, в аллахом забытый горный кишлак никто лишний раз носа не совал, о чекистах Верников лишь только слышал — знал, что они существуют и не больше, — в общем, он расправил плечи и вздохнул полной грудью…
Но были и неудобства — если портилась погода, то мертво запечатывала кишлак, заваливала снегом. Среди черных огромных каменьев лепились крохотные ласточкины гнезда — людское жилье, кибитки с тонкими шпеньками труб, плюющихся жидким теплым дымом, искрящих, разбрасывающих гаснущий сор по округе, плывущих неведомо куда. Иногда снега наваливало столько, что невозможно было из одной кибитки перебраться в другую, — и люди и кони тонули в белых мерзлых завалах.
А однажды был случай, когда человек пропал вообще, — старший техник, начальник Верникова пошел на площадку снимать показания приборов… Пошел и не вернулся.
Через полчаса несколько человек, обвязанных веревками, чтобы не потеряться, начали искать начальника. Искали несколько часов — не нашли.
Обнаружили его лишь весной, когда начал обильно таять снег, — в трех сотнях метров от поселка, вот куда занесло бедного человека… В результате старшим техником стал Верников.
Впрочем, повышение радости ему не принесло. Наоборот, оно все чаще и чаще рождало в нем ощущение опасности — он теперь находился на виду.
Верников засипел, закряхтел, пытаясь приподняться, оторвать свое тело от снега, к которому он прилип, будто приклеенный, но попытка не удалась, ветер придавил его сверху, уселся на плечи, словно пьяный казак, — не вырваться, — и начал давить, давить… Верников откашлялся — слишком уж силен был напор, вот-вот захрустят кости и его засыплет снегом, рот запечатает ледяной пробкой и тогда все, тогда вряд ли он выкарабкается; Верников застонал, перекатился на бок, стремясь прикрыться сугробом, где крутило не так сильно, но невидимый злодей разгадал его маневр, ухватил старика за ногу и потащил по земле.
— Хэ-э-э, — отчаянно закричал Верников, но голоса своего не услышал — пропал голос. — Хэ-э-э!
И опять Верников ничего не услышал, ветер словно бы срезал крик с губ и унес в сторону.
Верников испугался. Перед глазами неожиданно возникло давно забытое лицо сгинувшего метеоначальника, с выеденными глазами, с черными, посеченными гнилью зубами и глубоким костяным провалом вместо носа. Верников невольно дернулся, выгнулся дугой на снегу и захрипел.
— Хэ-э-э! — по коже у него поползли холодные, с крапивно-острекающими хвостами червяки. — Хэ-э-э!
Никто не отозвался на молящий крик, да и мудрено было что-либо услышать в этом вое, в кашле и хохоте. Где-то громыхнуло железо — разбойный ветер сдирал с несчастного домишки, попавшего под недобрую руку, металлическую крышу, крушил стропила и довольно гоготал.
— Хэ-э-э!
Когда-то Верников прочитал в одной хорошей советской книжке фразу: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». В данном разе имел место тот самый случай…
— Хэ-э-э! — Нет, никто не спешил на помощь Верникову.
Испуг перекосил его лицо, на ресницах образовались ледяные капельки — это замерзли слезы. Верников выгнулся на снегу большой неуклюжей рыбой, приподнялся на руках и едва не задохнулся от боли, так крепко шибанул его ветер. В следующее мгновение ветер оторвал его от тверди, приподнял и вновь потащил по поверхности земли.
— Хэ-э-э-э! — продолжал кричать Верников.
Бесполезно. Никто не слышал его. Сейчас тело несчастного человека затащит куда-нибудь в канаву, сверху прихлопнет копной снега, и все. Главное — заявить о пропаже живого существа будет некому: из родных у Верникова никого. Ни единого человека.
Он задергался всем телом, захрипел, в открытый рот ветер словно бы всадил промороженный железный штырь. Верникову сделалось нечем дышать. Он понял, что сейчас унесется в бездну, в никуда, в гибельную могилу, которая находится не так уж и далеко отсюда… Ледяной клык под ступней обломился, Верников задергался всем телом, завзбрыкивал ногами, захрипел, но это ему не помогло.
Под руки попался срезанный куст. Верников ухватился за него руками, подтянулся, застыл. Ветер дернул его за ноги, развернул, попытался оторвать, но Верников держался за куст крепко. Более того — под ноги попал тупой, с оглаженной макушкой заструг, и старик, изловчившись, сумел упереться в него правым ботом… Теперь ветру будет сложнее сдвинуть его с места…

1 января. Контрольно-следовая полоса. 3 час. 35 мин. ночи
Пробка, которая возникла по ходу, запечатала колодец прочной заслонкой, чтобы расковырять ее, как минимум нужна была лопата (опять лопата), но лопаты у Корякова не было, и он выругался от досады.
С другой стороны, все правильно: ну кто же на задержание нарушителя ходит с лопатой?
Если только несмышленыш какой-нибудь из школярского кружка «Юный друг пограничника», либо пациент нервной клиники. А лопата нужна вообще-то… Коряков уперся одной ногой в выступ, второй ударил в пробку.
Было слышно, как вокруг с мышиным хрустом струится, шипит, ссыпается вниз снег, рождает на коже озноб. Пробка не поддалась. Коряков ударил в нее еще раз, потом еще.
Выдохся он быстро — в этом колодце было мало воздуха, — откинулся спиной на толстый, причудливо изогнутый корень, замер. Сердце оглушающе громко колотилось в висках, стук этот забил все звуки, населяющие колодец, ничего не стало слышно — ни шорохов, ни скрипа, ни далекого гогота ветра, ни воя пурги, ни тревожного шелестящего шуршания.
Едва стук пошел на спад, как Коряков вновь принялся пробивать пробку, наносить удар за ударом ногой по смерзшейся тверди.
Вода, например, капелька за капелькой, малая толика за малой толикой камень точит, разваливает огромные скалы, рубит породу не хуже отбойного молотка, — так и лейтенант Коряков. В конце концов у него под ногой хряпнул и продавился большой обледенелый кусок, ушел вниз, и в косо срезанном проеме лейтенант увидел голову человека.
Человек был неподвижен.
— Господи, господи, — засуетился Коряков, сделал несколько поспешных движений, из-под правой ноги у него вышелушился снег, и он чуть не сорвался в колодец.
Действовать надо было с умом.
Человек, застрявший в колодце, находился без сознания.

1 января. Застава № 12. 3 час. 46 мин. ночи
Тетя Дина и Лена сидели друг против дружки, как две закадычные товарки и вели разговор. В основном говорила тетя Дина, а Лена слушала. Тетя Дина рассказывала о заставе.
— Наши ребята, знаешь, где бывали? Везде. И в Афганистане, и в Чечне, и в Таджикистане. А какие тут бывали стычки с этими самыми… Ну, хунвейбины которые. Наши-то ребята поначалу выходили против них без оружия, все пробовали соседей увещевать словами, а те ни в какую, признавали только дубину, да еще автомат Калашникова. У китайцев этот автомат тоже на вооружении, они выпускают его на своих заводах, а мы — на своих. Сталь у нашего автомата покрепче будет, не плывет, когда нагревается во время стрельбы, а у китайцев плывет.
Лена слушала тетю Дину, не перебивала — интересно было. Она не знала, что такие истории могут происходить совсем рядом, здесь, на этой земле. Конечно, Лена слышала, что на границе происходили отчаянные стычки с китайцами, но когда это было? Во времена царицы Бегонии Гороховны или даже еще раньше, когда самой Лены не было на свете. Да еще в ее городе есть на кладбище несколько могил с каменными плитами — похоронены участники тех событий. Вот и все.
— В штабе отряда у нас служил майор Косинов, его знали все, — тетя Дина рассказывала о неведомом майоре, будто была его ближайшей родственницей, с теплыми нотками в голосе, очень участливо. — Петром Ивановичем его звали. Косинова назначили командовать группой на Даманском, ага… Китайцы подтянули пулеметы, стволы у пулеметов толщиной в руку, самолеты можно сбивать — крупнокалиберные, расставили снайперов и навязали нашим мужикам бой. Подбили два бронетранспортера… Те запросили помощь. Петр Иванович подогнал свою машину, прикрыл их. Пока экипажи эвакуировались, китайцы подбили бронетранспортер Косинова. Петра Ивановича ранило в обе ноги. Он скомандовал всем покинуть горящий бронетранспортер и занять круговую оборону…
Тетя Дина замолчала, вздохнула тяжело и вновь потянулась к бутылке с шампанским, налила Лене, налила себе.
— Давай, Ленок, выпьем за тех ребят, которые сорок лет назад все это перенесли. Они были лучше нас…
— Давайте, тетя Дина. — Лену не удивляло ни обращение к ней, какое бывает только в семье, в среде близких людей — «Ленок», ни то, что они с тетей Диной, о которой она еще два часа назад не знала ровнехонько ничего, вдвоем отмечают Новый год, ни ощущение тесной связи, причастности ко всему, что здесь происходит. Она чувствовала себя здесь хорошо или, как ныне модно говорить, комфортно, — ей казалось, что бывала она здесь раньше много-много раз… А она была тут впервые. Колдовство какое-то.
Тетя Дина выпила немного шампанского, приложила к губам кусочек хлеба.
— Начал, значит, Петр Иванович вылезать из бронетранспортера, а не может — ноги-то раненые, чужие, не подчиняются ему… Словом, ни туда ни сюда, — застрял. Тут мина китайская недалеко хлопнулась на землю. Петра Ивановича воздушной волной и выдернуло из машины. Заполз он, значит, под бронетранспортер, улегся между горящими колесами и потерял сознание. Наверное, там и сгорел бы, если б ветер не сменил направление. Уже потом, когда пришли наши на подмогу, два солдатика вытащили его, обгорелого, окровавленного из-под бронетранспортера, хотели отдать похоронной команде, а Петр Иванович наш зашевелил губами. Живой был, значит. Доставили его в санитарный пункт, а он признаков жизни уже не подает. Его положили в сарай, на холод, вместе с мертвыми… На счастье, прибыл врач из нашего отряда. Когда ему сказали, что Косинов мертв, он решил удостовериться сам — так ли это? Отправился в сарай к мертвым. Там по зрачкам определил, что Косинов жив. В общем, на вертолет его — и в Хабаровск. Петр Иванович находился в коме. Там его вывели из комы, вернули с того света на этот… Наградили орденом Красного Знамени. Работать перевели в Москву. Говорят, потом он никогда не смог натянуть на раненые ноги сапоги — даже на строевые смотры ходил в ботинках, — тетя Дина в указующем жесте подняла указательный палец.
— Он ныне живой, Петр Иванович?
— Стал полковником, не раз бывал у нас в командировках. Но недавно, говорят, умер. Там же, в Москве.
За окнами продолжала грохотать пурга. Разыгралась она настолько, что даже лешие начали покидать дремучие лесные углы и поспешили к людям, под их крыло — намерзлись в лесу, натерпелись страха. Один такой бедолага, кажется, нашел прибежище в трубе — в канцелярии, где сидели тетя Дина с Леной, было слышно, как он пытается согреться там, трясется, стучит костями, зубами щелкает, — тряска эта, стуки костяные, были слышны не только в канцелярии, а и в подвале, и Лене от этого сделалось боязно.
Тетя Дина почувствовала ее страх и заметила с обезоруживающей простотой:
— Не бойся, здешние лешие — мужики незлобивые.
Лене стало интересно, и она спросила тетю Дину:
— Вам что, доводилось с ними встречаться?
— А как же! И по грибы когда ходила, и по ягоды… Раз на раз не приходилось, но иногда лешие попадались. То закурить попросит, то падь хорошую покажет, где благородных грибов больше, чем в других местах, то просто от скуки остановит, чтобы потрепаться. Они же — тоже люди, лешие эти, — тетя Дина даже вздохнула от сочувствия к неведомым лесным существам, вытащила из кармана вязаной кофты платок, промокнула им глаза. — Что-то наши мужики задерживаются, никак с нарушителем справиться не могут…
Лена не выдержала, подпрыгнула на стуле:
— Тетя Дина, а как лешие выглядят? Злые они?
— Совсем не злые.
— А какие?
— Скорее добродушные.
— Во что одеваются?
— Одеваются вполне прилично. Не могу сказать, что пиджаки носят от этого самого… Армани или от кого-то еще, но дырок на рукавах нет. Рубашки, конечно, без галстуков, но тоже приличные, чистые — видать, у них по этой части дело поставлено на должном уровне, прачечная имеется… Обувка у них крепкая, очень крепкая — ведь столько приходится по тайге ходить, ноги бить, подошвы сжигать до пепла… Картузы у них бывают обычно на самую носопырку натянуты, чтобы дорогу лучше видеть, на разных птиц, да на лимонниковые гроздья не отвлекаться.
— А роста они большого?
— Нет, среди леших таких не бывает, все они росточка маленького. Вот такие вот, — тетя Дина показала рукой, — сантиметров пятьдесят — семьдесят примерно. Как пацанята.
Прижав пальцы к вискам, Лена потерла их, словно б проверяя, наяву у нее разговор с тетей Диной происходит или во сне. Судя по всему, разговор происходил наяву.
Тетя Дина тем временем перевела разговор в другое русло — она с самой первой минуты их знакомства занималась этим:
— Твой лейтенант — мужик перспективный, в рост уже пошел — вот-вот должны присвоить старшего лейтенанта. А там и до полковника недалеко. Граница делает людей очень умелыми. Приходит неумеха, пуговицу пришить к штанам не может, а через два месяца умеет делать все, даже коров доит и компьютеры чинит, вот так, Ленок. И блоху подковать может, и палец к носу приклеить, и суп свалить из топора, и сапоги без дратвы и шила починить, и человека лечить без аспирина и антибиотиков. Я за своим мужиком горя не знаю. Твой, кстати, — такой же. — Тетя Дина улыбнулась тепло, душевно, в следующее мгновение на ее лицо набежала озабоченная тень. — И чего это наши так долго задерживаются?

1 января. Станция Гродеково. 3 час. 50 мин. ночи
Верников лежал на снегу так долго, что ему показалось — он примерз спиной к земле. Над ним с враждебным визгом промахивал ветер, пробовал зацепить человека, приподнять его и уволочь, но это у разбойника не получалось, и он хохотал досадливо и одновременно издевательски, вновь налетал на человека и опять отскакивал от него. Старик Верников боялся пошевелиться — приподнимется над землей и потеряет сцеп с твердью, а это — штука опасная: уволочет его могучий ветер за крайние дома станции и тогда пиши пропало, тогда вряд ли он выкарабкается.
— Эй, помогите кто-нибудь! — пробовал сипеть Верников, звал на помощь, но никто не услышал его, только чудовищный ветер захохотал оскорбительно, загромыхал, швырнул в глаза горсть жесткого ледяного песка.
Старик был на улице один, все люди попрятались по домам, по квартирам, пережидали непогоду, никто не выходил подышать свежим воздухом.
Верников ненавидел своих земляков. Было за что их ненавидеть.
Попал он в худое положение, в вилку: и отрываться от земли, от надежного упора, попавшего ему под ноги, было нельзя, и лежать долго в мерзлом месте, на холоде и снегу, тоже было нельзя — он здесь оставит все свои внутренности… Как быть? Вот незадача-то! Надо было действовать, а он не знал, как быть.
Свободной от упора ногой он пошарил по пространству — не найдется ли еще одного упора? Напрягся, ткнулся в одно место, в другое, в третье, засипел разочарованно — второго упора не было. Положение осложнилось. С другой стороны, пусть ветер и проволочет его малость, главное — чтобы прибил к какому-нибудь дому, к стенке, а дальше Верников выкрутится, справится с вет-ром, обойдется своими силами…
Он приподнялся на несколько сантиметров над снегом, проверяя, примерзла спина или нет, — оторвался от земной тверди легко, значит, спина его к снегу не примерзла… Уже хорошо. В следующее мгновение Верников поспешно лег на снег, ветер вновь швырнул ему в лицо целую пригоршню мерзлой крошки. Попал, мерзавец, точно в рот, забил горло. Перед Верниковым все поплыло, серое крутящееся пространство украсилось цветными разводами, в ушах запищала, затенькала неведомая птица.
Думай, Федя, думай, как вернуться домой, не оставаться же тут до утра. Ерзая спиной по снегу, Верников прокашлялся, прочистил глотку, сплюнул в воздух, но ветер швырнул плевок обратно. Верников запоздало прикрыл рукою лицо.
В конце концов он понял, как надо действовать. Раскинул руки крестом, чтобы его не поволокло, словно куль с мукой, перевернулся на спину и, выждав, когда между двумя порывами ветра образуется пауза, с силой оттолкнулся от земли одной ногой, потом другой…
Он полз по снегу, словно катер посуху, все ближе и ближе к спасительному подъезду. Впрочем, говорить «гоп» было еще рано — пока он не очутится у теплой печки, пахнущей наваристым борщом и чесночными пампушками, или у чугунной батареи, уютно потрескивающей от жара, считать, что он благополучно выбрался из передряги, нельзя.
Разбойник-ветер запоздало заметил манипуляции человека, взвыл возмущенно, будто обманутый человек, взвился в высоту, чтобы взять разгон и с верхотуры упал вниз.
Он всадился в землю с такой силой, что под Верниковым все задрожало, хрустящая пороша взлетела покрывалом, забила глаза, ноздри, старик закашлялся и поспешно выбросил в обе стороны руки, образуя крест, потом выбросил ноги — все меньше будет волочь.
Ветер приподнял его, легко сдвинул с места, загоготал радостно, но в следующее мгновение в нем что-то надсеклось, хрястнуло жалобно, и ветер сбавил напор, снова взмыл вверх.
Это кто же вздумал помочь человеку? Никого, кто обладал бы тайной силой, не было. Ветер снова спикировал вниз.
Верников почувствовал, как тело его словно бы само по себе поволоклось по снегу, только суставы старческие, ослабленные, заскрипели разлаженно, правую ногу пробила боль — Верников подвернул ее неловко — крик сам по себе вымахнул из него, угас в вое ветра. Верников стиснул зубы, зажимая в себе крик, перевернулся несколько раз, перемещаясь по снегу, — ветер катил его, словно мешок, — и остановился.
Хохотнув довольно, ветер устремился вверх, в воющую серую мглу, затих там. И Верников затих, он боялся даже пошевелиться.
А с другой стороны — странное дело, этого не должно было быть, — в нем неожиданно появилась уверенность, что все обойдется, чертовщина, приключившаяся с ним, отступит, ветер перестанет выть и измываться над человеком, стихнет, будто проткнутый гвоздем воздушный шар.
Верников ощутил, как по щекам у него потекли теплые слезы. Непонятно было, что это за слезы — то ли облегчения, то ли, наоборот, тяжести, тело Верникова дернулось само по себе, словно бы от удара электрическим током, выгнулось по-рыбьи, он опустился спиной на землю и затих.
Пришел в себя через несколько мгновений, с трудом разлепил губы в хрипе:
— Где я?
Ветер очнулся и снова потащил его по жесткому, словно бы утрамбованному асфальтовым катком снегу.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 3 час. 52 мин. ночи
Коряков спустился вниз еще немного, ухватил беспамятного человека, сидящего в норе, за воротник, попробовал приподнять его — тот сидел в снеговом колодце плотно, одному Корякову не справиться, а вдвоем, втроем тут не поместиться…
Как минимум, нужна вторая веревка. У напарника она есть.
Значит, надо снова надрываться, карабкаться наверх. Другого выхода нет. Но для начала надо узнать, жив пленник этой норы или мертв? А как узнать? До запястья, чтобы проверить пульс, лейтенанту не дотянуться — руки у пленника опущены вниз.
Он изогнулся, дотянулся рукой до головы Удачливого Ли, прижал большой палец правой руки к шее. Напрягся, стараясь уловить далекое биение, свидетельствующее о том, что человек этот жив… Ни биения, ни тепла, ни признаков жизни — ничего.
Лейтенант дернул за конец веревки, прося напарника выбрать ее, глянул вверх и обреченно мотнул головой — он находился в могиле.
— Свят, свят, свят! — хрипло пробормотал Коряков и снова дернул за веревку — что-то мешкает Лебеденко, медлит. А медлить нельзя. Ни секунды.
Он потукал носком ботинка в один край колодца, установил ногу, проверил, можно ли на нее опереться, потом установил другую ногу, проверил стенку на прочность — не осыпется ли, приподнялся, — и по толике, по малой малости, по сантиметру стал брать колодец, будто некую скальную высоту.
Но это не высота была, а совсем наоборот — могила.

1 января. Застава № 12. 3 час. 53 мин. ночи
Тетя Дина принесла из комнаты Корякова камышового котенка, опустила его на колени Лене.
— Знакомое лицо, — сказала Лена, — чего же мы его там оставили?
— Будет твоим крестником. Хоть он и дикий, но ручным станет очень скоро — кошачья порода обязательно возьмет верх, тяга к человеку пересилит все остальное… Дикие коты быстро начинают ловить мышей, как обычные домашние кошки, и петь песни. Придумай ему какое-нибудь имя, и он будет на это имя отзываться.
— А это он или она? — неожиданно растерянно спросила Лена.
— Он.
Лицо Ленино приняло озабоченное выражение, она оглянулась, словно бы хотела получить подсказку, зашевелила немо губами, как школьница, которую загнали в тупик сложной теоремой.
— Тетя Дина, давайте назовем его Барсиком.
— Барсик — это хорошо, но видишь ли… — тетя Дина с нежностью погладила котенка, тот сонно заморгал глазами, — окраска-то у него совсем не барсовая. Барсик — это для пестрого, для пятнистого кота, а этот паренек совсем иного коленкора…
— Тогда давайте назовем его Киддом. Был когда-то в истории такой деятель — капитан Кидд.
— Уж больно не по-русски, Ленок. И разбойно как-то.
— Гм-м. Капитан Кидд действительно был разбойником. Морским.
— Тем более, давай как-нибудь по-другому.
Лена вновь озадаченно наморщила лоб.
— Флинт… Флинт — это тоже разбойное. А больше ничего в голову не приходит. Чиком, может, назвать? Нет, это собачье имя. Муркой? Слишком просто. Да и он — не она. Мурка-то — имя дамское. Как же назвать?
— Думай, Ленок, думай.
Лена погладила котенка, запоздало подивилась жесткости его шерсти, но тете Дине ничего не стала говорить.
— Может, назвать Полосатиком? Он же — полосатый…
— В этом слове есть что-то рыбье… Закуска к пиву. Не годится.
— М-да, не годится, — Лена вздохнула. — А может, по фармацевтической части? У нас — много вкусных названий. Панадол, Предуктал, Ренитек, Диклофенак, Пумпан…
Тетя Дина отрицательно покачала головой:
— Нет-нет и еще раз нет. Коряков это не примет.
— Почему? Кошек иногда зовут Таблетками.
— Но Таблетка — все-таки не Анальгии, Ленок, и не Пурген с Панадолом. Сложно, непонятно. Незнающий человек вообще будет думать, что котенка назвали неприличным словом. Давай что-нибудь еще, Ленок.
— Может, что-нибудь цветочное?
— Он же — тигровой породы… Обидится.
— А если назвать его Биллом? Как Клинтона.
— Слишком просто, да и наш котенок умнее Клинтона. И умнее этого американского ковбоя… Как его?
— Рейгана?
— Нет.
— Буша?
— Во!
— Может, его Бушем назвать?
— Оскорбится, хотя по звучанию уже теплее, уже ближе, но очень уж Буш неприятный и неумный…
— А если назвать Джорджем?
— Уж лучше Жорой.
— Жорка, Жора, Жорик, Жоржик… Этакий одесский хулиган конца двадцатых годов.
— Одесса от нас далеко, Ленок, Владивосток ближе. И главное — понятнее.
— Жориков во Владивостоке тоже много. Пальцев у ребят всей заставы, неверное, не хватит, чтобы сосчитать.
— Не хватит, верно, — согласилась с Леной тетя Дина. — Ну и что… — она махнула обреченно рукой. — Предлагаю выпить еще немного шампанского.
— А почему шепотом?
— Словно в анекдоте, ты верно подметила, мы с тобой как две заговорщицы, Ленок.
— И хорошо, тетя Дина. С вами я готова быть в заговоре против кого угодно…
Тетя Дина вновь налила шампанского.
За стенами старого здания продолжала беситься, выть пурга, твердый, как речной песок, снег врубался в окна, пробовал выдавить стекла, но стекла были вставлены прочно, ветер хрипел бессильно, ярился, сдувал с сугробов целые копны и взмывал вверх в поисках одиноких людей, на которых можно было бы отвести душу, смять их. Таких людей было мало, сердитый ветродуй злился, хрипел и вновь уносился на высоту…
Муторно было людям в эту ночь, в такую погоду. Многие не спали, маялись, стонали, особенно тяжело было старикам; несмотря на Новый год и украшенные сверкучими игрушками елки, настроения праздничного не было. Выпив шампанского, Лена погладила котенка по жесткой шерсти.
— Так что, тетя Дина, назовем котенка Жоржем? Не слишком ли это блатное имя?
Тетя Дина зацепила ложкой сациви из большой тарелки, с удовольствием проглотила.
— Вкусно!
— Вкусно, — подтвердила Лена.
— Хоть и не годится саму себя хвалить, а… — Тетя Дина широко раскинула руки, поклонилась Лене: — Правда, Ленок?
Та ничего не поняла, но тем не менее, ответила:
— Правда.
Тетя Дина посмотрела на часы и с трудом подавила в себе невольный вздох:
— Когда же мужики наши вернутся?

1 января. Станция Гродеково. 3 час. 55 мин. ночи
Ветер вновь поддел Верникова под спину, приподнял его над облизанной твердью снега и поволок. Верников попробовал раскинуть руки и ноги крестом, но сделал себе хуже: болью пробило правую ногу, из глаз полетели искры. Он застонал.
Ветер напрягся, по воздуху перенес Верникова через небольшую дорожку — он вспомнил, что летом на обочине этой дорожки рабочие со станции разбивали красочные цветочные клумбы, на самой большой из них, центральной, смонтировали цветочные часы, — его пронесло как раз над часами и пятой точкой всадило в большой, с двумя горбами, похожий на верблюда сугроб.
Ветер поддел старика снова, пробуя выковырнуть его из горбатого сугроба, но Верников сидел прочно, будто старый, укрепленный несколькими пломбами зуб, рядом с собою он увидел обломок березового ствола и поспешно ухватился за него обеими руками. Ухватился мертво — не оторвать.
Березку эту полчаса назад легко переломил ветер, отделил макушку от корня, макушку также переломил в двух местах и уволок на свалку. Тем более что до свалки этой было рукой подать — она начиналась за крайним домом. Верников сам иногда пользовался ею и носил всякий мусор, сваливал в общую кучу.
В лицо ему влепился целый снежный заряд, забил нозд-ри, рот, глаза ледяным крошевом. Верников закричал от боли, но вместо крика услышал какое-то задавленное коровье мычание, смешанное с хрипом — ветер лишил его голоса.
Вот что бывает, когда человек пытается уничтожить свое прошлое. Прошлое всегда восстает против этого…
Пурга — штука серьезная, она всегда была серьезной, особенно на севере. Стоит только отъехать верст сорок-пятьдесят от Хабаровска, как начинаются такие глухие леса, что кажется — мир состоит только из этих лесов, и если наука пороется в глухих чащобах потщательнее, то найдет такое количество невиданных зверей, что просвещенный мир рот распахнет от изумления.
Пурга обычно поднимается на земле разными ведьминскими силами, бывали случаи, когда человек в пургу замерзал насмерть в трех шагах от своего дома, только у одного Верникова таких случаев на памяти не менее семи. Кто-то водит заблудившегося человека; какая-то неведомая сила кружит голову, мутит мозги, выдавливает из него последние тепло, запечатывает снегом рот, ослепляет и оглушает, и обессиленный человек в конце концов валится в снег, всаживается лицом в какую-нибудь наледь и умирает.
Такое может случиться и с Верниковым.
Протестуя против этого, он помотал головой:
— Не-е-е-ет!
Ветер снова попытался отодрать его от снега, от березового обломка, на который можно было насадиться, как на «мягкую турецкую мебель» (так в пору расцвета Порты турки называли колы, очень любили сажать на эту «мебель» русских казаков), но Верников держался мертво, мотал головой, выплевывал изо рта какие-то невнятные слова, сукровицу, скользкие красные ледышки и сипел протестующе:
— Не-е-ет!..
Ветер опять попробовал подсунуться под сухое старческое тело, приподнял его над снегом, но не тут-то было — Верников крепко держался за березовый обломок.

1 января. Контрольно-следовая полоса. 3 час. 59 мин. ночи
Коряков спешил — понимал, что от быстроты его действий зависит многое. Но, с другой стороны, может, нарушитель уже задохнулся, и вся суета лейтенанта — мертвому припарка.
Но попытка не пытка, надо использовать все шансы, которые у него есть. Выбравшись из колодца на поверхность, он устало растянулся на земле и прохрипел:
— Есть!
— Есть? Нарушитель? — не поверил Лебеденко, присел над лейтенантом, прикрыл своим телом от ветра.
— Он самый.
— Как же он туда попал?
— По глупости. — Коряков перевернулся на живот, кряхтя, поднялся на четвереньки — так устал. Но пока они не сдадут нарушителя в комендатуру, об усталости лучше не думать. — Нужна вторая веревка, давай, Петро Батькович, запасную веревку.
Лебеденко — человек запасливый, как, собственно, и сам лейтенант, считающий, что запас карман не трет и, выходя на «сработку», всегда берет с собой какой-нибудь запасной конец.
Опытные контрактники тоже так действуют. Без веревки на поиск выходят только мокрогубые ленивые салаги, да те, кто служит в ровной, как стол, степи.
Лебеденко быстро отцепил от пояса веревку, тщательно спетленную кольцами и, чтобы она не рассыпалась, перехваченную поперек липучкой, протянул лейтенанту.
— Здесь двадцать метров. Хватит?
— Хватит. — Коряков отер лицо и вновь по пояс опустился в провал. — Рация работает?
— Нет. Глухо — мы в дыре. Сплошной свист и визг. Пурга.
— У меня тоже свист и визг. Без помощи нам будет трудно.
— Ничего, сдюжим, товарищ лейтенант.
— Все. Я пошел!
— С Богом!
Лейтенант развязал веревку, один конец прикрепил себе к поясу, второй бросил напарнику.
— Вытравливай равномерно обе веревки, и эту и мою.
— Есть вытравливать обе веревки, — по-флотски четко отозвался Лебеденко.
Надо будет спросить у него на досуге, не служил ли он на флоте? Коряков вздохнул и нырнул в провал. Серое плотное пространство перед ним замерцало слабыми удушливыми точками, воздух в провале был спертый, сырой… Главное, чтобы он ничем не подпитывался, как это иногда бывает в водопроводных колодцах, иначе оба они, и лейтенант и нарушитель, могли остаться здесь навсегда.
Ему захотелось остановиться, повернуть назад, наверх, на свежий воздух, в проклятую пургу, в жизнь, но поворачивать было нельзя.
Во второй раз он проделал путь в колодец, на дно его, где находился человек, в несколько раз скорее… И тем не менее Коряков подогнал себя:
— Быстрее, быстрее, быстрее!
Напарник работал четко, без заминок, очень точно вытравливал обе веревки — у лейтенанта не было ни одной секунды задержки. Коряков лишь привычно окутывался паром, да сипел заведенно:
— Быстрее, быстрее, быстрее!
Но скорость тоже имеет свои пределы, в этом спертом колодце не разгонишься — при разгоне исчезает тщательность движений, без которых при таком спуске не обойтись.
Вот место, которое он пробивал ногами — тут образовалась пробка, но ссыпающийся вниз снег запечатать горловину до конца все-таки не смог, внизу, в прозрачной расплывающейся глуби была видна голова человека. Коряков остановился на мгновение, но тут же двинулся дальше, не успев даже перевести дыхание.
Весь он, все его естество — вплоть до последней клеточки, мышцы, до самой крохотной жилки было подчинено одному — спасению человека, которого он еще двадцать пять минут назад ненавидел, считал своим врагом и готов был перекусить ему горло… А сейчас нарушитель превратился в обычного бедолагу, которому нужна помощь.
Очень сложно будет закрепить веревку так, чтобы беспамятный нарушитель не выскальзывал из нее, словно влажный грузный обмылок из пеньковой петли. Приладить веревку понадежнее, добавить пару страховочных узлов не удастся — слишком плотно этот человек сидит в капкане.
Коряков завис над Удачливым Ли, сделал из веревки петлю, попробовал накинуть ее нарушителю на плечи, — попытка не удалась, — и тогда он, поняв, что ничего из этого не выйдет, развязал петлю.
Надо было попытаться протянуть веревку у нарушителя под мышками, потом протянуть еще раз — тогда может получиться чего-нибудь путное, но для начала нужно было протиснуть в узкую горловину колодца свои руки, иначе с веревкой не сплавиться.
— Быстрее, быстрее, быстрее! — Коряков, привычно подгоняя себя, подсунулся под плечо нарушителя, до крови ободрал руку, выругался и попытался протиснуть пальцы дальше.
Не получилось. Коряков потряс нарушителя за плечо. Тот не отозвался. Если бы этот человек пришел в себя хотя бы на несколько минут и помог лейтенанту, — подсобил хотя бы пропустить на груди веревку и закрепить узел, — все было бы в порядке. Но нарушитель не шевелится. Неужели он мертв?
Не веря в это, Коряков мотнул головой, закряхтел, стараясь расковырять бок лаза.
Ему казалось, что он потерял счет времени — слишком долго он торкался, шурудил руками, стараясь проделать в жестком спрессованном снегу нору и протащить сквозь нее веревку, но откуда-то наползал снег, противился лейтенанту. Коряков окутывался холодным дыханием своим и продолжал ковыряться…
И все равно всякой работе обязательно приходит конец, ничего бесконечного в этом мире нет. И в том — тоже… Коряков это знал точно, словно бы сам побывал в преисподней, — ему удалось протащить веревку под мышками у пленника, закрепить ее узлом, потом протащить еще раз и также закрепить узлом.
Коряков поспешно сделал крохотную полочку — вырубил ногой, встал на нее, вжался спиной в стенку колодца и поспешно дернул за веревку, подавая команду наверх.
Лебеденко команду принял — уловил рывки, — и аккуратно, без дерганья потянул веревку наверх.
Важно, чтобы веревка выдержала, и нарушитель успешно выполз из тесного обжима колодца, прополз без помех мимо, не вдавил Корякова окончательно в стенку лаза. Иначе стенка посыплется, поползет вниз, и тогда Коряков может поменяться местами с этим несчастным. Нет, не поддается. Лебеденко потянул раз, потом второй, третий… Нарушитель сидел в обжиме прочно, без сильного рывка его не освободить. Коряков уперся в полку понадежнее, проверил лишний раз — не обрушится ли? — подключился к четвертой попытке… Важно было рассчитать свои силы, не переборщить, не сдернуть веревку с пленника. Но и недобор тоже был не очень хорош. Как и перебор.
Лебеденко потянул веревку в пятый раз. Коряков помог, подправил, выравнивая веревку, за пятым рывком последовал шестой.
Пленник продолжал сидеть в норе — ну будто пробка в гигантском горле — ни туда ни сюда. За седьмой попыткой последовали восьмая и девятая…
На двенадцатой попытке заклиненное тело дрогнуло, потихоньку поползло вверх, благополучно миновало лейтенанта, плоско вжавшегося в стенку колодца. Коряков обратил внимание на бледное измученное лицо нарушителя. Это было лицо мертвого человека.
Сердце у лейтенанта невольно сжалось. Выходит, все старания были напрасны?
Коряков поспешно переставил ноги на другую полку — ту, которая находилась выше, затем на третью…
Ощущение тревоги не проходило.
Кроме того, сам факт, что застава взяла нарушителя мертвым, бросит тень на заставу, это ЧП — чрезвычайное происшествие. Ведь на участок заставы, на контрольно-следовую полосу, он попал живым? Живым. Тогда как же он погиб?
Из Москвы на расследование понаедет столько народа, столько комиссий, что — не отбиться.

1 января. Станция Гродеково. 4 час. 00 мин. ночи
Верников долго лежал на снегу, вцепившись обеими руками в березовый обломок, и с тоскою думал о том, что скоро он промерзнет до костей и тогда у бравого старика останется один выход — на погост. Больше некуда — для другого он просто не сгодится. Верников заплакал — ощутил, как на глазах у него на ресницах образовались клейкие мерзлые катышки, склеили взор — стало трудно видеть.
Он застонал и, пользуясь тем, что ветер немного стих, протер глаза пальцами, но видеть лучше от этого не стал, дернулся несколько раз всем телом, словно улегся на горячую сковородку, и затих.
Надо же как неосторожно, как бездарно он влетел в новогоднее приключение — споткнулся буквально на ровном месте, обеими ногами вляпался в вонючее дерьмо. И какой только черт дернул его в такую ночь расправляться со своим прошлым? Лучше бы он вообще ничего не трогал, ни прошлого, ни настоящего, не занимался бы поправками к своей биографии — и не очутился бы валяющимся посреди улицы в снегу, и вообще чувствовал бы себя лучше. Лежал бы сейчас в теплой постели, вспоминал «минувшие дни», обдумывал грядущее. Хорошо было бы…
Ан нет, дернула его нелегкая заниматься неблагодарным делом. Тьфу!
Одной рукой он по-прежнему продолжал держаться за обломок березового ствола, второй шарил по воздуху, словно бы пытался что-то нащупать, но, сколько ни старался Верников, ничего не нащупал, рука его ровно, без сбоев гуляла по пространству.
Неужели ветер стих? Точно стих. Верников захрипел обрадованно, вновь поездил рукою по пространству, проверяя, откинет ветер руку в сторону или нет, ветер не откинул, и Верников, кряхтя, подтянул к себе ноги, уперся ими попрочнее в землю и приподнялся над снегом.
Ветер был коварен, он только и ждал этого момента, захохотал торжественно, со свистом сверзся с высоты и поднырнул под человека.
Верников с ужасом ощутил, что нечистая сила отрывает его от надежной тверди, закричал обреченно, шаря по воздуху обеими руками и моля Бога, чтобы тот сжалился над ним, и Бог услышал молитву старого грешника — в последний миг Верников сумел ухватиться одной рукой за березовый обломок. Зацепился мертво. Ветер дернул его один раз, другой, третий и оступился. На время, надо полагать.
На улице по-прежнему не было людей, все вымерли… Верникову стало страшно. Так страшно, как никогда не было…

1 января. Застала № 12. 4 час. 05 мин. ночи
Тетя Дина, встревоженная, все чаще и чаще поглядывала на часы, — никогда ранее мужики так долго не задерживались, — и одновременно продолжала рассказывать Лене новости разных лет, как она сама говорила. Иногда увлекалась, забывала, о чем вела речь, и переключалась на другое, иногда повторялась, замирала на полуслове и вновь смотрела на часы.
— А ты про Карацупу когда-нибудь слышала? — вскинувшись, будто ее кто-то ширнул гвоздем, спросила у Лены.
— Слышала.
— Правда?
— Правда.
— Сейчас ведь время какое — прошлое стали презирать, будто мы нехристи какие… Тех, кто шел перед нами, кто пахал эту землю, кто кровь свою проливал, — всех забыли. Особенно много таких забывчивых среди молодежи, каждый второй страдает потерей памяти. А Карацупа, он остроумный был, и смелый, никого не боялся, даже самого маршала Блюхера, когда тот был министром Дальневосточной республики. У Карацупы дружок был, который впоследствии стал генералом, командовал пограничниками — Константинов… Про Карацупу тогда много писали — упражнялись едва ли не все газеты. А Константинов, стало быть, этому немного завидовал и все время подкалывал дружка. То одним, то другим, то третьим… Как-то он и говорит Карацупе: «Скажи, Никита, только честно — журналисты про тебя всегда правду пишут?» — «А кто их знает, — ответил Карацупа, не дрогнув ни единым мускулом, — что пишут, то я и рассказываю».
— А вы сами Карацупу, тетя Дина, видели?
— А как же! Он к нам в отряд много раз приезжал. И перед смертью был. Уже седой, как лунь, полковник, Герой Советского Союза. Простой, очень приветливый. Настоящий погранец! У меня даже снимок есть — он мой борщ прямо из котла пробует. Вид — довольный, — значит, борщ ему понравился, — в голосе тети Дины появились бархатные нотки. — А мужик мой, старшина Иванов, подарок ему сделал — изготовил винтовочку размером в ладонь, которая стреляет крохотными патронами и приладил к ней оптический прицел. Карацупа был очень тронут этим подарком. Даже расчувствовался, — тетя Дина умолкла и встревоженно глянула в окно, она словно бы забыла, о чем только что говорила.
В серых косматых хвостах пурги появились небольшие светлые всплески, словно бы в воздушном течении играла рыба, потом промелькнуло несколько цветных, розовых, похожих на отсветы зари пятен, ветер немного поубавил свою прыть, через несколько мгновений, бормоча что-то недовольно, стих почти совсем. Он словно бы стыдился своего куража — неправ, мол, был, — нырнул в ближайший сугроб, оттуда переполз под большую ель и укрылся широкими лапами.
— Неужто пурга отдохнуть решила? — неверяще проговорила тетя Дина и перекрестила серое ночное пространство. — Давай, давай, поспи, милая, — потерла пальцами виски. — О чем я только что талдычила?
— О Карацупе, — напомнила Лена.
— Да-да, о Никите Федоровиче, — тетя Дина помяла пальцами затылок и пробормотала неожиданно жалобно: — И когда же они вернутся? А, Ленок?
Лена шмыгнула носом, не удержалась: детская привычка проступила в ней из прошлого.
— Если бы я ведала, тетя Дина… Я и сама волнуюсь, — знающим тоном произнесла она, словно бы Саша Коряков уже стал для нее самым дорогим на этом свете человеком…

1 января. Контрольно-следовая полоса. 4 час. 10 мин. ночи
Удачливого Ли благополучно вытащили из колодца наружу, уложили на снегу. Найда, увидев чужого человека, грозно зарычала. Лебеденко, выговорив ей что-то невнятно, отодвинул в сторону и, заголив нарушителю запястье, начал щупать пульс.
Усталый Коряков подцепил пальцами немного снега, кинул себе в лицо, растер. Холодная жесткая пороша, рассыпающаяся, как крупа, немного привела его в чувство.
— Ну что, есть жизнь в бездыханном теле? — спросил он.
Лебеденко мотнул головой, требуя тишины, хотя какая могла быть тишина в скрипе деревьев и в бормотании пространства? Лицо у контрактника замерло. Затем он ожил, положил руку нарушителя в снег.
— Ну как?
— Пульс есть. Только очень слабый. Совсем не чувствуется.
— Живой, значит?
— Живой.
— Это самое главное. Все остальное нарастет. Мясо на кости, жир — на пузо. У тебя рация как, по-прежнему не работает?
— Только что проверял. Кроме свиста и визга — ничего.
— Сигнальные патроны есть?
— Есть.
— Красные?
— Целых три штуки.
— Запускай первый. Может, ребята нас увидят? А этого деятеля… Надо к врачу, иначе он скапустится.
Перед лицом лейтенанта громко ударил выстрел, и в серые утихающие космы ночи ушел алый светящиеся заряд, окрасил макушки ближайших деревьев в розовый цвет, угас.
— Толку никакого, — просипел Коряков, — видимость — ноль.
— Вот погодка! — Лебеденко выругался.
— Придется тащить этого деятеля самим на заставу. Никто не поможет.
— Дадим еще одну ракету, товарищ лейтенант?
— За-пус-кай!
Хлопнул второй выстрел, в уплотненное, забитое снегом пространство всадилась вторая ракета, также красная, раздвинула тяжелый воздух и угасла.
— Бесполезно, — лейтенант устало вздохнул. — С дежурной соединиться не пробовал?
— Пробовал. Дохлый номер. До часа ночи связь была, слабенькая, а сейчас… Ни слабенькой, ни… никакой, в общем.
— Приблизимся к зданию заставы — будет связь, в зону действия войдем.
Они подхватили Удачливого Ли с двух сторон под руки, один с одной стороны, второй с другой, и поволокли к заставе.
Ветер ожил, сыпанул за воротники по пригоршне снега, придавил к земле Найду. Коряков не выдержал, выругался, нагнул голову, впрягаясь в ношу — идти было далеко…
Если повезет, то они могут встретить одну из «шишиг», которые привозили их сюда, хотя вряд ли — оставлять в контрольной зоне машины не положено… Но, с другой стороны, — а вдруг?
Вдруг у кого-нибудь из шоферов на плечах окажется не тыква, призванная исполнять инструкции, а голова, и водила, видя, что творится, для подстраховки застрянет в зоне контрольно-следовой полосы? А?
Еще раз вряд ли.
А до заставы так далеко…
— Может, его взвалить на плечи и тащить на плечах? — прохрипел Лебеденко.
— Обойдется. Не барин, — Коряков протестующе мотнул головой. — Чтобы потом болтал где-нибудь в Японии или на Окинаве, что ездил верхом на русских пограничниках?
— Да он вроде бы не японец. Не похож, товарищ лейтенант.
— Все они одинаковые, друг на дружку смахивают, будто одним папой сделаны.
— Пальцем они сделаны, товарищ лейтенант, а не папой, раз границу нарушают…
— Может, это и так, а может, и нет…

1 января. Станция Гродеково. 4 час. 10 мин. ночи
Ветер силу свою все-таки не потерял, скорее наоборот — старался сделаться яростнее, беспощаднее, он взметывался вверх, скручивал там снег в тугие жесткие простыни и сковыривал с верхотуры хвосты, швырял их вниз, тяжелые, как бревна, придавливал все живое, что попадалось ему внизу. Впрочем, внизу ничего живого не было. Ничего и никого, кроме Верникова.
Забравшись в очередной раз на высокую полку, будто леший в бане, ветер взвыл привычно, захохотал, словно бы издевался над человеком, лежавшим внизу, на снегу, а потом неожиданно умолк, словно бы с ним произошло нечто такое, чему и объяснения нет — то ли костью мамонта подавился, то ли бревно ни с того ни с сего проглотил.
Сделалось тихо. Так тихо, что Верников услышал в собственных ушах неясный звон.
Он не верил в то, что слышал, не верил в неожиданную тишину — вспомнил, что перед всяким боем, например, ничего нет страшнее тишины, такая тишина выматывает из солдата все жилы, и всякого крепкого человека, если тот не будет сопротивляться, обязательно перемелет, будто в мясорубке и превратит в тряпку. Несколько минут Верников лежал, не шевелясь, задерживая в себе дыхание… потом отпустил березовый обломок и ощутил страх: а вдруг сейчас налетит ветер и возьмется за старое?
Ветер молчал, не дергался, не теребил человека. Неужто, все осталось позади? Верников всосал в себя воздух, замер: не прервется ли тишина? Нет, не прервалась. Было тихо. Верников перевернулся на живот и вновь ухватился одной рукой за березовый обломок. Потом подтянул к обломку вторую руку, также уцепился.
Было по-прежнему тихо, только по сугробам, шурша противно, ползла неторопливая, словно бы только что проснулась, поземка. И это — после пурги, после светопреставления, что было тут?
Некоторое время Верников крепко держался за обломок ствола, боясь оторваться от него, потом разжал пальцы на одной руке, подержал некоторое время на весу ладонь, затем отпустил вторую руку… Он не верил в то, что ветер сдох… И все-таки сдох, не стало его, унесся неведомо куда.
Верников стер с глаз радостные слезы — наконец-то от него отстала эта нечистая сила, наконец-то… Продолжая держаться за березовый обломок, он приподнялся на снегу, огляделся.
Сделалось светлее. Снежный заряд, похоже, унесся в Китай.
— Вот те, бабушка, и Рождество с Новым годом, — шепотом проговорил Верников и на четвереньках, поспешно, боясь, что заряд вернется, переместился к ближайшему дому, где располагалась контора, поставляющая в поселок чистую воду. Верников иногда заходил сюда, качал права — у него из крана регулярно текла ржавая вода. В конторе к упрекам ветерана привыкли и дело поправляли — рыжая, пахнущая мазутом вода переставала течь, вместо нее вытекала вода белесая, с городской мутью…
Верников прикинул, как ему двигаться к дому, каким маршрутом — напрямую, через сугробы или в обход, по тротуару?
Промахиваться не следовало: вернется ветер — опять может потащить. Верников выругался, стер с глаз слезы, затем, задержав в себе дыхание и набравшись решимости, заваливаясь то в одну сторону, то в другую, оступаясь, побежал к тротуару, к сереющим впереди жилым домам, среди которых находился и его дом.
Снег визжал под ногами оглушающе резко, был тверд, как асфальт, — подошвы не продавливались, скользили по поверхности, и это рождало у Верникова неприятные мысли: а что если вся земля покроется твердой непробиваемой кольчугой? Верников споткнулся, хлопнул впустую ртом, захватывая на ходу воздух, ничего не захватил и полетел в снег. Ткнулся в него теменем и чуть голову себе не свернул.
— Ну, блин!
Дом его находился уже очень недалеко, но идти до него, как он понял, было далеко…

1 января. Застава № 12. 4 час. 20 мин. ночи
На автомобильной стоянке заревел мотор «шишиги». В комнату, где была накрыта елка, заглянула дежурная по связи ефрейтор Керосинова, усталая, с покрасневшими от напряжения глазами. Пятнистая форма сидела на ней изящно, как на манекенщице. Тетя Дина глянула на Олю и привстала на стуле.
— Ну?
— Взяли нарушителя… Лейтенант наш отличился.
— Где взяли?
— В снежном колодце, туда провалился.
Тетя Дина покосилась на Лену, на лице ее возникла довольная улыбка.
— Поздравляю тебя, Ленок! Твой отличился.
— А откуда нарушитель, если не секрет?
— Не секрет. Похож на японца.
— Вряд ли, — сделав знающее лицо, засомневалась тетя Дина, — чего японцам тут делать?
— Что слышала, тетя Дина, то и говорю. В штабе отряда разберутся, кто он, японец или высокопоставленный папуас.
«Шишига» прогрохотала мотором под самым окном канцелярии, черкнула яркими электрическими лучами по стеклам, ослепила на мгновение людей.
— За нарушителем поехали? — спросила тетя Дина, демонстративно протерев глаза.
— За ним самым.
— За это надо выпить шампанского, — сказала тетя Дина.
— Мне нельзя, — Оля выставила перед собою обе руки, правую и левую, — мое дежурство еще не кончилось.
— Ну, чуть-чуть хотя бы, — попробовала настаивать тетя Дина. — Новый год же…
— Нет-нет-нет, — протестующе затрясла головой Оля. — Не дай бог, начальник заставы заметит… Тогда, тетя Дина, все. — Оля развела руки в стороны. — Тогда прощай моя служба!
Тетя Дина сплюнула через плечо:
— Тьфу-тьфу-тьфу! Не говори таких вещей, Оля!
— Что чувствую, что знаю, то и говорю… На границе сейчас хоть деньги платят, ты же знаешь, тетя Дина. В других местах этого нет.

1 января. Застава № 12. 4 час. 40 мин. ночи
Коряков, усталый, с темным сухим лицом и запавшими глазами вошел в канцелярию первым, следом трое солдат втащили нарушителя, положили его на пол, недалеко от елки.
Увидев Лену, Коряков улыбнулся, спросил молча, одними глазами: «Ты?»
— Я, — громко ответила Лена.
Лейтенант вновь улыбнулся и приказал солдатам:
— Влейте нарушителю в рот стакан водки из командирского запаса.
— Он живой, Саня? — испуганно спросила тетя Дина.
— Живой. Только перетрухнул малость, да еще его немного придавило в снежном колодце.
— Как же он туда попал?
— Это у него надо спросить, не у меня.
— Вроде бы японец… да, Санек?
— Я тоже поначалу думал, что японец, но сейчас так не думаю. Похоже — кореец.
Удачливому Ли влили в рот стакан водки, он в то же мгновение ожил, завозился на полу, открыл глаза.
— О! — сказала тетя Дина и засмеялась.
Удачливый Ли что-то едва слышно прошептал.
Коряков подошел к Лене, взял ее руку, поднес к своим губам, поцеловал пальцы. Произнес благодарно и тихо, — так тихо, что даже тетя Дина, обладавшая отменным слухом, не разобрала, что сказал лейтенант:
— Моя Лена!
Лена неожиданно ощутила, что в уголках глаз у нее появились слезы, ресницы склеились, она поняла, что человек этот, Саша Коряков, сегодня стал ей ближе многих других людей, с которыми она была знакома, может быть, даже ближе отца с матерью… В том, почему это произошло, предстояло еще разобраться…
Удачливый Ли тем временем попробовал подняться с пола, глянул снизу диковато нездоровыми, ничего не понимающими глазами, Лебеденко довольно потер руки и засмеялся:
— Во! А ведь оклемался, окаянный! — И добавил, вторично потерев руки: — Крестничек!

1 января. Станция Гродеково. 4 час. 42 мин. ночи
Небо начало стремительно приподниматься, снег, просыпавшийся на землю, улегся в ямах и ложбинах, выскребенных ветром, сделалось светлее.
Земля после внезапного зимнего тайфуна стала наряднее, дышалось теперь легче, кровь в жилах текла бодрее, это открытие заставило остановиться озябшего, со скрюченными руками Верникова. Он с изумленным видом огляделся: слишком уж резким было преображение, слишком уж стремительно захлопнула за собой дверь пурга. Верников покрутил шеей, освобождая себе горло и произнес незнакомым голосом:
— М-да-а-а-а!
Он не узнавал места, в которых жил, улицу, где находился его дом, деревья с голыми, тщательно оскобленными, облизанными ветром макушками, соседние дома с черными, недобро затихшими окнами. Это был чужой поселок, чужая улица, если сейчас появятся люди, то они тоже будут чужими.
Верников помял себе пальцами горло.
— Скорее, скорее домой! — скомандовал он себе самому и с упрямством камикадзе ринулся штурмовать ближайший сугроб. Увяз в нем, выругался и повернул назад — сугроб оказался непроходимым. Верников огляделся и пошел на штурм другого сугроба, походка у него сделалась суетливой, мелкой, шаг убыстрился, обратился в бег, словно бы старик хотел взять длинный горбатый наплыв с лету, на скорости, но и эта попытка не увенчалась успехом. Верников увяз в сугробе по самый пояс, зачерпнул ботами мерзлого крошева и поспешил отступить.
Казалось, сама природа протестовала против того, чтобы он благополучно вернулся домой. Верников ощутил, что боль в горле усилилась, съела его голос — голоса вообще не стало, вместо него внутри теперь раздавался слабый зажатый хрип, — прозвучал хрип несколько мгновений и стих. Верников, подгоняемый страхом, собственной немощью, засуетился, вновь заплясал на одном месте, примеряясь к очередному сугробу, потом ринулся вперед.
На этот раз он обежал снеговой наплыв далеко, затем развернулся к нему фронтом и, совершив несколько длинных козлиных прыжков, одолел преграду. Постучав ногами об укатанную твердь, сбил с обуви снег, перевел дыхание и понесся дальше.

1 января. Застава № 12. 4 час. 55 мин. ночи
Коряков сидел за столом усталый, с гудящей от напряжения и ломоты в висках головой и, если честно, едва держался — слишком он намучился, разыскивая нарушителя.
Из Гродеково, из штаба отряда, на заставу пробился «Урал» — могучая машина, лучшая из всех авто, какие только знал Коряков, эта машина могла передвигаться по любому целику, по болотам и вязким снежным завалам, способным засосать что угодно, даже вертолет, а «Урал» брал эти топи играючи, к удовольствию водителя. Машину сопровождали два автоматчика и старший лейтенант из разведотдела.
Удачливого Ли увезли.
И только тогда, когда нарушителя сунули в специальный закуток, имеющийся в кузове, на Корякова навалилась настоящая усталость. Все, что было до того — ломота, вялость, дрожь в теле, озноб, тупая боль, выкручивающая ключицы, — все это можно было терпеть, это было не настоящее, а нечто половинчатое, скажем так, и только сейчас на лейтенанта навалилась настоящая усталость: тяжелая, злая, способная привести человека на больничную койку.
Встревоженно глянув на Корякова, Лена тряхнула его за руку:
— Саша, ты чего?
— Ничего, — он едва раздвинул губы в улыбке, — все в порядке.
— Ты плохо чувствуешь себя?
— Нормально чувствую, — но было видно, что Коряков едва держится, ему было просто необходимо повалиться на какую-нибудь скамейку и отключиться хотя бы минут на двадцать; только присутствие Лены, запоздалое новогоднее торжество, солдаты — впрочем, тоже квелые, измотанные не меньше лейтенанта, удерживали его от этого. — Нормально. Только… — Коряков ощупал пальцами воздух перед собой, сделал это аккуратно и пожаловался: — Не пойму, что происходит…
— Что?
— Плывет все… Перед глазами плывет.
— Это от усталости, Саша.
Лейтенант потряс головой, стряхивая с себя то ли наваждение, то ли оторопь — не разобрать, да и не суть важно, что это было, важно, как он чувствовал себя, — он действительно очень устал, но тем не менее, не желая это признавать, произнес упрямым голосом:
— Я не устал… Со мною все о’кей, — он свел в выразительное колечко два пальца правой руки, большой и указательный, показал колечко девушке.
Бодрясь, подхватил Ленин фужер, молча протянул тете Дине, та поспешно налила в фужер шампанского. Лена потянулась к фужеру Корякова, также протянула тете Дине.
— С Новым годом! — сказала тетя Дина, наполняя второй фужер.
Коряков, качнувшись, поднялся на ноги, ткнул своим фужером в Ленину посуду, потом чокнулся с тетей Диной и поинтересовался, ощущая, что усталость жжет ему глаза, а пространство тихо плывет перед ним:
— А где же дядя Леша, старшина наш?
— Сейчас придет, душ принимает.
— Что-то слишком долго он принимает душ, тетя Дина.
— Усталость снимает, смывает грязь. Новый год — явление чистое, вот он и хочет встретить Новый год чистым.
— Суровая ты, тетя Дина…
— Но справедливая.
— Похоже, я дядю Лешу, чтобы выпить с ним шампанского, не дождусь.
— Да ты чего, Санек, он сейчас придет, ты дождись… Сейчас без малого пять часов. Без семи минут пять… А ровно в пять он будет здесь. Могу поспорить.
— Если, конечно, тетя Дина, ты пойдешь и ширнешь его кулаком в бок, он придет в пять, а так… — Коряков качнул головой. — Я очень сомневаюсь.
— Давай поспорим!
— А что! — взбодрилась Лена. — Спор — штука благая. А спор в новогоднюю ночь — вдвойне.
— Хорошо, на что спорим, тетя Дина?
— На бутылку шампанского.
— Правильно, на одну бутылку, поскольку две бутылки бюджет не всякого пограничника выдержит, — Коряков протянул тете Дине руку.
Та ловко хлопнула по ней ладонью.
— Все! Поспорили.
— Ох, и побьет тебя дядя Леша, когда ты проспоришь бутылку шампанского.
— Это мы посмотрим, кто кого побьет.
— Шампанское ныне немалых денег стоит.
— Оно и раньше денег стоило, — круглое лицо тети Дины помолодело, на щеках образовались ямочки — можно представить себе, какой симпатичной она была в юности. — Это во-первых, а во-вторых, смотри, лейтенант, как бы тебя самого не побили… Правда, Ленок? — тетя Дина подмигнула Лене. Та взгляд не отвела, хотя и покраснела.
Шампанское лейтенант Коряков проиграл — старшина словно бы уловив команду жены на расстоянии, переданную по неведомому радио, пришел в канцелярию ровно через семь минут, объявил, пошатываясь от усталости — то, что он устал, было видно невооруженным глазом:
— А вот и я!
Лена зааплодировала старшине. Коряков поднялся с места, виновато развел руки в стороны:
— Извини, дядя Леша, я на тебя поклеп возвел…
— И продул нам с тобою шампанское, — тетя Дина подмигнула мужу.
— Все равно выпьем все вместе, — добродушно произнес тот. — С Новым годом! Дайте хоть выпить, не то я за последние сутки ничего, крепче воды, не пил. Дин, что там на этот счет Расул Гамзатов написал?
— А… Сейчас вспомню. «Вода не утоляет жажды, я пил ее однажды!»
— Вот! — старшина поднял указательный палец. — Понятно, граждане? Поэтому посочувствуйте старому моряку.
— Моряку, — тетя Дина презрительно хмыкнула, — да ты даже плавать не умеешь.
— Неправда! В этом году я освоил новый олимпийский стиль — по-собачьи. Лужу шириной в четыре метра одолеваю запросто.
Тетя Дина налила ему шампанского — половину фужера. Старшина не замедлил возмутиться:
— Мать, по-моему, в этом году ты не пройдешь медицинскую комиссию — у тебя что-то с глазами… Может, нам на курорт съездить, чтобы ты подлечилась, а? Неудобно же ходить с двумя нулями градусов в желудке, мать.
— Два нуля бывают только на дверях общественного туалета.
— Общественного, — старшина хмыкнул. — Похоже, Дин, ты у меня большой общественницей сделалась.
Тетя Дина неожиданно покраснела, посуровела лицом, две симпатичные маленькие ямочки, возникшие на щеках, пропали, она погрозила мужу кулаком:
— Погоди, вернемся домой…
— Стоп! — осадил ее старшина. — Сегодня — памятная дата.
— Что за дата? — разом забыв про свой угрожающий тон, вскинулась, будто любопытная девчонка, тетя Дина. Характер у нее был непосредственный.
— Сегодня — исторический день, — подчеркнул старшина и сделал значительное лицо.
— Давай, давай, выкладывай, — подбодрила его тетя Дина.
— Ровно тридцать лет назад я пришел служить на границу и с тех пор — ни шагу назад. Нигде, кроме границы, не был.
— Ба-ба-ба! — тетя Дина оценивающе сощурилась. — Теперь я понимаю, почему я тебя на какого-нибудь капитана не променяла.
— Вот, — довольно засмеялся старшина, — цени! — Скомандовал зычно, полковничьим голосом: — Наливай шампанского до краев!
— Дядя Леша, тебе надо бы какой-нибудь орден дать, — сказал Коряков. — Учителям в школе за тридцать лет беспорочной работы дают, например, ордена.
— Похлопочи, Санек, похлопочи — я не откажусь.
И сон, и усталость, и дремотная тревога потихоньку отползли назад, голова сделалась яснее, словно бы в мозгах что-то хрупнуло, сместилось, воздух посвежел, игрушки на елке засветились ярче — а ведь Новый год еще не ушел, он шагает по стране, по России, скоро в Москве будет. Коряков посмотрел на часы — сейчас должен появиться командир — капитан Шемякин, начальник заставы.
— Леночка, как ты себя чувствуешь?
— Отлично!
— Так, глядишь, и рассвета дождемся, — Коряков стукнул ногтем по наручным часам — «сейке», подаренной китайскими пограничниками, когда те наносили визит дружбы на двенадцатую заставу.
— А спать? — Лена испытующе глянула на лейтенанта.
Тот поспешно скользнул взглядом в сторону, вновь стукнул ногтем по часам.
— Пока Игорь, начальник заставы, не придет — никакого сна. Вот сдам ему вахту за столом…
Капитан Шемякин не заставил себя ждать — появился через несколько минут в новенькой парадной форме, при белой рубашке и золотых погонах, чисто выбритый, благоухающий хорошим одеколоном.
— Застава! — рявкнул Коряков.
Все поднялись.
— Вольно, вольно, — капитан сделал мягкое движение ладонью, усаживая людей на места, — всем вольно. Сидите.
— Сдавай свою вахту — и пошли, — требовательно произнесла Лена, потянула Корякова за рукав. — Ну!
У Корякова сладко заныло сердце, в ушах раздался далекий торжественный звон, затем возникли далекие складные звуки, словно бы он услышал некий марш, который обычно слышат победители, и он поднялся с места…

3 января. Станция Гродеково. 14 час. 05 мин. дня
Верников собирался выступать в местном клубе перед молодыми таможенниками и железнодорожниками — говорят, их свезли в Гродеково со всего Приморья, — мурлыкал под нос песенку и примерял пиджаки. Пиджаков для выступлений у него было два: один парадный, черный, с медалями, значками, иностранными наградами — красивыми китайскими и корейскими знаками, похожими на ордена, — в общем, с полным набором металла, второй пиджак — с обычными орденскими колодками; колодок было много, они занимали половину борта, и когда Верников шел по улице в пиджаке с колодками, то выглядел очень внушительно — внушительнее даже, чем в пиджаке с медалями.
Была у него еще пара пиджаков с розетками — маленькими золочеными и серебряными значками, прикрепленными к лацкану, — для особых случаев, но он их надевал редко.
Настроение у него было превосходное, чувствовал он себя легко, готов был летать на крыльях, новогоднее приключение уже почти забылось, хотя на ус его надо было намотать обязательно — чтобы такое больше не повторялось, — и Верников постарается это сделать, а с другой стороны, мотай не мотай на ус подобные истории, все равно что-нибудь случится. Человек — существо уязвимое, с ним обязательно происходят некие неподконтрольные штуки: то челюсть вставную в общепитовской забегаловке забудет, то в автобусе уснет и проснется в соседнем городе, общипанный, как голубь, из которого приготовились сварить суп — неведомые воры ни копейки не оставили в кармане, то в тайфун ненароком залезет и выберется из него таким помятым, что одежду потом никаким утюгом не поправить, то вдруг нечистая сила предстанет перед ним наяву, а он до последнего будет считать, что все это происходит с ним во сне, и так далее.
Примерив один пиджак, тихо побрякивающий медалями, тяжелый — согнуться под ним можно, не пиджак, а кольчуга какого-нибудь былинного деятеля времен борьбы с татаро-монгольским игом, — он отложил его в сторону, примерил другой, с колодками.
Этот пиджачок тоже был хорош, но все-таки, несмотря ни на что, он, по мнению Верникова, уступал первому. Кольчуга есть кольчуга, она здорово украшает лик заслуженного человека.
Он снял с себя второй пиджак и аккуратно повесил его на плечики, затем сунул в шкаф.
На встречу он пойдет в кольчуге.

3 января. Станция Гродеково. 14 час. 15 мин.
Коряков вошел в группу, которая проверяла возможные контакты пойманного нарушителя: ведь Удачливый Ли мог перед тем, как совершить попытку перехода в Китай, где-нибудь отсиживаться, выжидать момент, тем более, разведчики из штаба отряда засекли его на этой станции раньше и даже имели видеопленку — Удачливый Ли попал под бдительное око одной из фиксированных камер, установленных на пристанционной площади, где тормозили все без исключения уссурийские и владивостокские такси и автобусы.
Напарником у Корякова был дядя Леша Иванов — сосредоточенный, необычно молчаливый, в пятнистом бушлате, перетянутом новеньким офицерским ремнем и скрипучей портупеей, с «макаровым» на боку. В минуты хорошего настроения дядя Леша хлопал по кобуре пистолета и произносил одобрительно:
— «Макаров» — верный друг, им хорошо пробки у пива открывать.
В этот раз, когда выезжали с заставы, Коряков произнес загадочно:
— Правильно, пистолет — не кошка, мышь не упустит.
Зашли в одну квартиру, показали фотоснимок Удачливого Ли хозяину, тот насмешливо мотнул лохматой головой:
— Ну и физиономия! Из какого лагеря сбежал?
Было ясно, что хозяин никогда не видел корейца. Взбодрившись, он начал было задавать наводящие вопросы, но Коряков не был склонен продолжать разговор, вскинул ладонь к козырьку:
— Честь имею откланяться!
Гривастый от неожиданности чуть нижнюю губу до крови не прикусил — давно не слышал таких слов.
Зашли в другую квартиру, недавно отремонтированную, еще пахнущую краской, с блестящим от лака полом. Квартиру эту недавно приобрела молоденькая девчонка, сотрудница Гродековской таможни. Коряков глянул на нее и удивился — очень уж на Лену похожа. У него от этой схожести даже что-то внутри шевельнулось, а в ушах возник сладкий звон — лейтенанту все больше и больше не хватало Лены.
Он вскинул к виску руку, показал девушке фотоснимок:
— Видели когда-нибудь этого человека?
Та отрицательно качнула головой:
— Нет.
Коряков вновь вскинул руку в прощальном приветствии и повернулся к двери.
Девушка — гостеприимная русская натура, — неловко затопталась на одном месте:
— Может, чайку, товарищи пограничники?
Старшина невольно замедлил шаг.
— Нет-нет, спасибо! — отказался Коряков.
— С печеньем. У меня есть свежее печенье.
Коряков опасался задерживаться в этой квартире. Лена должна быть одна. Двух быть не должно — только одна.
Пограничники перешли в третью квартиру.
Большинство пристанционных домов производило впечатление древних времянок — в давнюю пору, когда строили КВЖД, возвели их для временного пользования, а потом забыли. В России ведь нет ничего более постоянного, чем всякие временные сооружения: все рушится, взрывается, подмывается под корень, валятся ниц огромные бетонные сооружения, слетают с опор мосты, девятиэтажные, вполне справные дома превращаются в пыль, а жалкие засыпушки остаются, их не берет ни время, ни непогода, ни грозные природные катаклизмы, стоят они и стоят, словно заколдованные. Ныне, казалось бы, наступило новое время, новые ветры подули, родилось целое поколение, которое вообще не знает, что такое КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога, — а времянки все стоят и стоят, никак не могут завалиться.
Чертовщина какая-то!
Времянки эти, надо полагать, в разные времена пригревали нарушителей, давали многим приют и крышу… Если копнуть поглубже, то тут можно найти многое… Бараки, бараки! Не веря в то, что засыпушки эти могут быть когда-нибудь снесены, деятельные люди начали ремонтировать их.
Коряков со старшиной побывали еще в нескольких квартирах — следов Удачливого Ли тут не было, никто не видел корейца.
— Скорее всего, он прямиком из Владивостока прикатил, — сказал старшина, — отметился на площади и решил сразу сигануть туда, — он ткнул рукой в сторону Китая.
— Без всякой подготовки?
— А что! Таких чудаков полным полно. Народ на шармачка надеется. Слишком уж долго граница была дырявой. Сейчас дырок тех вроде бы нет, а память осталась.
К сожалению, дырки были. Об этом и старшина хорошо знал, и лейтенант. Особенно плотно идут китайцы на нашу сторону в предзимье, — за древесными лягушками, стоившими в Китае очень дорого, идут в мороз, — ничто их не останавливает, даже если на границе возведут сплошной железный забор — все равно дырку прогрызут… Прямо в железе.
Несколько недель назад Коряков наткнулся на одного такого нарушителя. В заснеженной тихой пади, в которую, похоже, ни один ветер не залетал, только снег падал вертикально, заполнял ямы, ложбины, рвы, да лес отвесно, сонно подрагивал сухими цветными листами. Одеяние это красочное обычно долго не покидало ветки деревьев, опадало лишь после крещенских морозов. Золотые, режущие глаза огнем лиственницы стояли, будто сказочные, переместившиеся сюда из нереального мира.
Под одной из таких лиственниц Коряков вместе с напарником своим Герасимовым обнаружил нарушителя — тот спал в земляной ложбине, забравшись под простую полиэтиленовую пленку.
Недаром говорят, что голь на выдумку хитра. Поговорка эта в одинаковой степени имеет отношение ко всем сообразительным мужикам, что к китайским, что к русским. Нарушитель на деревянных копытах, имитирующих кабана, прошел через контрольно-следовую полосу, добрался до пади и заночевал здесь.
Чтобы не замерзнуть, он выбрал ложбину, подправил ее обычной детской лопаткой, маленькой, размером с поварешку, в земляном углублении развел костер, натолкал в него веток, гнилушек, разного хлама, способного долго тлеть и накрыл ложбину пленкой.
Потом забрался в это ложе сам. Тепло пленка держала до самого утра. До самого утра тлели и головешки. Китаец во сне распарился так, что на лбу у него даже проступили капли пота — взмокрел нарушитель.
Но древесных лягушек наловить не успел, два мешка, которые он принес с собою, остались пустыми, — помешали внезапно появившиеся пограничники.
Так что, хоть и находится граница на замке, а все-таки тараканы через замочную скважину, да в пространство между косяком и дверью иногда пролезают. Всегда пролезали, увы. Какие бы бодрые песни про границу мы ни пели. Ибо граница — это живой организм, живет, дышит, корчится от боли, страдает, сопротивляется ветрам и дождям, стонет, поет… Живой организм, словом.
В одной из последних пристанционных засыпушек Коряков задержался. У лейтенанта никак не могло уложиться в голове, что эти древние строения могут стоять так долго, они ведь еще при Хрущеве должны были пойти под лемех бульдозера, но при «главном кукурузоводе страны» что-то, видать, помешало исполнению грандиозных планов, и местные засыпушки остались.
Станция Гродеково рухнет, обратится в пыль, а засыпушки будут стоять. По искривленным, проржавевшим до дыр водосточным трубам их стекала вниз твердая снежная крупка, струилась, опускалась на землю горками, несмотря на холод, срезы шиферных крыш украшали прозрачные, светящиеся, как детское лакомство, сосульки, на ветках высоких деревьев сидели вороны и мрачно поглядывали вниз, на крыши, на плохо подметенный, в налипях сора тротуар, на машинные следы — пьяный шофер, подавая грузовик назад, не рассчитал маневра и врезался кузовом в бетонную урну, невесть для чего тут стоявшую — то ли для цветов, то ли для оберток из-под мороженого. Урна раскололась на несколько частей, машина увязла в сугробе и еле из него выбралась, попутно разрушив низенький нарядный штакетник, служивший у газона изгородью… Тьфу!
В последней квартире, которую проверяли Коряков со старшиной, жила худенькая, от возраста ставшая совсем невесомой, старушка с короткой прической, наполовину мальчишеской, наполовину старушечьей, — она подняла к глазам очень близко снимок Удачливого Ли, отрицательно тряхнула челкой:
— Никогда не видела этого человека.
— Простите, — пробормотал Коряков неожиданно смущенно, — вопросов больше нет. Позвольте откланяться.
— Позволяю, — манерно произнесла старушка, и Коряков направился к двери, но в следующее мгновение, будто получив неслышимую команду, замедлил ход, скользнул взглядом по фотоснимкам, висящим на стене в нескольких рамках с приклеенными к ним мелкими скорлупками речных ракушек, остановился.
На большинстве фотоснимков были изображены люди в суконных буденовках с нашитыми на ткань матерчатыми звездами, с маузерами и саблями, украшенными гнутыми эфесами, которые они, будто посохи, держали перед собой, — это были красные, и взгляд Корякова на них не задержался, а вот два фотоснимка привлекли его внимание.
На одном были изображены два офицера, сидевшие на стульях с резными спинками, и две женщины, стоявшие около них, наряженные в роскошные вечерние платья. Это были белогвардейцы.
Под изображениями светлыми витиеватыми фитюльками были нарисованы цифры, напоминавшие иероглифы — дата, когда были сделаны снимки — «1920 год». Коряков невольно задержал в себе дыхание — перед ним словно бы прошлое поднялось из своих нетей… Он аккуратно тронул угол рамки, облепленный ракушками, и спросил неверяще:
— Это белые офицеры?
— Да, — небрежно ответила старушка.
— Не боитесь выставлять эти снимки напоказ?
— А чего бояться? Это раньше надо было бояться. А сейчас, молодой человек, эти времена прошли.
— Это кто? — спросил лейтенант, показав пальцем на девушку с пышной короной волос, плотно уложенной на голове, и светлым ликующим взглядом.
— Это я, — прежним небрежным тоном ответила старушка. — Тогда мне было шестнадцать лет.
— А сейчас вам сколько?..
— Лет? Невежливый вопрос, молодой человек, но я на него отвечу, девяносто с длинным хвостом. А если честно, я не считала. Может, и сто уже есть.
Старушка эта принадлежала к людям, для которых время не существует, они словно бы находятся над временем.
— А это кто? — Коряков доказал пальцем на высокого, с небрежно закрученными усиками, сосредоточенно вглядывающегося вдаль, словно его там что-то заинтересовало, и он хотел увидеть, что находится там, за горизонтом, но попытка разглядеть что-либо не удавалась, и на лбу у офицера возникла недовольная вертикальная складка.
— Это? — старушка сощурилась. — Это — капитан Новицкий, человек в здешних местах известный.
— Печально известный, — поправил старушку лейтенант; историю своего отряда он знал неплохо, истории ликвидации Новицкого в ней было отведено особое место. — Только он не капитан…
— А кто же?
— Подпоручик. На погонах у него две звездочки с одним просветом… Видите? — Коряков постучал пальцем по стеклу фотоснимка.
— Не знаю. Мне Новицкий говорил, что он капитан, — равнодушно ответила старушка.
Она действительно существовала в неком пространстве, находившемся над временем и жила по каким-то своим особым законам, не подчиняющимся законам нынешним.
— А это кто? — Коряков показал на смуглого юношу с хмельным влюбленным взглядом и погонами прапорщика на гимнастерке.
— Это? — старушка неожиданно обиженно сморщилась. — Это мой жених.
Юноша был очень здорово похож на старого Верникова, сумевшего, кстати, до нынешнего дня сохранить и офицерскую выправку, и строгий постав головы — именно так держал голову прапорщик, горделиво подбоченившийся на снимке, по-верниковски.
— Его случайно не Сергеем Митрофановичем величают? — спросил Коряков.
— Нет, не Сергеем Митрофановичем… По-другому.
— А как же?
Старушка наморщила лоб, невесомой походкой прошлась по комнате, потом, прижав пальцы к губам, словно бы не хотела, чтобы кто-то еще, кроме пограничников, услышал ее, произнесла:
— Коробов. Его фамилия Коробов.
— А по имени-отчеству как его? А?
Старушка вновь наморщила лоб.
— Не помню, — жалобно проговорила она, помяла пальцами правый висок. — Выдуло.
— Значит, его не Сергеем Митрофановичем звали?
— Нет, не Сергеем Митрофановичем, это точно.
— А вы сами здесь давно живете?
— Жила до двадцать третьего года, работала на железной дороге, потом уехала в Хабаровск, из Хабаровска в Благовещенск, из Благовещенска в Красноярск. В Красноярске похоронила мужа, квартиру оставила сыну и недавно приехала сюда… — она замолчала, несколько мгновений теребила пальцами виски и добавила горько: — Умирать приехала.
— Как же вы так, — сочувственно проговорил Коряков, — из Красноярска сюда? В Красноярске же — сын, а тут — никого…
— Здесь — моя родина. А она тянет, очень тянет… притягивает к себе. Исполнится вам, господин офицер, столько лет, сколько мне, вы почувствуете, что это такое. А сейчас вам чувствовать рано.
— Простите, — Коряков смутился.
— Пришла я к железнодорожному начальству, предъявила документы, мне и дали эту крохотную квартирку. Большего мне не надо — этого достаточно.
— И давно вы здесь находитесь?
— Давно, — веселея на глазах, ответила старушка, — уже целых полторы недели. Мне здесь нравится. А вам?
— Ничего, — неопределенно ответил лейтенант. — Уютно тут у вас, тепло.
— Железная дорога меня всем обеспечивает. Как ветерана. Бесплатно.
— Скажите, я могу взять у вас пару вот этих снимков? — Коряков стукнул пальцем по рамке. — С возвратом, естественно.
— Только с возвратом, — произнесла старушка твердым голосом, — и больше никак. Эти фотоснимки — мое прошлое. А оно должно быть со мной.
— Конечно, конечно, — поспешно проговорил Коряков. — Единственное что, мне надо вытащить снимки из-под стекла.
— Вытаскивайте, — великодушно разрешила старушка.
Коряков поддел пальцем пару тощих слабеньких гвоздиков, выдернул из рамки старую, рыжую от времени, очень твердую картонку, прижимавшую снимки к стеклу, потом приподнял две фотографии.
— Но помните, — попросила старушка, — мне эти фотоснимки очень дороги.
— Не беспокойтесь, все будет в порядке. — Коряков расстегнул полевую сумку, висевшую у него на боку, опустил туда фотоснимки.

3 января. Станция Гродеково. 15 час. 10 мин.
В небольшое помещение, которое было предоставлено Верникову для выступления, народу набилось много, не всем даже нашлось место в рядах — свободных стульев не было, люди стояли в проходе. И дело было совсем не в том, что очень уж интересный человек выступал сегодня, просто у железнодорожников до сих пор сохранилась воинская дисциплина, старые работяги вообще провели в этом режиме всю свою жизнь и привычек не меняли, а молодые, боясь потерять хлебное место, — работа на дороге и оплачивалась хорошо, и условия были сносные, — беспрекословно выполняли любой приказ. О таможенниках вообще говорить было нечего — они всегда считались людьми военными.
Старик на сцене вещал. Было видно, что он привык к этому, освоил довольно хлебное ремесло — неспешно расхаживал, хрустел пальцами, поворачивался, показывая то одну сторону своей кольчуги, умело собранную из сверкучего металла, то другую, покашливал в кулак и выглядел очень важным. Он рассказывал о прошлом.
— Земля горела под ногами в этих местах, — говорил он подрагивающим голосом, — каждый день, каждую ночь погибали наши товарищи… Непонятно было, кто возьмет верх — то ли мы одолеем беляков, то ли беляки нас. — Верников умолк на несколько секунд, пощелкал, похрустел пальцами. Кости у него были прямо-таки музыкальные, солей отложилось много, пальцы могли издавать звук, как при игре на ксилофоне. — Исход этой схватки не на жизнь, а на смерть вы знаете. У меня был хороший товарищ Марк Андреевич Решетников. Душевный человек, в Гражданскую войну командовал крупным партизанским соединением, после Гражданской — отрядом пограничников. Случилось так, что границу пересекла крупная банда. Бой завязался смертельный. И гранаты были пущены в ход, и винтовки, и шашки, и пулеметы — все, словом. Перелом в бое обеспечил сам Марк, дорогой наш товарищ Решетников, — лицо у Верникова сделалось жалостливым, он сморщился, осторожно коснулся пальцами глаз, вначале одного, потом другого, — победу-то он обеспечил, а вот сам погиб, — Верников коснулся кончиками пальцев глаз. — Не уберегли мы его. Через два дня мы похоронили Марка Андреевича… Здесь похоронили, в поселке, на центральной площади. — Верников хрустнул пальцами, поглядел в начавшее синеть окно.
Площадь перед клубом была тщательно подметена, вылизана, видна была елка, увешанная, словно барыня, яркими бумажными гирляндами и крупными сосновыми шишками, окрашенными в золотистый и серебряный цвета. Верников, глядя на елку, внезапно поежился — холодно ему сделалось, ведь на улице-то — мороз… А она хлопает обнаженными ветками по снегу, по мерзлому воздуху, жесткие как проволока иголки выпадают густо, засоряют пространство у ствола, рождают ощущение некой глубокой, острой тревоги.
Хоть и далеко пытается запрятаться тревога эта, не видно ее, а достает так, что виски начинает обжигать боль, из глаз сами по себе выкатываются крохотные горькие слезы, повисают тяжелыми, почти ртутными капельками в уголках, на ресницах.
Люди слушали Верникова с вниманием — чувствовалось, они уважали историю, и это подбадривало старика, придавало ему силы.
Неожиданно громко хлопнула дверь. Верников невольно вздрогнул — хлопок был похож на пистолетный выстрел, горло что-то ошпарило, будто туда попала пуля. Верников резко обернулся. В дверях стояли двое в пятнистой форме. Верников определил безошибочно — пограничники.
«Чего им тут надо?» — с неприязнью подумал он, поднес ко рту кулак, покашлял. Усмехнулся: нарушители, что ли, в зал ненароком заскочили?
— Многих товарищей мы потеряли в боях с ненавистными беляками, — произнес Верников, вновь покашлял в кулак. — Это были лучшие наши люди…
Верников говорил еще минут десять, называл имена, ушедшие в далекое прошлое, потом основательно откашлялся, словно бы готовился к какому-то важному заявлению и негромким скучным голосом предложил:
— Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста.
Собравшиеся молчали. Верников сложил в стопку бумажки, лежавшие на небольшой потертой трибуне.
— Ну, если нет вопросов…
— Есть вопрос, — послышался голос из конца зала.
Верников поднял голову.
Сквозь проход к нему протискивался пограничник, Верников его знал, встречались несколько раз, и имя знал — Александр, но вот фамилию, убей бог, не помнил… Хотя ему называли и имя, и отчество, и фамилию. Но, увы, из дырявой головы всегда очень многое вылетает…
— Пожалуйста, — вежливо проговорил он.
Пограничник легко вспрыгнул на сцену, подошел к трибуне, отодвинул в сторону стопку аккуратно сложенных Верниковым листков и раскрыл полевую сумку, которую держал в руке.
В сумке находилось два фотоснимка. Верников ощутил, как внутри у него вспыхнула острая боль, словно бы там зажегся огонь, — задержал в себе дыхание, он знал эти фотоснимки, знал, при каких обстоятельствах они были сделаны, но совершенно не предполагал, что они могут всплыть.
Сморщился жалобно, понимая, что сейчас произойдет, помял пальцами горло — ему сделалось нечем дышать, — глянул на Корякова жестко, зло, словно бы хотел испепелить его, потом подхватил себя под живот и быстрыми семенящими шагами двинулся со сцены прочь.
— Простите меня… простите, — забормотал он просяще, хрипло. — Мне плохо!
— Может быть, врача? — кинулась вслед женщина — сотрудница железнодорожной службы, отвечавшая за встречу с ветераном, но Верников остановил ее протестующим движением руки:
— Нет-нет… Ничего не надо. Я сам. Мне плохо!
Через несколько мгновений за ним захлопнулась входная дверь.
Люди, находившиеся в зале, молчали, с интересом глядя на молодого лейтенанта в пятнистой полевой форме, стоявшего у небольшой старенькой трибуны — что же он скажет? Коряков молчал. Он не знал, что сказать этим людям, вглядывался в их лица… Разные это были лица. Бесстрастные и любопытные, напряженные и спокойные, сонные после новогодних праздников и отдохнувшие, трезвые, жаждущие действий, равнодушные и заинтересованные, с возбужденно поблескивающими глазами, ждущие какого-нибудь мелкого скандала. Один мужичок — худой, с крупным, будто обломок кирпича кадыком на шее даже подпрыгивал от нетерпения, ждал, чем все это кончится…
Ведь ветеран-то сбежал… А почему, спрашивается, сбежал?
Коряков продолжал молчать.
— Говорите, говорите, — послышался требовательный выкрик из зала: людям не терпелось оказаться свидетелями чего-нибудь жареного. Клубника — сладкое блюдо, клубнику у нас любят. Везде любят — на севере, на юге, на Дальнем Востоке, в Красноярске и в Москве… В Москве, пожалуй, больше всего.
Лейтенант вздохнул, развел руки в стороны — движение выглядело виноватым, словно бы он просил прощения за то, что испортил людям праздник, захлопнул сумку и двинулся со сцены прочь.
У самого края сцены остановился, изучающе глянул в зал и пробормотал:
— Простите!
Затем спрыгнул со сцены вниз.

3 января. Станция Гродеково. 16 час. 30 мин.
Верников несся домой, не разбирая дороги, слепо перепрыгивая через скользкие твердые наледи, через срезанные дворницкими лопатами хвосты снега, наметенные на тротуар, беспорядочно размахивая руками и что-то бормоча про себя.
Сидящие на деревьях вороны провожали его изумленными глазами — этого старика они знали, хотя и старались держаться от него подальше — человека этого окружало некое облако с едва приметным злым свечением, оно и подсказывало осторожным птицам, что надо быть начеку. Вороны это облако видели, а люди нет…
— Это надо же ж! — неожиданно выкрикнул Верников и взметнул над собой руки. — Какой пассаж!
Человек в кожаной куртке, с которым он сталкивался во сне, на этот раз опередил его — выстрелил первым… Всего на несколько мгновений опередил. Верников сплоховал. Он согнулся на ходу, застонал, попытался, схватить омертвевшим ртом намного воздуха, но у него ничего не получилось, холод обварил ему язык, легкие сжались впустую, в них раздался и тут же угас незнакомый болезненный хрип.
— Какой пассаж!.. — пробормотал Верников, споткнулся и полетел на землю, головой в наметенную снеговую насыпь — ее почему-то не удосужился расковырять дворник. — Какой пассаж, — повторил Верников едва слышно, спина у него задергалась, затряслась обиженно…
Хотел он уйти от своего прошлого, отстегнуться, как от старой офицерской сбруи, но ничего из этого не получилось. Прошлое вновь настигло его.
И теперь от него уже не уйти никогда — слишком прочно оно слилось с ним.
Верников заплакал, по лицу у него потекли горячие слезы, они скатывались на шею и застывали там, левая щека впечаталась в холодный мерзлый снег. Было больно, но старик не ощущал ни боли, ни холода — ничего не ощущал, словно бы плоть его была мертвой…

21 марта. Москва. 11 час. 15 мин. утра (владивостокское время 18 час. 15 мин.)
Я позвонил из Москвы во Владивосток, заместителю командующего пограничными войсками по воспитательной работе Василию Владимировичу Комисарчуку, — надо было получить свежие сведения для газетной статьи, посвященной границе. Потом позвонил и на саму заставу, узнал там последние новости.
Коряков, как и ожидалось в декабре, получил очередную звездочку на погоны. За поимку Удачливого Ли он представлен к медали, но пока ни медали, ни вестей о том, как продвигается представление, нет; впрочем, главное в его жизни не это — через две недели у старшего лейтенанта — свадьба. С Еленой Морковиной. Так что застава готовится… Других новостей нет.
И еще. Ровно через пять дней после поимки Удачливого Ли застава задержала еще одного нарушителя — на этот раз китайца. Шел из Китая в Россию.
Что же касается Верникова, то им занимаются правоохранительные органы… Впрочем, скорее всего, старика отпустят — слишком уж он дряхл, да и много времени прошло с той поры, когда он совершал свои преступления.
Впрочем, есть преступления, для которых понятия «срок давности» не существует…
И напоследок об Удачливом Ли. Он был отпущен домой, в Сеул, где уже ему не были страшны ни ресторанный король по прозвищу Жареный, ни его «шестерки» — разные Синие, Пирацетамы и прочие Розовые Пургены и Голубые Баретки… Их Удачливый Ли теперь не боится.
Собственно, так оно и должно быть.

ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Длинный, с темной вспененной водой Кольский чулок сторожевой корабль «Троя» проходил неспешно, очень аккуратно, дважды останавливался — один раз, чтобы дать возможность выйти из бокового пролива подводной лодке, с угрюмой надменностью вскинувшей над водой большую черную голову-рубку, во второй раз застопорил ход также из-за подводной лодки, совершавшей в узком месте сложный маневр.
Командир «Трои» Михальчук терпеливо ожидал — понимал, что командиру подводного крейсера дышится сейчас много труднее, чем ему: неведомый капитан первого (или второго) ранга во время таких сложных маневров сбрасывает не менее двух, а то и трех килограммов веса: в узком чулке развернуть черноголовую громадину бывает очень непросто.
Совсем другое дело — Михальчук и его сторожевик.
За «Троей» в одну дорожку выстроились еще три плавединицы, три корабля — впрочем, не корабли это были, а гражданские суда — обычные, затрюханные, чумазые, с ржавыми пятнами на бортах рыбаки. У них никогда не бывает времени, чтобы привести свои посудины в порядок, на бортах можно найти все, что угодно — мертво присохшую к железу мойву, выпавшую из трала, рыбьи кишки, кляксы ядовитых бакланьих испражнений, прилипшие водоросли — перечислить все, чем богаты рыбаки, наверное, невозможно.
Несмотря на летнюю пору, погода стояла такая, что тем, кто находился на палубе сторожевого корабля «Троя», хотелось натянуть на плечи не только непродуваемую куртку со светящейся надписью «Береговая охрана», но и что-нибудь посолиднее — барашковый тулуп, например, в каких когда-то плавали северные капитаны.
Облака над водой ползли низкие, угрюмые, до краев наполненные холодной влагой: Заполярье есть Заполярье, со студью здешнее небо знакомо больше, чем с теплом, земля — тем более. Морозы здесь каждый год так корежат землю, что их помнит, наверное, каждое чахлое деревце, каждый булыжник, каждый ручеек… Не говоря уже о птицах, которых трескучая стужа сшибает прямо на лету, на землю они падают уже твердыми замерзшими камнями.
Командир на маневрирующей подводной лодке был, похоже, не самым опытным капитаном на Северном флоте, действовал очень уж осторожно, но Михальчук его не ругал, терпеливо ждал, когда лодка развернется и возьмет нужный курс, — дождался и через некоторое время пристроился к ней в хвост… Соблюдая, конечно, предписанную строгими морскими правилами дистанцию.
Низкие облака тем временем опустились еще ниже — слишком велика была тяжесть, скопившаяся в них, небо сделалось темным, сомкнулось с морем, через несколько минут не выдержало, прорвалось, как гнилая бумага, и в огромную извивистую щель посыпался крупный дождь.
Шел дождь недолго — вскоре сменился мокрым снегом. Снежные лепешки смачно шлепались в воду, звучные шлепки эти были похожи на выстрелы, забивали даже гул главного двигателя.
Михальчук заметил, что рулевой, стоявший у «аиста» — небольшого легкого штурвала, похожего на игрушечный, невольно поежился. Михальчук подумал, что рулевой сейчас произнесет с кислым выражением на лице: «Ну и погодка!»
Помедлив немного, рулевой недовольно зашевелил губами, и до командира донеслось брюзгливое:
— Ну и погодка! — рулевой приподнял голову, стрельнул глазами в черную гладкую рубку подводной лодки, идущей впереди и, поездив ртом из стороны в сторону, добавил: — Разъездились тут!
Михальчук улыбнулся: мичман Пиликин был человеком серьезным, деревенским по происхождению, а в деревнях пустышки не вырастают — вырастают только серьезные люди. Одна немалая забота имелась у мичмана Пиликина: в деревне у него остались четыре сестры, все вроде бы ладные, заглядеться можно, но характер у них такой же, как и у брата-мичмана, — любого перепилить пополам могут, всегда всем недовольны, поэтому замуж их в деревне той никто не берет.
Так, глядишь, скоро и перестарками станут. Этот факт беспокоил мичмана очень, он переживал за сестер, вид его от этого делался таким, будто он перестал получать северные надбавки к своему жалованью, а скоро и самого жалованья лишится.
Конечно, если бы всех сестренок перетянуть в Мурманск, они бы легко утерли носы здешним кривлякам-девицам и отхватили бы себе по достойному мужу-моряку, и вопросов у Пиликина больше не было бы, и на сердце было бы спокойно, но мичман сам жил в Мурманске на птичьих правах, — жилье он, например, снимал…
Хорошо, зарплата его нынешняя, погранцовская, позволяет это сделать, но если бы он получал какие-нибудь десять — двенадцать тысяч «деревянных», как это было раньше, то жилье ему пришлось бы облюбовать где-нибудь у подножия памятника Алеше, на голой сопке, либо в лучшем случае, в корабельном кубрике.
Но ни на съемную квартиру, ни в кубрик взять своих сестричек он пока не может.
И сам Пиликин жизнь семейную еще не устроил, жену не нашел: в Мурманске дело с честными девицами обстоит хуже, чем с честными мужиками. Вот и приходится мичману пока холостяковать.
Подводная лодка тем временем освободила путь, ушла в боковой рукав, и Михальчук приказал прибавить ходу. Маневрировать столько, сколько маневрировала подводная лодка, он не мог, поскольку Михальчук командовал не подлодкой и даже не транспортной баржей, а ПСКР — пограничным сторожевым кораблем.
От быстроты действий командира сторожевика на водной границе зависело очень многое… Иногда, если хотите, — все.
Снег прекратил идти также внезапно, как и начался: шлепающий шум, висевший в воздухе, начал угасать — видать, запасы в тяжелых низких тучах сходили на нет, хотя самих туч стало еще больше, а небо сделалось еще темнее, в нем появилось что-то опасное и, хотя стоял полярный день, в котором никогда не бывает ночной темноты, было по-ночному темно, почти черно.
Через несколько минут шум падающего снега стих совсем. Рябь, взбиваемая шлепающимися комками снега, улеглась. В хорошую погоду Кольский залив всегда бывает очень красив, берега, украшенные нерастаявшими полосками снега, обязательно привлекают взгляд, рождают тепло в душе, хотя красота берегов этих, пожалуй, слишком сурова.
Прошло еще несколько минут. В облаках, в волнистых черных клубах вновь наметилось смещение, огромные гряды сдвинулись, образовалась знакомая прореха, небо уплотнилось, прореха расширилась, превращаясь в воздушное озеро, и в озере этом неожиданно заплескалось солнце. Небольшое, с головку магазинного сыра, но очень яркое, сильное, способное поднять настроение даже у такого человека, как мичман Пиликин.
Ночная чернота, только что висевшая над водой, растаяла мгновенно, — и правильно сделала, ибо нет места ночи в светлом полярном дне, — в ряби залива растворились и снежные лепешки, все до единой.
А уж что касается Михальчука, человека, который не только может восхищаться внезапно появившимся солнцем, но и стихами, и свеженькой, только что из кастрюли картошкой, намятой с ароматным подсолнечным маслом и укропом (впрочем, кок Михалыч умеет не только классную «картоплю» делать, но и яблоки в кляре готовить, и «тресочью» душу — печень, завернутую в венгерский бекон, и уху северную, которую он варил из нескольких видов рыб, со сливками, — все эти блюда вызывали большое восхищение у Михальчука), и высокими темными водами Баренцева моря, — у командира сторожевика поднялось настроение.
Черная плотная вода под воздействием солнца посветлела, обрела зеленоватый, рождающий восторг цвет, у самого борта сторожевика неожиданно возникла радуга. Яркая, многослойная, шириной с хороший письменный стол, она словно бы вырвалась из воды, из глубины и беззвучно взметнулась вверх. Насквозь просекла большое рыхлое облако и объявилась милях в десяти от «Трои», — вновь нырнула в воду.
В рубке стало тихо, так тихо, что дежурный штурман Холодов не выдержал, высунулся из своего отсека, застеленного картами, и открыл по-ребячьи рот: редкостная картина поразила и его.
Даже звук главного двигателя куда-то исчез, запутался в корабельных переборках, это было так же необычно, как и радуга в Заполярье. Пиликина радуга тоже задела за живое, от неожиданности он насупился, стал важным, как адмирал, — этакий неприступный памятник. Михальчук со штурманом переглянулись.
Радуга тем временем беззвучно шевельнулась и отползла от борта.
— Чем-то она нас пометила, только чем, хорошим или плохим, не пойму, — проговорил Холодов озабоченно, приподнял плечи в неведении.
— Хорошим, — успокоил его командир, — будет нам удача.
Радуга той порою попрощалась с «Троей» и, убыстряя ход, двинулась в сторону острова Кильдин.
— В первый раз такое вижу, — произнес Холодов тихо, будто боялся спугнуть радугу. — Это дело надо бы отметить чайком… Михалыч нужен.
А Михалыч тут как тут, легок на помине, словно бы из воздуха объявился, чай в подстаканниках принес: ай да кок, ай да умница, подметки на ходу режет, словно разведчик высокого класса! То ли желания на расстоянии угадывает, то ли под кожу у него приемник с передатчиком вшиты, то ли еще чем-то чувствительным вооружен человек.
Видя, что командиры довольны, Михалыч не сдержался, расплылся в широкой улыбке, гладкая прическа на его голове встопорщилась ежиком, сделала лицо кока похожим на какого-то знаменитого актера — на какого именно, Михальчук пока не понял. Но обязательно поймет, разберется. На первой же стоянке, где «Троя» бросит якорь.
Кильдин, около которого надлежало остановиться, хоть и находился недалеко, но до него еще было плыть да плыть.
Совсем недалеко от первой радуги, немного в стороне возникла вторая, чуть пожиже и пониже ростом, менее подвижная, но тоже ошеломляюще-неземная, приковывающая к себе взор — на этот раз изумленно распахнул рот даже угрюмый Пиликин — у рулевого в глазах завспыхивали крохотные оранжевые огоньки, он попробовал закрыть рот — не получилось, так и стоял за штурвалом с открытым ртом. Вот что делает природа с людьми.
Одно крыло радуги опускалось в воду, второе находилось на земле. Водяное крыло шевелилось, будто живое, норовя уйти то в одну сторону, то в другую, но никак не могло определиться, куда двинуться, радуга дразнила людей, манила к себе, — так и хотелось поднырнуть под ее яркую арку.
В это время прореха на небе захлопнулась, тяжелые тучи сомкнулись и раздавленная ими радуга исчезла. Вновь сделалось темно, промозгло, каждая мышца в матросах увяла, съежилась, вместе с мышцами съежилась и душа, а кровь в жилах перестала течь, спеклась в какую-то незнакомую биологическую массу.
Солнце выглянуло вновь, когда они прошли расширившуюся горловину Кольского чулка и по правую руку от корабля оказался большой, с тупыми формами сундук, придавленный сверху чем-то тяжелым — остров Кильдин.
Снега на Кильдине было больше, чем в других местах, ни дождь, ни ветер не съедали его, не хватало сил, лето тоже пасовало перед упрямым островом — он жил по своим законам. И хоть пустынен был Кильдин, даже птицы на нем не гнездились, а Михальчук хорошо знал — есть там народ, и немало. И остров этот для государства российского — ценный.
Отойдя мили на три влево, «Троя» поймала еще одну радугу — та буквально припаялась к ее борту, — и бросила якорь.
Всякое задание, которое получают пограничники, уходя в наряд ли, в поход ли — секретное, — секретным был и поход Михальчука, хотя больше напоминал он вольную охоту. Но вольная охота вольной охотой, а в эти минуты Михальчук с «Троей» занял очень важную точку, с которой все видно, все слышно, все засекается. Засекается даже то, что находится далеко, за округлым морским горизонтом — на Новой Земле или около острова Шпицберген.
И то, что в воздухе болтается, попадает на экраны «Трои», и то, что в воде, в глубине ползает или плавает, засекается даже то, что вообще ни глазу, ни слуху непосильно. Человеку непосильно, а чуткой электронике посильно.
Наступило время обеда. Пока шли по чулку, было не до него — слишком уж оживленным сделалось движение в заливе. И ладно бы только одни подводные лодки — громоздкие чудища ходили, вперед-взад шастают и рыбаки со своим мусором, и торгаши-сухогрузы, и армейские суда, и юркие катерки, для которых, кажется, вообще не существует правил, и редкие, очень солидные пассажирские теплоходы, именуемые круизными лайнерами — жизнь на этих быстроходах проходит в белых перчаточках. В общем, времени на обед не было.
Сели за стол, включили телевизор в ожидании того, когда Михалыч со своим помощником Артуром начнут подавать еду. Телевизор в кают-компании был современный, плоский, как доска, и большой, словно кровать в доме мурманского губернатора.
На экране тут же возникла белозубая рекламная девчонка с соблазнительными коленками, запела серебристым голоском:
Пришли девчонки, стоят в сторонке,
Платочки в руках теребят…
Потому что на десять девчонок
По статистике…


Старпом Ксан-Ваныч, перебивая рекламную девчушку, подхватил:
— Потому что на десять девчонок по статистике трое голубых, четыре алкоголика, трое разведенных, страдающих венерическими болезнями, два наркомана и только один нормальный парень, но он уже женат и имеет двух детей…
— Больно ты суров, Александр Иванович, — хмыкнул Михальчук.
— Так уж воспитан, — хмыкнул ответно старпом, — так меня учили.
— В таком случае надо возвращаться к стартовой позиции начала двадцатого века, к тому, что было.
— Ныне все переменилось, даже таблица умножения. Одного умудренного жизнью человека спросили: «Сколько будет дважды два?» Тот подумал немного и ответил: «Если по правде, то четыре, если оптом — три, а по безналу — пять», — старпом весело покрутил круглой головой. — Как вам такая арифметика, товарищ капитан второго ранга?
— И тем не менее люди существуют друг для друга. А арифметика — это прикладное.
— В каком талмуде вычитали, Игорь Валерьевич?
— Не в талмуде, товарищ капитан третьего ранга… Это сказал Аврелий, римский философ. По совместительству он еще подрабатывал в Древнем Риме императором.
— Ныне таких людей промышленность не выпускает, ныне с конвейера сходит другая продукция — не соскучишься. Если, конечно, раньше в обморок от речей нашего современника не грохнешься. И излагает он соответственно, и одевается, и обувается — все новое.
— Пьет только по старинке.
— Я тут возвращался из отпуска, зарегистрировался в Москве, в аэропорту, в зале ожидания уселся на скамейку, огляделся зорким пограничным оком, смотрю — террористы шлепают. Два мужика ростом с самолет, бородищи черные, головы лысые, в кроссовках, чтобы бегать быстрее остальных, — жуть! Один в черных штанах из «чертовой кожи», другой в шортах из того же материала. Хотя на улице было холодно — плюс одиннадцать. По московским меркам — мороз… А ноги-то — голые, будылки — в пупырышках…
— Закалились люди в кавказских горах.
— Следом за абреками семенил какой-то странный маленький человечек, который у душманов мог ездить в кармане — совсем крохотный был человечек, — старпом изобразил руками, каков был этот человечек. Действительно крохотный, не больше ягненка. Четверть обычного душмана. — Череп бритый, блестит, как зеркало, на макушке — чепчик волос, перехваченный дамской резинкой. Очень странная была компания. Вдруг слышу, сбоку на скамейке девочки шепчутся: «Глянь, это же певец Чмоти!» Я присмотрелся — действительно певец Чмоти, плохо выбритый ребенок.
— Впервые слышу о таком, — проговорил штурман Холодов с недоуменным видом.
— Очень бледное лицо было у нашего славного певца Чмоти, — добавил старпом, — такое впечатление, что накануне он перепил лимонада либо «боржоми»…
— Хорошо, что хоть жив остался, — Холодов рассмеялся.
В связи с выходом корабля в море Михалыч расстарался — он любил, когда «Троя» начинала бороздить тяжелые воды Баренцева моря, обязательно по этому поводу устраивал обед с особым меню. Он умел готовить такие блюда, какие даже не готовили повара в московском ресторане «Савой» самым богатым олигархам.
На первое он подал фирменную уху по-северному — сваренную из нескольких видов рыбы со сливками. Тот, кто хоть раз попробовал «белую уху» Михалыча, обязательно попросит добавки — исключений не бывает, тарелку он не выпустит до тех пор, пока кок не плеснет ему черпачок ДП — дополнительной порции, — вот какая уха получается у Михалыча. Простая уха у него получается тоже вкусная, но фирменная, северная, — на порядок вкуснее.
На второе Михалыч вообще подал блюдо сногосшибательное: печень трески, зажаренную в тонких длинных ломтиках копченого венгерского бекона. Блюдо это имело своего близнеца — в бекон Михалыч заворачивал кусочки свежей, только что вытащенной из моря зубатки. Еду такую также не встретишь ни в одной московской ресторации — умы тамошние до таких тонкостей еще не дошли.
На третье — сладкие яблоки, запеченные в кляре. А напоследок — кофе-гляссе в крупной чашке с пышной шапкой шоколадной крошки. Михалыч умел сработать не только на пять, но и на шесть баллов, хотя известно, что такой оценки в перечне школьно-институтских отметок нет. Но слишком уж хороши были блюда Михалычевой кухни!
За иллюминаторами вновь посмурнело, сырой воздух сгустился, сделался почти черным, как ночью в декабре, далеко в стороне сверкнула беззвучная молния, и повалил снег.
— Лето, называется, — не выдержал Холодов, — полярный день, преобразованный в полярную ночь. Отвратительная погода!
— Для погранцов отвратительной погоды не бывает, — назидательно произнес старпом.
Истина, конечно, известная даже цыплятам в инкубаторе, но ведь пограничник — тоже человек и ему не нравится, когда снег летом падает за шиворот и протекает, извините, до самого кобчика, а ноздри слипаются от холода и дышать приходится задницей.
А раз истина эта ходячая сделала километров не меньше, чем дивизия на плацу, то глаза от нее уже слипаются, как у кролика, выпившего таблетку димедрола — старинного снотворного, и нечего лишний раз повторяться и проповедовать истины, истертые временем.
Может, у старпома мало работы и надо утяжелить ему портфель? Михальчук раздвинул губы в веселой улыбке. Другой бы это сделал, а он не будет — характер у Михальчука не такой.
Он отодвинул рукав рабочей куртки, глянул на циферблат наручных часов и скомандовал:
— Если все пообедали, то — по коням!
На корме, где обычно любили собираться матросы, чтобы перекурить, обменяться словесными шпильками, посмеяться, — никого. Всех загнал в помещение густой июньский снег, он валился густым потоком, в который даже руку нельзя было сунуть — так плотно шел. Михальчук глянул в небо оценивающе и поспешил в рубку, которая по новой терминологии теперь называлась не рубкой, а «главным командным пунктом», но, как говорится, что в лоб, что по лбу и разные словесные нововведения, от которых, будто навозом, здорово попахивало пресловутым революционным угаром девяностых годов, вызывали лишь сожалеющую улыбку. А в ветрах времени можно было услышать недобрые голоса Гайдара и Чубайса.
В рубке, несмотря, что работало освещение, было еще темнее, чем на палубе, потоки снега за стенами создавали непроглядную завесу; если сейчас поступит приказ переместиться в какую-нибудь другую точку, то перемещаться придется вслепую.
Хотя электроника дает возможность смотреть без всяких помех и вперед, и назад, и по бокам, и вниз — видеть, что творится под днищем корабля… И вообще видеть всё. Впрочем, всё могут видеть только все.
В общем, нынешняя техника — это удовольствие, а не техника.
Михальчук кораблем был доволен. И хотя он всего-навсего подменял командира, находящегося в отпуске, после выхода капитана второго ранга Ушакова из отпуска, он должен будет вернуть ему ПСКР в целости и сохранности, в том же виде, в каком и взял, а сам выехать в Питер…
Точнее, выехать в Кронштадт, где на приколе уже стоит новенький сторожевик (что важно — в северном исполнении) и взять командование над тем сторожевиком. Который, между прочим, по размерам в два раза больше, чем «Троя». А уж про мощность и быстроту хода и говорить не приходится… На новом корабле есть даже вертолетная площадка. Значит, будет и вертолет.
А «Троя» уже отходила более тридцати лет. И хотя в ней все время что-то модернизировалось, добавлялось, прикручивалось — появились, скажем так, новые электронные гайки и современные кибернетические болты, — все равно «Троя» считалась кораблем старой постройки.
Да и спущена на воду «Троя» была заводом самым что ни есть мирным — Ярославским и по классу своему первоначальному относилась не к боевым кораблям, а к трудягам-буксирам, к обычным морским силачам, которые привыкли таскать по морям, по волнам разные ржавые баржи, плашкоуты, стягивать с мелей сплоховавшие суда, иногда вообще волочить в отстойники огромные дырявые коробки, кое-как подлатанные, отжившие свое — надо же им где-то скоротать, дотягивая до точки свои последние дни.
На буксир этот, очень неплохо, кстати, сконструированный, поставили новую электронику, смонтировали скорострельную артиллерийскую установку из шести стволов, способную разрезать пополам вражеский корабль, и «Троя» превратилась в грозный сторожевик.
В рубке уже сидел штурман Холодов, мурлыкал под нос какую-то мелодию, какую именно, разобрать было невозможно, штурман по части исполнительского мастерства вряд ли был выше городских голубей — те тоже гуркают и мурлычат также — как получается у него, так и получается. А вообще-то штурманский отсек был самым уютным на корабле.
К стене Холодов прикрепил два неплохо написанных, с широкими мазками, очень спокойных пейзажа, типичных для Липецкой либо Тамбовской областей, штурман был родом из тех мест, поэтому и природу тамошнюю считал лучшей в мире.
— Ну что там метео? — вглядевшись в снежный мрак за стеклами рубки, спросил Михальчук. — Запрашивали?
— Так точно, запрашивали. Никаких изменений. Завтра — то же меню, что и сегодня, ничего нового… Хотя ожидается усиление ветра.
— Совсем сбрендила природа, — качнул головой Михальчук, — человека во враги зачислила…
— Довели, товарищ командир. Человек это и сделал. Очень успешную провел операцию.
Ночью, после ноля часов, когда все заряды уже прошли, а море, кажется, стало успокаиваться — длинные черные волны сделались ниже и короче, — наступила передышка: в небе вновь возникла радуга.
Широкая, сияющая, с подрагивающими яркими полосами, лихо взметывающимися вверх, легко расшвырявшая неряшливые тучи, она вызвала удивление даже у Михалыча, вообще не умевшего удивляться. Сквозь прореху между облачными лохмотьями, схожими с дымом, исходящим от дотлевающего пожарища, вновь выглянуло светлое, чистое, словно бы смазанное сливочным маслом, солнце.
— Чудеса-а, — покинув камбуз, покачал головой Михалыч, на глаз измерил ширину радуги, подтянул штаны и вновь скрылся на своем рабочем месте.
Метеорологи недаром ели свой хлеб — ночное видение в виде фантастической ночной радуги не изменило мрачного погодного прогноза, — утром снова валил снег, шлепался толстыми лепешками в черную воду, нырял вниз бесследно, — и казалось, что конца-края этому светопреставлению не будет. В толстом одеяле облаков прорехи больше не возникали, радуги не рождались. Колдовство закончилось.
За бортом «Трои» колыхалось угрюмое северное море, исчерканное медлительными длинными волнами.
Волны были не только длинными, но и высокими, опасными, звучно и сильно молотились в борт «Трои», — начинался шторм, вот только валы эти не были украшены белыми пенистыми гребнями, сохраняли свой угрюмый асфальтовый цвет. Михальчук подумал, что эта особенность существует только у воды Баренцева моря, у других морей ее нет. Холодное Карское море внешне, например, выглядит куда приветливее, нежнее, уютнее, чем Баренцево.
Вода в Карском море — зеленоватая, пузырчатая, волны украшены яркими кипенными гривами, катятся бодро, веселят взгляд. Рыбы в Карском море почти нет, водятся какие-то головастики, а не рыба, есть этих головастиков почти нельзя: невкусные, костяшки застревают в зубах.
Зато в Баренцевом море рыбы полно всякой — и треска есть, и пикша, и налимы, и зубатка, и окуни — чего только нет! И главное — в большом количестве развелись крабы. Огромные, королевские, завезенные сюда с Камчатки.
Вначале рыбаки жаловались: крабы прожорливы непомерно, не брезгуют ничем, съедают все, что попадает им на зуб, кушают даже ракушек, а уж что касается молоди, то молодь им только подавай, чем больше — тем лучше, но потом перестали жаловаться, поскольку оказалось, что крабы съедают только больную рыбу, здоровая рыба, в том числе и мальки, им не по зубам. Не дано страшному неповоротливому костяному пауку догнать какую-нибудь проворную малявку. Так крабы получили у рыбаков паспорт на жизнь в будущем времени.
Крабов в Баренцевом море развелось столько, что впору открывать промысловый лов. А так квоты на добычу их имеют только научные суда, изучающие жизнь этих донных жителей, да еще разные экспедиции, приезжающие из Москвы специально изучать характер и вкусовые свойства деликатеса в живом виде.
Впрочем, хоть и недоступен был краб простому люду, вкус его в Мурманске распробовали хорошо. И прежде всего люди оборотистые. «Троя» сейчас стояла недалеко от Териберки — места, где есть подъезд к морю посуху, тут можно подкатить на автомобиле к самой воде. Вообще-то по всему берегу длинного Кольского чулка проложена дорога, если брать по прямой, без объезда сопок, то кидай на счеты сто сорок пять километров, если учитывать сложности рельефа и объезжать разные балки и березовые рощицы, именуемые колками, то — сто восемьдесят километров… Может быть, даже и больше — все двести.
Крабов здесь добывают лихие ребята, ловят втихую, на легких резиновых лодчонках; впрочем невесомые лодчонки эти страхуют лодки нормальные, настоящие, на которых стоят мощные моторы по двести пятьдесят лошадок, а на отдельных «плавсредствах» смонтированы даже по два мотора — итого пятьсот силенок. Да не силенок, а полновесных лошадиных сил.
Такая лодка от любого торпедного катера оторвется.
В укромных местах, которые не отыщешь ни с воздуха, ни с моря и со спутника не разглядишь, крабов варят в морской воде и разделывают согласно кулинарному протоколу. Отрубают лапы — лапы могут быть отрублены целиком, а могут быть разделаны на фаланги: первые фаланги, самые лакомые, вторые — смешанные, отдельно откладывают клешни (краба могут сварить и целиком, таких заказов тоже бывает много), запечатывают в фирменную упаковку и отправляют в Мурманск. Оттуда товар уходит в Питер.
Через сутки сваренный в каньоне Териберки краб может оказаться где-нибудь в дорогом ресторане, выходящем своими окнами на Невский проспект, посещаемый самыми уважаемыми гражданами города Санкт-Петербурга…
И совсем не ведают те граждане, что едят краба контрабандного, запрещенного и к вылову и к вывозу с мурманской земли. Народ наш всегда был изобретателен по части заработать деньги, еще со времен государя Николая Александровича.
С другой стороны, много крабов уходит к берегам Норвегии — там и течения благодатные, вечно теплый Гольфстрим посильнее, пошире будет, и вода понежнее — в ней можно принимать оздоровительные ванны. Вот мурманские крабы, презрев патриотизм, и начали эмигрировать туда. Но оказалось, что и там неспокойно — в Норвегии тоже ловят крабов. Но без всяких научных, блатных, незаконных, учетных, статистических, проверочных и прочих квот.
Разрешается там ловить крабов по пятнадцать штук в день — ровно полтора десятка. Официального учета никакого — все на честном слове: на берегу достаточно позвонить инспектору и сказать по телефону:
— Я поймал двенадцать крабов. — И все. Верят на слово. Или поймал тринадцать крабов. Другого учета нет.
Не надо предъявлять каждую клешнявку или глаза, похожие на черный круглый мусор, прилипший к тычинкам — по паре глаз на каждого краба.
Мы же до такого учета пока не доросли: то ли не хватает ума у нас самих, то ли чиновники наши такие слабоумные, никто этого не ведает.
За незаконный лов в Мурманске наказывают штрафами, но штрафов никто не боится, поскольку один краб, сваренный в морской воде, приносит добытчику не менее тысячи рублей чистого дохода. Тут выручки на любой штраф хватит. И не только на него, но и на виллу на Лазурном Берегу, на золотой унитаз для тещи, чтобы не лаялась, когда рыбак приходит домой подвыпивший, на справный, хотя и не новый «мерседес» для тестя, хорошую машину для себя, новую квартиру в городе и такую же квартиру на Большой земле, может быть, даже в столице нашей Родины… И так далее.
Камчатские крабы на мурманской земле — золотое дно для оборотистого человека.
«Троя» стояла в ожидании московского гостя, специалиста, который должен был познакомиться с этой колючей проблемой, — она, к слову, многим стоила и выговора, и премий, и штанов, и кресла, ненадежно прилипшего к этим штанам и многого чего еще.
На корму той порой выбрался Михалыч, утепленный — над головой толстым козырьком нависал меховой треух, в коротких сапогах, плотно натянутых на шерстяные носки домашней вязки. Под мышкой Михалыч держал дрек.
Что такое дрек? По-моему, это чисто северное изобретение: доска, на которую намотана прочная плетенка — леска, способная выдержать большой вес. Автомобиль на такой леске буксировать, может быть, нельзя, порвется на третьем или четвертом повороте ухабистой дороги, но прицеп с парой пассажиров — запросто.
На конце плетенки у Михалыча болталась килограммовая блесна, сваренная из нержавейки с прикрепленным к ней крупным тройником. С другой стороны блесны, словно бы в противовес тройнику, было прикреплено алое, очень игривое пластмассовое перо, затейливо играющее при любом движении лески.
Ловить с кормы рыбу — дело, конечно, наказуемое, может быть, даже запрещенное, но Михалыча этот запрет не касался. Он — кок, человек, который обязан кормить команду. И желательно едой свежей и вкусной. Так что Михалыч выполнял прямые свои обязанности, вмененные ему штатным расписанием.
Михалыч быстро размотал дрек и, поплевав на блесну, как на обычного червяка, — рыбацкие привычки сидели в нем прочно, — швырнул тяжелый серебристый стакан за борт. Тот вошел в подкатившую асфальтовую волну без единого звука. Место здесь было глубокое, штурман еще вчера замерил, — сто пять метров. Если зацепится треска в полпуда весом — одному ее не вытащить — вытягивать придется вдвоем.
А треска считается лучшей здешней рыбой. Никакая другая рыба рыбой не считается вообще, даже толстый морской налим и верткая хищница-зубатка, очень вкусная, когда ее снимают со сковородки, только треска.
Михалыч неспешно подергал плетенку, поиграл блесной, ощутил, как у него сладко заныло сердце: так всегда бывает с рыбаком, если, конечно, он настоящий рыбак.
Блесна работала трудно — слишком большая была здесь глубина.
Неожиданно в сотне метров от «Трои» с шумом раздвинулось море, показалась широкая черная спина, похожая на длинную железнодорожную цистерну, спину украшал небольшой косой плавник; раздалось раздраженное хриплое фырканье, в воздух взвился высокий фонтан, и «железнодорожная цистерна» вновь ушла в морскую глубину.
Косатка. Животное хищное, сильное, быстрое. Командир «Трои» Михальчук видел однажды, как стая косаток окружила одинокого, отбившегося от своих кита и устроила вокруг него хоровод. Кит — существо огромное, гора по сравнению с любой из косаток, тремя легкими ударами хвоста может запросто перешибить хребты половине нападавшей на него стаи, вел себя спокойно, уповая, видимо, на свою мощь и массу — к таким горам подступаться опасно. Но косатки так не считали.
Вот одна, вырвавшись из карусели, устроенной вокруг кита, торпедой подлетела к несчастному гиганту и, широко распахнув рот, вырвала у него из бока большой кусок мяса.
В ответ раздался хриплый рев, закончившийся коротким гулким всхлипом — кит захлебнулся водой, кровью, собственным дыханием, болью.
Тишина длилась недолго — через мгновение в кита вцепилась зубами вторая косатка. Снова раздался отчаянный хриплый рев, — гораздо сильнее первого.
Через пятнадцать минут косатки покончили с китом, от гиганта остался только длинный обглоданный костяк: страшное стадо сожрало плавающую гору. Уйти от косаток невозможно, они считаются самыми быстрыми морскими животными в мире — плавают со скоростью курьерского поезда.
На этот раз косаток было только две. Отфыркнувшись, они вновь неторопливо ушли на глубину — похоже, подоспевала треска, скоро, может быть, даже сегодня, начнется ее ход, так что косатки появились тут неспроста.
У трески бывает два хода, один весенний, в апреле, второй летний — в начале июня, когда в Арктике начинает властвовать полярный день. Михалыч появление косаток тоже засек — чутье на рыбу у него развито не хуже, чем у этих железнодорожных цистерн (чутье Михалыч называл чуйкой, выловил это странное словцо с экрана телевизора), поэтому и решил порадовать команду свежей рыбой.
Он поднял блесну десятка на три метров, потом отпустил, точно уловил момент, когда блесна коснулась дна, далекий стук этот засек по толчку, прибежавшему к нему по леске, приподнял серебряный стакан метра на полтора и начал артистически манипулировать им.
Михалыч умел оживлять металл и обычную железную болванку превращать в верткую лакомую рыбу — треска только рот разевала охотно, стремясь прикусить зубами эту резвую рыбеху. В результате оказывалась висящей на тройнике.
Через несколько минут Михалыч сделал резкий рывок, подсек невидимую рыбину и начал проворно вытягивать ее на поверхность. Выводить крупную рыбину со стометровой морской глубины — это совсем не то, что выуживать из какого-нибудь мелкого озерца крокодила килограммов в тридцать — пятьдесят весом.
Туго натянутая леска превращает перчатки в обычную, мелко нарезанную лапшу. Перчаток, которые не могла бы одолеть леска-плетенка, к сожалению, не существовало.
Вытягивая из моря метр за метром леску, Михалыч аккуратно, но очень споро, почти циркачески сбрасывал ее на палубу, следя, чтобы плетенка не превратилась в одну большую бороду, не спетлилась кольцами и не перепуталась…
Все у Михалыча получалось. В результате очень скоро у его ног затрепыхалась крупная, килограммов в пять весом треска.
Но чтобы накормить всю команду сторожевика, надо было поймать рыбин семь, не меньше. Тогда и уха толковая будет и жарево, тающее во рту, получится.
Через несколько минут у Михалыча была еще одна поклевка, он азартно покрутил головой, зыркнул острым глазом в Михальчука.
— Однако, похоже, товарищ командир, что второй ход трески начался, — проговорил он неожиданно жалким тоном.
— Рассчитываешь на подмогу, Михалыч?
— Очень даже рассчитываю, товарищ капитан второго ранга. Команда будет аплодировать командиру.
— Возьми свободного от вахты человека в БЧ-4 — лишь одного, Михалыч, больше дать не смогу и одного — в БЧ-5.
— Маловато, — Михалыч приготовился выклянчить у командира еще пару человек — вдруг удастся? — но командир отрицательно покачал головой.
— Нет и нет, Михалыч. Я понимаю, тебе главное — поймать рыбу и накормить людей, а мне главное — выполнить боевую задачу, — Михальчук подмигнул коку.
— Понял, товарищ командир, — недовольно пробурчал Михалыч, — не дурак.
Дураком Михалыч не был никогда, — а Михальчук, несмотря на то, что был на «Трое» временным, знал кока давно, лет семь, не меньше, и за это время ни разу не наблюдал, чтобы тот попадал в щекотливое положение.
Вторая поклевка принесла Михалычу добычу неожиданную — молодую зубатку — и зацепилась хищная рыбина за крючок-тройник не своим огромным страшным ртом, утыканным ядовитыми зубами, а вялым, болотного цвета, брюхом, набитым всякой падалью.
И начала вываливаться эта падаль прямо на палубу влажными непереваренными кучками. Михальчук невольно поморщился — грязи на палубе он не любил, лицо его при виде рыбацких нечистот, прилипших к боевому металлу, разом делалось холодным, чужим, каким-то замкнутым, — ему невольно хотелось взять в руки швабру и немедленно вымыть палубу, а потом счистить с себя всю грязь, соскрести с рук прилипшую к ним гадость и принять хороший душ.
Кок понял, о чем думает командир.
— Я все уберу, товарищ капитан второго ранга, палуба будет блестеть, как новенькая, — пообещал он, скосил глаза себе под ноги и неожиданно суматошно подпрыгнул: к нему, широко распахнув рот, подползала полудохлая зубатка с вылезшими из орбиты глазами и наполовину вываленным на железо брюхом.
Попадись экземпляр покрупнее, то гадкая рыбина эта, как собака, гоняла бы по палубе и кока и командира, вместе взятых, щелкала зубами и подпрыгивала резво, стремясь ухватить обидчиков-людей за штаны.
Зубы у нее очень опасные, умереть от яда и грязи не умрешь, но болеть будешь долго. Поэтому опытные рыбаки на случай встречи с этим морским чертом держат наготове длинный острый нож и, как мечом, отсекают им голову зубатке. Вместе с ядовитыми зубами.
После этого с рыбой, рождающей внутри человека ледяной холод, можно общаться без особой опаски. Как с каким-нибудь ленивым добродушным карпом из сельского пруда, заросшего тиной.
В прогнозах своих Михалыч ошибся: второй ход трески еще не начался, — шли отдельные косячки, разведчики, но плотного хода, в котором стоймя стоит багор, не было. Хотя огромные, с блестящими черными спинами косатки появились здесь неспроста — загодя чуют еду.
Но ошибка в прогнозах ничего не значила, Михалыч со своими помощниками сумел наловить рыбы на уху. Хорошая получилась уха — и треска в ней была, и налим, и зубатка, и окунь. Даже на жарево немного рыбы осталось — для дежурной вахты.

Стремительный катер, окрашенный в синий цвет, с нарядной рубкой и новеньким пограничным флагом на корме, лихо подвалил к «Трое» и опустился около выброшенного за борт трапа на собственной, быстро опавшей волне.
Из рубки катера выпрыгнула девушка с непокрытой головой, в знакомой черной форме-непромокайке, украшенной мерцающей белой надписью «Береговая охрана», ловко переместилась на нижнюю планку трапа.
С катера ей подали туго набитую сумку, девушка перекинула ее наверх, на край борта, потом с таким же проворством перекинула вторую сумку. Красивая была девушка. Офицер. Перед ней навытяжку готов был встать даже сам командир корабля. На гибких погончиках, прикрепленных к куртке, поблескивали четыре капитан-лейтенантских звездочки.
Михальчук принимал гостью у борта. Волна шла широкая, плоская, выкатывалась прямо из-под иссиня-серых туч, из-под кромки, подсвеченной снизу бледным дрожащим сиянием, какое обычно исходит от льда. «Троя» на этих волнах неторопливо переваливалась с борта на борт.
Такая качка может сбить с ног кого угодно, даже бегемота, привязанного цепью к мачте, или мужика, способного проломить кулаком кирпичную стену, а на девушку не действовала совсем, она, похоже, могла держаться на палубе, даже если та начнет переворачиваться вверх дном.
— Капитан-лейтенант Самойлова, — доложилась гостья, блеснув крепкими чистыми зубами. Построжев, вытянулась перед Михальчуком.
Долго держать на лице строгое выражение она не смогла, улыбнулась вновь. Михальчук невольно подумал о том, что ныне редко встретишь девушку с такой улыбкой — сегодняшние девушки с силиконовыми губами готовы день и ночь улыбаться во весь рот, — даже во сне, — но это совсем не те улыбки.
Оказывается, для познания человека, кто он и что он, не нужно много времени и совсем необязательно есть из одной миски кашу в течение нескольких лет — достаточно увидеть улыбку и руку, протянутую для приветствия, больше ничего не надо.
— А как зовут капитан-лейтенанта Самойлову? — поддавшись улыбке гостьи и сам начав улыбаться — так же открыто и безмятежно, — спросил Михальчук.
— Ириной Александровной.
— Отчество обязательно?
— Никак нет, товарищ капитан второго ранга, — Самойлова по-девчоночьи бодро мотнула головой. — Совсем необязательно.
— Пойдемте, я провожу вас в каюту, — Михальчук подхватил одну сумку, другую, приподнял и произнес уважительно: — Ого!
Вес у сумок был внушительный.
Коридоры на «Трое» были заложены такие, что по ним можно было ходить вчетвером, — всякий буксир ведь должен быть спасателем, поэтому мало ли чего может происходить в море, и мало ли какой груз придется тащить по коридорам, особенно, если со дна поднят груз живой…
Поскольку начинка «Трои» была наисовременнейшей, электроникой корабль был нашпигован от киля до макушки мачты, где вывешиваются флаги расцвечивания, то и команда на «Трое» была усеченная, — сорока семи контрактников хватало с лихвой, — а раз народа стало меньше, то образовалась лишняя жилая площадь. Для гостьи была выделена специальная каюта.
По дороге к гостевой каюте Самойлова неожиданно остановилась, словно бы уперлась в некий висящий в воздухе барьер, который ей был виден, а Михальчуку нет. Капитан второго ранга тоже остановился. Поинтересовался удивленно:
— Что с вами?
Навстречу им по коридору, придерживаясь одной рукой стенки — волны пытались накренить «Трою», — шел штурман Корнешов. Лицо усталое после ночной вахты, черты резкие, в углах губ — морщины. Впрочем, морщины лицо штурмана хуже не делали, скорее, наоборот — таков был тип его лица.
И вообще штурман Корнешов относился к разряду мужчин, к которым благоволили женщины. Лица с такими правильными, будто бы вырезанными хорошим скульптором чертами, встречаются нечасто.
— Что с вами? — вторично спросил Михальчук.
Самойлова промолчала, ничего не ответила. И Корнешов внезапно сдал ход, он теперь шел еле-еле.
Есть вещи, о которых особенно-то и не поговоришь, иногда вообще ничего не сможешь рассказать — нельзя, сделается очень больно, на зарубцевавшейся ране появится кровь, станет тяжело дышать.
Штурман Корнешов был мужем Ирины Самойловой, с которым она разошлась год назад. Точнее, год и два месяца назад. Этот увеличивающийся срок она в любую минуту может вычислить до дней и даже часов… Сейчас Корнешов и Ирина все дальше и дальше отодвигаются друг от друга. Будто две половинки одной расколотой льдины. Разлом, разделяющий их, становится все больше.
Но вот ведь как — ни он, ни она до сих пор не могут толком объяснить (ни себе, ни родственникам, ни друзьям), что же между ними произошло, — что? Может, имелась какая-то серьезная причина, расколовшая крепкую семью, а может, вообще ничего не было…
На лице Корнешова что-то дрогнуло, жесткие щеки помягчели, он улыбнулся — улыбка была неуверенной, совсем некорнешовской, он прижал к горлу пальцы и проговорил незнакомым, каким-то свистящим шепотом:
— Ты-ы? — оторвал пальцы от горла, потом снова прижал. — Этого быть не может.
Словно бы онемев, потеряв способность двигаться, Самойлова стояла посреди раскачивающегося корабельного коридора и не могла выговорить ни слова, сделать хотя бы один шаг в сторону тоже не могла, она, не отрываясь, смотрела на Корнешова.
О чем она думала сейчас — неведомо. Впрочем, это можно было бы понять, разгадать, но это была чужая тайна, а забираться в чужую тайну — грех. Так всегда считалось в семье Михальчука.
Наконец к Самойловой вернулась речь.
— Как видишь, Лева, может быть, очень даже может.
Глаза у Корнешова неожиданно приняли виноватое выражение, — впрочем, наверное, так оно и должно быть, он понимающе кивнул, перевел взгляд на командира.
— Игорь Валерьевич, метеорологи только что предупредили о штормовой угрозе.
— Ну, предупреждение о шторме — это еще не шторм, Лев Константинович, не будем пугать нашу гостью… Вы, как я понял, знакомы?
В борт сторожевика ударила тяжелая волна — судя по всему, недалеко всплыла грузная подводная лодка, подняла тугой вал, над головой командира, в динамике затренькал хриплый звонок — общекорабельное предупреждение, и Михальчук с гостьей двинулся дальше, в каюту, приготовленную для нее, а Корнешов пошел своей дорогой.
Раньше женщины на суда, тем более военные, не допускались — баба для моряков была страшнее черта, увидя женщину на корабле, они обязательно крестились и плевали через левое плечо — свят-свят-свят! Другое дело — молодка на берегу. Тут можно даже полечку сбацать, лихо отбив на тротуаре зажигательный ритм каблуками… А вдруг сердце красотки дрогнет?
И случалось, что мурманская красотка не отказывала чечеточнику-полечнику.
Сейчас — другое дело, правила флотские изменились. На некоторых кораблях камбузами уже не Михалычи заправляют, а какие-нибудь бойкие девушки в кружевных передниках, у которых в женихах добрая половина Северного флота ходит, и они менее, чем за капитана третьего ранга (по-сухопутному, майора) замуж не выйдут.
В береговых командах тоже много женщин — в компьютерных отделах, штурманских центрах, в службе тыла и так далее. Кто знает, может быть, наступит время, когда женщины будут служить на кораблях офицерами и мичманами, вполне возможно, что и командирами, и адмиралами, возглавляющими морские операции.
Впрочем, в это Михальчук не верил. А с другой стороны, прибыла же из вышестоящей организации капитан-лейтенант Самойлова, она, конечно, ниже его по званию, но это совершенно ничего не значит.
В Москве звания, как рубль к рублю, идут быстро — только погоны под звездочки подставляй. В сухопутных войсках, кстати, женщины-генералы появились, почему бы им не появиться в погранвойсках?
Словом, все течет, все изменяется. У американцев женщины даже в спецназе служат…
Хоть и обменялись штурман с гостьей всего несколькими словами, да несколькими взглядами, а короткое общение это сказало им обоим много — и ей и ему.
Корнешов почувствовал, как у него что-то стискивает горло, обжим сильный, он даже не может преодолеть себя и произнести что-нибудь путное, — впрочем, жалкие слова удивления, которые он собирался произнести, совсем не стоили того, чтобы быть произнесенными. Ирина тоже не могла справиться с собой.
Перед командировкой она на всякий случай затребовала список экипажа «Трои» и попросила, чтобы ей дали характеристику на членов команды. Это было сделано. Насколько она помнит, фамилии Корнешова там не было. Вполне возможно, что он прикомандирован к кораблю временно. Как и она.
Если бы она нашла в списке Корнешова, то неведомо, какие бы мысли пришли к ней в голову, вдруг она под горячую руку вздумала бы отказаться от поездки, и тогда не было бы этой встречи, — все могло случиться.
Но произошло то, что произошло…
Пришлось Михалычу стряпать второй обед, такой же изысканный, как и первый, Михальчук назвал его праздничным, но кок воспротивился этому: нет, мол, и нет…
Иногда Михалыч делался очень упрямым, он вообще считал себя на корабле выше командира, — ну, если не выше командира, то выше старпома точно.
— Почему нет? — удивился Михальчук.
— Для этого обеда нужно найти более высокие слова.
— Какие?
— Я подумаю. — И подумал — все-таки кок умел делать не только котлеты, которые команда проглатывала вместе с вилками, и заливную зубатку со сложным соусом из хрена и томатов, — он умел и преклоняться перед поэзией. — Это будет обед, посвященный красоте женщины, — произнес кок голосом выспренным и значительным, с нотками торжества.
— Хрен с тобой, Михалыч, пусть будет так, — утвердил поэтические искания кока командир. — Хочешь, могу даже на бумажке свою подпись поставить?
— Не надо, — гордо произнес Михалыч.
Покорила капитан-лейтенант Самойлова своей внешностью Михалыча. Тут кок вспомнил, что русские женщины во всем мире считаются признанными красавицами, кто бы чего ни говорил, а лучше их на свете женщин нет.
Михалыч хотел даже принарядиться в парадную форму и награды прицепить — медали, присужденные ему на различных конкурсах знатными едоками, но засмущался: а вдруг командиры поймут его не так? И тем более, не так поймет команда?
А команда, собранная в кучу, — это явление пострашнее грома с молниями, языки у нее будут подлиннее, чем буксировочные тросы, на которых по морю тягают баржи и заглохшие суда; ярлыки могут такие подвесить, что никакие ножницы не смогут срезать их.
Метеорологи в предупреждении не ошиблись — «Трою» начало бить сильнее, а море стало наполняться свистящим ревом, шипением, будто с морского дна на поверхность решили подняться драконы и позабавиться над людьми.
Барашки иллюминаторов были завинчены до отказа — ни драконам, ни чертям морским забраться в кают-компанию не дано.
Корнешов во время обеда молчал, лишь иногда поглядывал на Ирину, да неохотно опускал в тарелку ложку… Ну будто бы знаменитая Михалычева уха ему совсем не нравилась.
В горле его словно бы какая-то затычка сидела, мешала не то, чтобы есть или говорить — даже дышать мешала. Ирина говорила мало. Заливался, занимал стол различными байками лишь Ксан-Ваныч — старпом. Это он умел делать, как никто.
В борт «Трои» всадилось что-то тяжелое, корабль колыхнулся. Командир выразительно глянул на старпома:
— Ксан-Ваныч!
Тот вскинул ладонь к виску, второй ладонью прикрыл себе темя — отдавать честь с непокрытой головой не положено.
— Й-йесть! — действительно, вдруг к ним в борт въехала подводная лодка?
Старпом проворно выметнулся из кают-компании.
Вернулся скоро. Доложил командиру:
— Волна уже выше сельсовета, Игорь Валерьевич.
— Хорошее сравнение… Значит, шторм нарастает.
Михалыч подал на стол фирменное второе — рыбу в подкопченном венгерском беконе. На горячих ветчинных ломтиках лопались пузырьки масла, но командир остановил его:
— Михалыч, пусть это искусство осваивают официанты из ресторана «Бристоль», а мы люди простые, — Михальчук перехватил у кока широкие щипцы, положил пару свернутых конвертом, чтобы не вытекал сок, кусков на тарелку Ирине, положил себе и передал щипцы старпому: — Действуй, Ксан-Ваныч!
Принцип старшинства во время обеда соблюдался так же строго, как и во время какой-нибудь погони за нарушителем государственной границы или схватки с неприятелем, где все команды исходят только от старшего на корабле, все остальные распоряжения — это команды подчиненных людей.
Ирина поймала на себе взгляд Корнешова — внимательный, долгий, а в общем-то очень знакомый, она еще не забыла этот взгляд… При мысли о прошлом у нее невольно защемило сердце. Отметила невольно: это взгляд надежного человека.
Подумала и о том, что такой взгляд может быть сигналом к примирению. Словно бы почувствовав что-то, Корнешов отвел глаза в сторону. На щеках у него вздулись и тут же опали желваки.
Так всегда бывало у Корнешова, когда он начинал волноваться. Заволновался он и сейчас. Но по какой причине? Что вывело его из ровного состояния?..
Самым разговорчивым за столом обычно бывал старпом: Ксан-Ваныча хлебом не корми, дай только о чем-нибудь поговорить.
Темы для разговора могли быть самые разные, да он их, собственно, и не выбирал: мог прочитать целую лекцию о том, как из оленьих рогов сварить компот, а из селедочных хвостов — земляничный джем, местный камень, именуемый «лопарской кровью», превращать в золото девяносто шестой пробы, из китовых зубов вырезать затейливые фигурки и выдавать их за дорогие изделия из слоновой кости, из огурцов гнать самогон, а обломок ножа превращать в целый нож — словом, разговорных тем, где бы Ксан-Ваныч не плавал, как рыба в воде, не существовало.
— Ирина Александровна, позвольте полюбопытствовать, тема вашего задания — открытая или закрытая?
— Старпом, ай-ай-ай, — попробовал осадить Ксан-Ваныча Михальчук, но старпом сделал вид, что не услышал командира.
— Ничего закрытого, — улыбнувшись едва приметно, произнесла гостья, — я занимаюсь сохранением биоресурсов…
— Ну, этим занимается вся пограничная служба России.
— Пограничная служба России занимается кое-чем еще, товарищ капитан третьего ранга, а я — только сохранением биоресурсов.
— Значит, тресочкой интересуетесь, Ирина Александровна?
— Никак нет! Крабами, с вашего позволения.
— А треска уже перестала считаться биоресурсом нашей Родины? По мне, например, лучшей рыбы в мире, чем северная треска, нету.
— Семгу не едите принципиально?
— Ну почему? Ежели на тарелке у меня окажется хвост, уйти ему не дам. Вооружусь вилкой и ножом и догоню.
— Товарищ капитан третьего ранга, рыбу-то — ножом? Фи!
Все сидевшие за столом засмеялись.
— Браво, Ирина Александровна, — негромко поаплодировал Михальчук, — нашего старпома можно остановить только так.
Но Ксан-Ваныч не думал останавливаться.
— Между прочим, есть специальный рыбный ножик, — отсмеявшись вместе со всеми, скороговоркой произнес старпом. — Не помню только, как он называется.
— Вы когда-нибудь читали Кусто?
— Который Жак-Ив? Естественно читал. Вот он, по-моему, и изобрел рыбный нож. Я слышал, что это так.
— Рыбный нож изобрели задолго до Кусто. Какой-то граф из-под Марселя.
— Это одна из версий, Ирина Александровна, — несмотря на то, что старпом не умолкал ни на секунду, он раньше всех успел справиться и с первым, и со вторым, и теперь потянулся к только что принесенному третьему — яблокам в кляре, подцепил вилкой один плод покрупнее, поаппетитнее, спросил, мигом переключаясь: — Что за сорт запечатан в кляре, Михалыч?
— Симиренка.
— Симиренка, растущая прямо в кляре — это главное биодостижение Михалыча, кое в чем Михалыч наш не уступит даже Мичурину. — Ксан-Ваныч звучно вгрызся зубами в яблоко, оттяпал ровно половину. — Люблю симиренку, Ирина Александровна, м-м-м. Так вот, насчет происхождения рыбного ножа есть и другие версии.
— Какие?
На этот вопрос Ксан-Ваныч отвечать не стал. Поинтересовался:
— С аквалангом… как, Ирина Александровна? Дружите?
— А как вы думаете, товарищ капитан третьего ранга?
Неуместный вопрос, неуклюжий ответ. Старпом понял, что не по той тропке покатился, башмаки себе испачкал, с досадою крякнул и вдруг очень даже к месту вспомнил, что именно Кусто изобрел акваланг, о чем не замедлил сообщить гостье.
— Ну, не в одиночку, а с инженером Ганьяном, — спокойно подтвердила та. — Еще во время войны. Кажется, в сорок третьем году.
По лицу старпома было видно, что ему очень хочется задать вопрос, на который гостья не знала бы ответа, но такого вопроса не было, нос у Ксан-Ваныча покраснел и залоснился, будто от предчувствия хорошей выпивки, глаза сжались в щелки, как у меткого стрелка из ружья.
Он соображал, чего бы еще спросить, и не мог сообразить — в голове только звон стоял, как на пустых магазинных полках, и больше ничего не было. Хотя надо было спросить вещь простую, как появление лягушек в болоте: можно ли из мухомора приготовить «огненную воду» и едят ли ласточки водоросли? Гостья не нашлась бы, что ответить на это.
— А напарник Кусто лейтенант Филипп Тайе изобрел очки для подводного плавания, — сказала Ирина, также потянулась к яблоку, ловко поддела его вилкой — ну будто рыбешку насадила на трезубый гарпун. — Насчет лейтенанта Тайе — это я так, товарищ капитан третьего ранга, к слову.
Кают-компания опять засмеялась. Засмеялся и Ксан-Ваныч.
— А-а-а, — начал он, но Ирина Александровна оказалась быстрее:
— Впрочем, инженер Ганьян вообще не думал заниматься аквалангом, он был человеком из другой отрасли — разрабатывал аппарат для замены в автомобилях бензина на сжиженный газ. Через некоторое время оказалось, что аппарат, созданный им, можно было запросто приспособить к аквалангу. Нужно было только изменить редуктор. Вот и все, товарищ капитан третьего ранга.
Старпом поднял вверх руки:
— Сдаюсь! О Кусто вы знаете больше меня. Признаю.
Это был, пожалуй, первый случай на «Трое», когда старпом выбросил белый флаг. Люди, сидевшие в кают-компании, переглянулись.
— Но зато я знаю многие другие вещи, Ирина Александровна, — сказал старпом.
Тут на пороге появилась Муся — сероглазая кошка, которая жила на корабле уже семь лет. Муське тоже захотелось посмотреть на Ксан-Ваныча, потерпевшего поражение. Масть у Муськи была боевая — тигровая. Команда Мусю любила, хотя подчинялась кошка только одному человеку на корабле — командиру.
Неважно, какой это был командир, постоянный или временный, сменный — приказания принимала только его.
Внимательно оглядев покрасневшего Ксан-Ваныча, Муська, похоже, сделала свои суровые кошачьи выводы и перевела взгляд на гостью. Хоть и не видела она раньше женщин на корабле, ничему не удивилась и капитан-лейтенанта Самойлову приняла за свою.
— Про это я слышала, товарищ капитан третьего ранга, — заметила Ирина Александровна. Перед тем как отправиться на север, на этот корабль, она поинтересовалась членами экипажа, кто из них чем дышит, чем увлекается, что делает в свободное время, удачлив или неудачлив в жизни. Вот только Корнешова в списке «Трои» не встретила — он, как и Михальчук временно, на одно только плавание, пришел с другого корабля. Потому-то эта внезапная встреча и ошеломила ее. — Вы действительно знаете, как поймать на крючок северное сияние? — спросила она. — Это правда?
— Правда, — ответил Ксан-Ваныч довольным тоном.
— Говорят, что вы умеете морского ежа скрещивать с сухопутным, камень превращать в пробку, кукурузу в рыбьи глаза, умеете вязать узел буди-хити, которого в Мурманске никто не знает…
— Не знают, Ирина Александровна, только потому, что знают двойные морские узлы. А они будут покрепче узла буди-хити, — прервал старпом гостью и вновь покорно поднял вверх руки — извините, мол.
Ирина Александровна неожиданно широко улыбнулась, словно бы в темном, забрызганном морской водой иллюминаторе внезапно увидела кусочек солнца — она поняла, что встреча эта на корабле с Левой была предусмотрена свыше, каким-то небесными силами, сочувствующими ей, потребовалось, чтобы все произошло именно так, как произошло… Поняв это, она сбавила тон — расхотелось нападать на старпома.
В конце концов тот был неплохим человеком. У него, естественно, имелись свои недостатки, он был закован в броню собственной значимости, внутри у него имелся некий стержень, который не позволял ему делать задний ход даже в самых пиковых положениях, но он считался хорошим специалистом не только на словах, но и на деле, и об этом Ирине сказали еще в Москве. Если «Троя» могла существовать, допустим, без командира, то без старпома она существовать не могла.
— Не будем спорить, — произнесла гостья миролюбивым тоном и, сделав рукой красноречивый жест, умолкла.
— Не согласен, — произнес Ксан-Ваныч упрямо. — Спор — это школа познания, в споре человек возвышается над самим собой. Так считали древние греки.
— Древние греки — народ просвещенный, только в их пору, извините, не было аквалангов.
Ну вот, разговор зашел в никуда, в пространство, которое даже тупиком назвать нельзя, да и Самойлова, увидев, что Корнешов потерял интерес разговору, невольно угасла сама.
А Лева за этот год с лишним ничуть не изменился — то же удлиненное задумчивое лицо, тот же неяркий блеск в глазах, будто где-то далеко в зрачках мерцает неяркий маячок, горький свет его зовет к себе, привлекает своей таинственностью, печалью, еще чем-то, что и невозможно сразу распознать… Для этого нужно время.
У Ирины время на это было, но все равно она не сумела распознать мужа — видимо, слишком крутой был замес материала, из которого его слепила природа. А с другой стороны, жизнь — штука такая, что любит отклоняться от правил. Но и по понятиям, как считают некоторые «ловцы удачи», она тоже не живет. Надо быть тонким знатоком, чтобы разобраться в ней, понять, что к чему, да и то, двинувшись по какой-нибудь приметной, хорошо известной тропке, можно оказаться в тупике или вообще нырнуть в болотное окно.
И хорошо, если будет возможность вернуться назад. Иногда оказывается, что такая возможность отсутствует вовсе. Финита, конец.
Точно также она в своей жизни ступила на ложную тропку и попыталась увлечь за собою мужа, но он по этой тропке не пошел, в результате она мужа потеряла.
Ах, Левка, Левка… Какие же глупые мы были оба!
Пограничники одними из первых в России перешли на контрактную систему службы, и сейчас где-нибудь на конюшне не увидишь пухлогубого паренька с наивным взглядом, родившегося в орловской деревне и одевшего на себя солдатскую обнову по призыву, не знающего, как подступиться к коню, спереди или сзади (в деревнях лошади перевелись уже давным-давно), — таких ребят у погранцов уже нет. В других войсках есть, а у погранцов нет.
Так и на «Трое» не найдешь простодырых конопатых ребятишек, попавших на боевой корабль прямо со школьной парты — здесь служат зрелые мужики с офицерскими звездочками на погонах — не ниже мичмана. Все — контрактники.
Заработок у команды хороший, деньги выдают регулярно, можно и семью содержать, и старушке матери помочь, и на юг, чтобы увидеть настоящее солнце, а не радугу в снегу, съездить: в общем, нищета, худые дни, когда приходилось сидеть на подножных кормах и есть горькую прокисшую капусту неумелого засола, кончились.
Поэтому сегодня пограничникам завидует весь Мурманск — город, наполовину безработный. В последние годы на север обратили серьезное внимание, появилась надежда, что дырявые времена скоро совсем отойдут в прошлое.
Что же касается «Трои», то дырявые времена для ее команды уже кончились, это видно по лицам людей.
Придя в каюту, Ирина протерла рукой иллюминатор — плотное стекло, которое, наверное, даже пулей не пробить, было темным, носило на себе следы самых разных северных морей, видно было плохо. С другой стороны, люди, работающие внутри корабля, на внешний свет не ориентируются, на сторожевике, хотя и стар он, стоят сильные установки, рождающие электричество, корабль на эту энергию только и рассчитывает, и живет только ею: и отопляется, и освещается, и плавает, и огрызается в бою обрубком орудийного жерла, в котором запрятано сразу шесть пушечных стволов.
Нестрашная, внешне безобидная установка эта может запросто разрезать пополам любую плавучую бадью, даже если она будет склепана из сверхпрочных титановых листов. Наверное, может разрезать и каменную скалу, выступающую из воды, обросшую морским волосцом и скользкими, будто бы приклеенными к ее телу водорослями.
Она распаковала одну сумку, в которой хранился легкий, толково сработанный акваланг — между прочим, наш, не заморский, питерские умельцы сделали — не повредилось ли чего?
Нет, все было цело, акваланг мог попасть в минный взрыв и получить только царапины — защищен он был надежно. Во второй сумке находился костюм для плавания, там ломаться было нечему.
Темный иллюминатор неожиданно пробила рогатая полоса розового света, располосовала небо, следом по пространству проскользила голубая дуга, к которой приросло несколько длинных веток. Ирина зажала в себе дыхание: сейчас громыхнет гром.
Но грома не было. Может, это было северное сияние? Нет, огни северного сияния имеют совершенно другой рисунок, да и характеры у молнии и северного сияния разные: молния нагоняет на человека страх, а северное сияние заставляет задуматься над загадкой, которую оно преподносит мыслящему существу. Северное сияние — явление таинственное.
Еще более таинственный свет всю жизнь сопровождает мореходов: например, огни Святого Эльма. Неторопливо перебегающие по перекладинам мачт голубые, розовые, зеленые, оранжевые огни рождаются во время штормов и гроз, живут они и после того, как опасность проходит, вселяют в душу восторг и веру в то, что плавание закончится успешно.
Пространство за иллюминатором вновь разрезала яркая голубая дуга, очень правильная по своему очертанию, будто была проведена по циркулю, через мгновение она обросла сучками, рогульками, ветками, те, в свою очередь, словно живое дерево, выбросили отростки.
Через пару стремительных мигов все пропало — за стеклом иллюминатора плыли грузные тучи ненастного полярного дня. Ирина невольно поежилась: захотелось куда-нибудь к огню, к камину, к костру — не хватало тепла.
Вспомнилось, как однажды они с Левой в горном походе в дождливую ночь спали в одном мешке. Тепло было, хотя и тесно. Для того чтобы перевернуться на другой бок, надо было снимать с мешка клапан и расстегивать чуть ли не до конца молнию, а затем переворачиваться одним общим движением.
Ночью грохотала гроза, небо располосовывали ветвистые молнии, лил дождь, они, несмотря ни на что, не вымокли и хорошо выспались.
Вообще Лева никогда не был человеком, про которого говорят: «Коня налево я направил, а сам направо поскакал» — он готов был делить последнее из того, что у него есть, не умел, как другие, предавать или на ходу, в угоду подувшему ветру, менять свою точку зрения, никогда никого не подводил, протягивал руку помощи всем, кто в ней нуждался, был большим весельчаком.
Это сейчас, на севере, он стал мрачным. Раньше таким не был. В Москве, когда они учились, устраивал всякие розыгрыши, хохмачом был таким, что в него влюблялись не только девчонки, но и парни — почитали за честь водиться с ним.
Как-то они поехали купаться на Речной вокзал — точнее, не на сам Речной, а малость ближе к Москве — на Водный стадион, где имелся очень приличный чистый пляж и собирались любители сыграть несколько партий в пляжный волейбол — на пиво.
А Лева, как на грех, подвернул ногу, выломал себе клюку с веткой-загогулиной, похожей на рукоять и, прихрамывая, первым вошел в вагон метро.
Тут же со своего места поднялся очкастый, тщательно причесанный, очень вежливый юноша, уступил Леве место.
Садиться Лева не стал, на это место усадил девушку, кажется, Наташу Воронько, хохотушку с черными, как маслины, глазами. Леве освободили второе место — сделал это рассеянный студент с учебником химии в руках.
Лева поблагодарил студента, прижал к груди руку с клюкой и на освободившееся место усадил Ирину, третье свободное место, возникшее по знакомой схеме, предложил Гале Радько, а сам стоял до самого «Водного стадиона», хотя у него болела нога и надо было бы сесть, но он не позволил себе этого. Ира знала, что ему больно — видела по глазам, но Лева не произнес ни слова — умел держаться.
Ну а потом, как выражаются шибко грамотные люди, «прошла любовь, завяли помидоры…». Почему они разошлись? Ирина не могла ответить на этот вопрос. Не мог, наверное, ответить и Корнешов.
Сегодня за обедом он молчал — говорил, в основном, Ксан-Ваныч, даже командир сторожевика Михальчук особо не вступал в разговор, а вообще Лева мог дать фору и тому и другому. Это он придумал искрометную фразу: «Важнейшим из искусств для нас является фуршет», а когда его спросили, кто автор изречения, проговорил с невозмутимым видом:
— Сократ!
«Нет таких препятствий, которые помешали бы нам свернуть себе шею», — это тоже Левино.
Вообще-то и Ирина Самойлова и Корнешов должны были учиться в Ленинграде, нужные науки там проходят едва ли не все моряки страны нашей, но у них все сложилось не так, им повезло — угодили на экспериментальный факультет при новой академии, открытой в Москве.
Пора была революционная, будь она неладна, разный суетливый народ понапридумывал много такого, чего не надо было придумывать: летчиков учили летать в подвальных помещениях, архитекторов загнали на кукурузные поля, детские сады переоборудовали под дома престарелых, престарелых загнали в освободившиеся колхозные свинарники, профессию хлебороба ликвидировали вообще — нас, мол, прокормит Америка, заводы, выпускавшие танки, перепрофилировали под производство алюминиевых кастрюль, вместо пороха выпускали пробки для вина, а вместо знаменитых расточных станков с программным управлением — пластмассовые игрушки, рукавицы для дворников, рукава для дождевиков, детские волчки и подошвы для кроссовок… В общем, — революция, кричи «Ур-ря!» как можно громче.
От советской поры сохранилось еще очень многое, и те, кто смотрел в завтрашний день трезвыми глазами, изо всех сил старались сберечь то, что еще не было уничтожено, не было порвано вместе с партийными билетами и красными флагами, под которыми отцы и деды демократов брали Берлин. Старались сберечь и остатки образования, до которого у революционеров не сразу дошли руки. Хотя наступление на всеобщую грамотность уже началось, сакраментальную фразу «Спасиба за риформу аброзавания» и слово «еще» («истчо») пока писали правильно. Но коптюшка безграмотности уже начала дымить и вонять. Говорят, что безграмотность пришла в Россию вместе с компьютером и атрибутами, его сопровождавшими, в том числе, умными и нужными.
Впрочем, дело не в компьютерах, а в людях, поставивших их себе на стол вместе с выпивкой и закуской.
И ей, и Корнешову, и многим, кто учился с ними, повезло, они получили нормальное образование.
А вот тем, кто учился позже, было хуже: часть из них получила не образование, а неведомо что — скорее преданность идеалам Ельцина, Горбачева и прочих товарищей, стоящих рядом с ними, другой части не повезло совсем — они, имея диплом о высшем образовании, не могли отличить голый, ни к чему не присоединенный монитор от настроенного и работающего телевизора, эхолот от дальномера, трактор от машины, которая чистит тротуары.
С другой стороны, хватит бурчать по-старушечьи. Времена ныне такие, что если не ухватишь птицу счастья за лапы, никто не поможет это сделать, времена те отошли — остались в прошлом, наверное, навсегда.
Корнешов был старше Ирины на девять лет, хотя Ирине казалось — больше. Корнешов уже носил курсантские погоны, когда началась борьба с порнографическими фильмами — видеокассетами, привозимыми из-за границы.
Фильмы эти могли смотреть, конечно, только люди, у которых были видеомагнитофоны, людей этих милиция знала наперечет, милиционеры сами облизывались, желая посмотреть какое-нибудь французское «ню» или американский боевичок, но не всегда имели такую возможность…
Надо заметить, боевики борцов за нравственность особо не интересовали — интересовало только порно, эротика. Но как проникнуть в квартиру, где демонстрируют такой фильм? Взламывать же дверь не будешь…
Милиционеры поступали просто: выкручивали пробки в электрических щитках, — раньше эти щитки были сплошь да рядом вынесены на лестничные площадки… Естественно, из-за двери тут же вылетал хозяин — проверить, что же стряслось с электроснабжением? Милиционеры входили в дом вместе с хозяином, на законных, так сказать, основаниях, поскольку отказать им в приглашении он никак не мог…
В результате непрошеные гости изымали у владельца кассету — для изучения.
Изучала фильм специальная комиссия, состоявшая из знатоков «темы» — одной медсестры, одной учительницы и одного электрика с ближайшего цементного завода — они-то и решали, порнографический это фильм или нет?
— Судя по тому, что героиня в конце фильма расстегивает на себе кофточку, ясно, что произойдет дальше. Я считаю этот фильм порнографическим, — говорила медсестра.
Члены комиссии с таким авторитетным мнением обычно соглашались, и дело передавали в суд. Владелец кассеты мог запросто схлопотать семь лет лагерей строгого режима. Чтобы больше не смотрел фильмы, которые смотреть вредно.
Точно в такую беду попал Левин сосед, живший внизу, в квартире под Корнешовыми. Лева, несмотря на то, что был уже человеком с погонами и мог запросто пострадать от какого-нибудь ретивого любителя шагистики, пошел в суд защищать соседа.
Защищал яростно и умело, очень грамотно, с точно выверенной системой доказательств, которой подивились даже бывалые адвокаты:
— А вы, товарищ курсант, случайно не на юридическом факультете учитесь?
Нет, Лева Корнешов учился на штурманском отделении… Соседа он отбил. Вечером тот пришел к Корнешову с тремя бутылками хорошего коньяка и мокрыми от благодарности глазами: он приготовился уже занять нары где-нибудь в Александровском или Иркутском централе, либо место в бараке под Интой. Но благодаря Корнешову пронесло.
Впрочем, Корнешов выговор все равно получил, — словесный, — от факультетского начальства. Полковник-морпех, которому подчинялась штурманская группа, предупредил Леву:
— Всякое падение, курсант, начинается с первого словесного выговора, ну а дальше, — полковник развел руки, обхватывая ими большое пространство, — дальше — вдоль по Питерской… до позорного увольнения с командирскими погонами на плечах. Па-анятна?
— Па-анятна! — ответил курсант Корнешов, козырнул лихо, с оттяжечкой, с изящным прогибом ладони.
Морпех сдвинул в сторону губы в снисходительной улыбке и отвернулся.
Когда Корнешов готовился получить на погоны первые лейтенантские звездочки, Ирина еще только начинала учиться — попала в число так называемого «бабского набора»… Училась она легко, ей вообще многое давалось легко, кроме, может быть, игры на музыкальных инструментах: гитара для нее мало чем отличалась от пианино, а аккордеон от казахской домбры. Когда позади остались три курса и многое было познано, она вышла замуж за Корнешова.
Корнешов к той поре сделал несколько стремительных шагов вверх, получил внеочередное звание и стал капитан-лейтенантом. В новенькой отутюженной форме, при погонах с зелеными пограничными кантами и желтыми плавсоставскими просветами, гибкий, белозубый, быстрый, он был хорош — девчонки оглядывались на него, и Ирину такое откровенное внимание задевало, внутри рождался опасный холодок, она ежилась и даже пыталась отдалиться от Корнешова, но попытка была тщетной — Лева без всяких уговариваний, без традиционного ласкового бормотания удерживал ее около себя…
В конце концов она пришла к выводу, что Корнешов не очень-то и обращает на девчонок внимание, и успокоилась.
Когда выпадало свободное воскресенье, они ездили либо на «Водный стадион», либо на местный пляж — от их дома туда ходил старенький троллейбус, привозил прямо к тихой речной излучине, в которой водилась крупная плотва, иногда хлопали хвостами щуки и язи, и рыбаки, рискуя поймать какого-нибудь рассеянного пловца на крючок, ругали пляжников в голос, слов не выбирали. Ирина до сих пор помнила номер того древнего троллейбуса — двадцатый.
— Сегодня воскресенье, — сказал как-то Лева, — воскресенье мы отметим, — и взял с собою чекушку водки.
Сейчас водка в стеклянных чекушках уже не продается, это реликт, — скорее продадут в полулитровой пластмассовой канистре, чем в чекушечной посуде, получившей у народа много ласковых названий, — а раньше продавалась.
— Лева, а как же с лозунгом «Пьянству — бой»? — спросила у него Ирина. — Лозунг, между прочим, в свое время имел государственную силу.
— Скажи мне откровенно, что такое водка? — Корнешов хитро прищурил один глаз, будто готовился выстрелить.
— Водка — это водка.
— Нет, что это: сорок градусов спирта или шестьдесят градусов воды?
Ирина не нашлась, что ответить, покачала головой, улыбка у нее расцвела в пол-лица, Левин же вид был серьезен, как никогда — настоящий пограничник, он умел сдерживаться.
— Ты у меня — мудрая женщина, — наконец расплылся в такой же улыбке Лева, — умеешь управлять собою и не отвечать на каверзные вопросы. Недаром говорят: если хочешь, чтобы тебя увидели — встань, если хочешь, чтобы тебя услышали — говори, если хочешь, чтобы тебя уважали — сядь и молчи. Сядь! — повторил Лева и протянул руку, указывая на освободившееся кресло: какой-то первоклашка вздумал выскочить из троллейбуса раньше времени — увидел в окно пирожковую и решил запастись пирожками и пончиками.
Людей, которые едят много пончиков, лучше держит вода.
— Но вообще-то, имей в виду — женщины больше всего уважают молчаливых мужчин, — сказала Ирина. — По другой причине — считают, что те их слушают.
Лева рассмеялся. Смех его был беззаботным, как у мальчишки, пропустившего урок в школе.
Хоть и жарко было, и солнышко не пряталось в облака, а в тот день они замерзли — вода в реке была проточная, где-то совсем недалеко дно пробивали сильные ключи, и крученые струи холода выносило прямо на поверхность течения, — вот тут-то и пригодилась Левина чекушка.
Пили из горлышка. На закуску были две ириски, которые случайно оказались в Ириной сумочке. Водка была теплой — на солнце нагрелась до неприличия, — и, кажется, прилипала к зубам вместе с ирисками. Но все равно было вкусно, а главное — водка согрела их, у Ирины, которая недавно переболела сложным затяжным гриппом, оставляющим серьезные последствия и реагирующим на любую простуду, даже насморка не случилось.
А потом, увязая в песке по щиколотку, играли в волейбол — пляжный. Почему-то во всем мире считается, что пляжный волейбол был выдуман в Америке, а на самом деле его изобрели в России. Впрочем, его даже изобретать не надо было, он валялся под ногами, оставалось только поднять, да ударом ладони по крепкому кожаному боку послать в воздух.
Лева был на высоте — умел и мяч закручивать так, что подачу никто не мог взять, и точный пас сделать, и пушечным хлопком погасить кожаный колобок либо винтом послать его на сторону противника. Та команда, в которой находился Корнешов, всегда выигрывала.
Хотя внешне Корнешов не производил впечатления этакого лихого тренированного игрока, просто он был спортивен от природы. Так же от природы был насмешлив — посмеивался не над другими, как некие московские барчуки, а над самим собой.
— До поступления в институт я думал, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это муж и жена, — говорил он, — а когда прочитал учебник современной истории, понял, что это четыре разных человека.
В этом был весь Корнешов — в насмешке над собственной персоной, в участливом голосе, ну и… ну и в надежности, которую излучал его облик… Тогдашний облик, той поры, а сейчас Корнешов изменился — он был уже другим. От него исходила некая горечь, которая обычно появляется у человека, много повидавшего, но появляется, как правило, в зрелые годы… В зрелые, а Лева был еще молод. Даже очень молод.
Ирина улыбнулась печально — было жаль собственное прошлое, все приметное, что осталось в нем, все жаль… Покосилась в иллюминатор: там сделалось светлее. Ветер усилился, он и сподобился, разогнал немного громоздкие пепельные облака, изменил цвет воды.
Пузырчатая темная вода стала рябоватой, приобрела синий оттенок, в нее царь морской словно бы специально нагнал холода, крылось в этой воде что-то отпугивающее.
Как все-таки много воспоминаний способна родить одна встреча — встреча с Корнешовым, — значит, он сидит в ее душе, в ней самой, память о Леве не выветрилась. Она начала вспоминать, каким лосьоном он любил брызгаться после бритья, — брился он старым громоздким «Брауном», которым можно было колоть орехи, но работал «Браун» чисто, ни одной «шерстинки» не оставлял на «подопытном поле», — от лосьона его пахло хвойным лесом, снегом, луной, еще чем-то, что рождало в висках тепло — наверное, камнем-изумрудом.
Что еще было связано с Левой? Он любил чистые, тщательно отглаженные платки и чистые носки. Носки носил только хэбэ — хлопчатобумажные. Рубашки — прежде всего форменные, — носил также хлопчатобумажные. Тщательно следил за обувью, иногда чистил по нескольку раз в день, считая, что обувь определяет степень интеллигентности человека.
Глупость, конечно, — точнее, блажь философская, но что было, то было. Корнешов — это Корнешов, других таких людей на свете нет. Ирина неожиданно поймала себя на том, что пространство перед ней неожиданно сделалось влажным.
Она вытерла платком глаза, промокнула скулы — а вдруг на них наползли черные струйки от туши, в таком виде находиться Самойлова не хотела. Впрочем, как человек военный, она умела быстро приводить себя в порядок.
Понятно было: хоть и рассталась она с Корнешовым, а концы, соединяющие их, обрезать не сумела. Или не захотела, что, впрочем… — она жалобно сморщилась, — чего сейчас это обсуждать, результат-то один и тот же, — Ирина спохватилась и отрицательно покачала головой: совсем не одно и то же. В таком состоянии она не нравилась сама себе. Слишком уж сильно растревожилось в ней прошлое, готово переплеснуться через край.
Где-то внизу, далеко-далеко, чуть ли не на дне морском, уютно и сыто бормотала машина — сторожевик перемещался на новое место, держал курс на запад, к границе с Норвегией.
Старшее поколение считает, что самое серьезное наказание, придуманное для человека Всевышним, — это одиночество. Бывают разные виды одиночества, и знатоки это различают. Даже исследуют, будь они неладны. Одиночество само по себе, в квартире с плохо приклеенными обоями — это один вид одиночества, в толпе, среди многих людей — другой вид, бывает и сложный вид одиночества, говорят, что он — самый худший — это одиночество вдвоем…
Одиночество вдвоем — это разбитая семья, смятые надежды, ветер, закручивающий в тугой столб разные, вчера еще очень нужные, а ныне разорванные и брошенные на пол бумажки. Что такое семья? «Семь я».
Ради хорошей, крепкой, надежной семьи можно бросить и работу, и жилье свое, и поменять профессию, и даже забыть про улицы детства, которые обязательно возникают из сладкого клубня воспоминаний… Но в одиночку семью не создашь. Семей из одного человека не бывает. Даже во сне. От такого сна можно проснуться в холодном мертвенном поту. Значит, надо возвращаться на «круги своя», мужчине к женщине, женщине к мужчине.
С другой стороны, Кафка, например, считал, что одиночество — лучшее состояние, в котором может пребывать человек. Все гениальное, к слову, было создано людьми в состоянии одиночества. Говорят, что Кафка даже специально учил русский язык, чтобы произнести на нем знаменательную фразу: «Я — один».
«Что будет, если перефразировать строчки знаменитой песни “Мы рождены, чтоб сказку сделать былью”? “Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью” — так? Или не так? Кафка — сумасшедший, читать его невозможно. Он потому и знаменитым стал, что читать его невозможно».
Ирина невольно вздохнула. Вот такие шахматы нарисовались на жизненном поле. Е-2 — Е-4, словом. Впрочем, в наше время это может быть не только началом новой шахматной партии, но и рецептом колбасы… Или куриного супа известной фирмы «Магги». Каждому свое, в общем.
Иллюминатор, высветившийся было слабенько, еле-еле, вновь потемнел, будто бы в некую печку перестали бросать дрова и пламя, лишенное пищи, угасло — ни света от него, ни тепла. Самойлова поняла: надвигается шторм. В ней поднялось что-то предостерегающее, даже протестующее, но она отмахнулась от этого ощущения, как от докучливого котенка, пытающегося вспрыгнуть к ней на колени — шторма Ирина не боялась и жестокую болтанку переносила легко.
В дверь каюты постучал Михальчук, заглянул в проем, чисто выбритый, свежий, благоухающий хорошим мужским одеколоном.
— Ирина Александровна, кают-компания собирается на полдник. Приглашаю вас.
Она неожиданно ощутила, поняла — и понимание это шло откуда-то изнутри, из глубины, — что ей хочется увидеть Корнешова. Никого не хочется встретить за столом, даже элегантного командира сторожевика, а Леву хочется.
— Я сейчас буду, — сказала она.

Разговоры за чайным столом обычно бывают легкие, необязательные, темы могут меняться стремительно, в несколько секунд, каждый сидящий в кают-компании старается быть остроумным. И чем острее он говорит, чем громче реакция на его речь, тем лучше.
Бывает, что за столом начинается самое настоящее состязание. На этот раз для состязания были созданы все условия. Тем более что в кают-компании находилась женщина.
К чаю Михалыч подал свеженькую, еще горячую, с пылу, с жару выпечку — пышные круассаны и медовые коврижки, яблоки в кляре — любимое блюдо команды, блинчики с рыбой-малосолом, пышные пампушки-безе: кок словно бы тоже участвовал в застольном состязании и превзошел самого себя.
Ксан-Ваныча невозможно было остановить, он вновь готов был говорить на любую тему, лишь бы его слушали. Старпом даже одежду сменил — вместо потертой рабочей формы надел отутюженные так, что о складки можно было резать бумагу, брюки и тужурку с золотыми пуговицами и орденской колодкой на груди… Ксан-Ваныч был на высоте, в общем.
Оставалось только достойно определиться со словесной начинкой.
Из офицеров не было, пожалуй, только Корнешова. Ксан-Ваныч поймал выжидательный взгляд гостьи, пояснил охотно:
— Капитан третьего ранга Корнешов подменил на дежурстве второго штурмана — тот свалился в постель с высокой температурой.
Жаль.
На пороге каюты показалась полосатая изящная Муся, — обычно в кают-компании она не появлялась, но тут ее снова что-то привлекло, скорее всего, гостья. Женщина.
— Му-уська! — расплылся в умиленной улыбке Ксан-Ваныч. — Му-уська пришла!
Но Муся на старпома — ноль внимания. Она посмотрела на Михальчука — отметилась, так сказать, у командира, — и перевела взгляд на гостью.
— Му-у-усенька! — вновь умиленно пропел старпом. — Что-то уж очень редко ты у нас бываешь.
Муся приблизилась к Ирине, уселась на полу около ножки стола, бросила снизу все засекающий взгляд. Глаза у нее были «вечерние», зеленые, с теплым темным налетом.
Интересно, примет Муся Ирину или нет? Кают-компания затихла, даже Ксан-Ваныч перестал разговаривать, подкинул вверх короткие шерстистые бровки и застыл так, лицо его сделалось неподвижным. Муся помедлила несколько минут, решая сложный шекспировский вопрос «Быть или не быть?», вспушила хвост и прижалась к ноге Ирины.
— Приняла, — облегченно вздохнула кают-компания. — Муська у нас — начальник контрразведки корабля, проверку ее проходят далеко не все.
— Пора Муське присвоить воинское звание, раз она занимается капитан-лейтенантами и капитанами третьего ранга, — Ксан-Ваныч поднял указательный палец, словно бы подал наверх, высокому начальству, команду.
— Как минимум, достойна погон старшего лейтенанта, — пробормотал хрипловатым баском Холодов.
— Наша Муська — существо с непростым характером, — авторитетно заявил Ксан-Ваныч.
— Откуда известно? — поинтересовался Холодов.
— Об этом и в газетах пишут, ученые тоже не молчат, тоже рассказывают. Вот, — Ксан-Ваныч вытащил из кармана аккуратно вырезанный из газеты листок, провел по нему пальцем. — Вот. «Полосатые кошки бывают замкнуты, скрытны, избегают контактов не только с человеком, но и со своими сородичами, особенно ценят свободу и независимость».
— У меня дома — белая кошка, — сказал Холодов, — жена возвращалась из булочной и увидела на улице, прямо в снегу белого котенка. Хорошо, весна была, солнце светило, от котенка падала тень, иначе он был бы совсем неприметным — наступить можно. Откуда он взялся, из какого окна выпал — непонятно было. Жена не удержалась, принесла домой — оказалось, кошечка. Назвали Шуней.
— Сейчас я тебе про твою Шуню все расскажу, — Ксан-Ваныч пошуршал листком, расправил его, чтобы читать было удобно, — все поведаю и даже денег не возьму. Вот. «Белые кошки капризны, чувствительны, обидчивы, иногда чудят — откалывают такие коленца, что их не поймешь, подвержены инфекционным болезням…» Так что, Холодов, ты свою кошку пореже на улицу выпускай, чтобы насморк не прихватила. В общем, если кто-то хочет знать всю правду про своего кота — обращайтесь, — старпом свернул листок, добавил: — Пока я добрый. — Хотел было сунуть листок в карман, но задержался и спросил у гостьи: — А у вас, Ирина Александровна, кошка есть?
— Есть. Мама держит. Мне-то держать и ухаживать совсем времени нет… Большой медлительный кот Филимон.
— Какой масти?
— Филимон — рыжий с белым. Животное невероятного спокойствия. Ему бы в разведку ходить… Ни одним движением не выдаст себя. Если кто-то случайно наступит ему на хвост, он не будет визжать, как другие кошки, не будет орать, а молча выдернет свой хвост из-под ноги — тем дело и закончится.
— Прочитать, что тут про рыжих с белым написано?
— Не надо. Что бы там ни было написано, товарищ капитан третьего ранга, Филимон все равно не подойдет ни под одно из этих определений. Личности вообще не подходят под определения.
Круассаны, испеченные Михалычем, были настолько аппетитны, что Ирина не удержалась, потянулась к одному из них, но, поморщившись от досады, сдержала себя, — сделала это вовремя, вспомнив, что каждая вкусная булочка, с удовольствием проглоченная в обед, потом отзывается перевесом, от которого надо будет освобождаться в течение месяца, а то и двух…
Истину эту ныне хорошо знает не только каждая женщина, но и каждый мужчина. Так зачем же Михалыч печет такие вкусные булочки, перед которыми даже королевские круассаны из Версаля — ничто? Ах, Михалыч, Михалыч!
От того, что не появился Корнешов, сделалось печально. Она думала, что здание, которое они когда-то возвели вместе с Корнешовым, рассыпалось безвозвратно, превратилось в пепел, а на пепелищах, как известно, новые дома не возводят. Даже карточные. Прежде всего потому, что снаряд, вопреки известной поговорке, в одну и ту же воронку падает обязательно, существует даже закон парности случаев… То, что этот закон живой, действует и иногда бывает беспощаден, Ирина познала на самой себе, более того — несколько раз была тому свидетелем.
Беда имеет обыкновение повторяться… Впрочем, счастье — тоже.
Если погорельцы и начинают строить себе новый дом, то только не на старом фундаменте, а в стороне от пепелища, на свежей земле, которая не пахнет гарью и одиночеством, и обязательно поспособствует новым всходам — можно будет посадить дерево и развести сад…
— Ириночка Александровна, не печальтесь, — взвыл тем временем старпом.
Едва приметно улыбнувшись, Самойлова вскинула голову… Красивая все-таки была женщина.
— Я и не печалюсь, — негромко проговорила она.
— А что вы делаете?
Наивный вопрос. Такой наивный, что на него можно даже не отвечать.
— Думаю, — гостья вновь едва приметно улыбнулась.
— Очень неплохое занятие, между прочим, Ксан-Ваныч, думать, — заметил Михальчук.
— Ага, полезное, — согласился с ним старпом. — Только голова потом болит.
Муся еще немного потерлась о ногу Ирины, потом вспрыгнула к ней на колени.
— Вот и признала Муська Ириночку Александровну своей, — брови на лице старпома взлетели домиком вверх, вверх устремилась и крупная складка, рельефом своим похожая на корабельную трубу. — Придется вас, товарищ капитан-лейтенант, зачислить в экипаж сторожевика «Троя». По настоятельной просьбе начальника нашей контрразведки Муси.
В предложении старпома прочитывалась некая непродуманная неуклюжесть, но на непродуманные вещи на флоте обижаться не положено — посмеяться можно, обижаться нет, хотя Михальчук, косо глянув на старпома, осуждающе покачал головой.
Муся улеглась на коленях Ирины поудобнее, — нашла подходящее место, — и замурлыкала.
Ксан-Ваныч, поймав взгляд командира, приподнял рукав тужурки и удрученно покачал головой:
— Сижу тут, гоняю чаи, а работы у меня, работы…
— Чай допейте обязательно, Ксан-Ваныч, — заметил Михальчук, — иначе день неполным будет. А вообще имейте в виду, что великие люди говорили: «Когда некогда, тогда все и успеваешь».
— Очень точно замечено. Кто автор?
— По-моему, Образцов, народный артист Советского Союза.
— Кукольник который?
— Наверное.
— Талантливый был мужик.
— Мы говорим, что время бежит, — заметила Ирина, — а это мы бежим. Время — стоит.
— Время-то стоит, а великие люди стареют и уходят. Иногда от них даже следа не остается. Актриса Раневская, остроумная женщина, про себя говорила следующее: «Я такая старая, что еще помню порядочных людей».
— Все зависит от точки отсчета, от развилки, у которой останавливается человек. Один говорит: «Стакан наполовину пуст», второй: «Нет, он наполовину полон». И тот и другой правы, а окраска у истины разная. Тут от обычной запятой может зависеть даже судьба сражения, — со вздохом произнес старпом.
— Есть пословица «Что в лоб — что по лбу»… Разве это не одинаково, Ксан-Ваныч?
— Близко, но не одинаково.
— Ну да, это как про оптимиста и пессимиста. Пессимист считает, что коньяк пахнет клопами, а оптимист — что клопы попахивают коньяком…
Ирина полагала, что Корнешов все-таки появится на этом чаепитии, где женщинам вообще-то делать нечего — правильно поступали предки, что в прошлом дамский пол не пускали на корабли, — но Лева не появился. Под ногами мелко подрагивал пол — работала главная машина, сторожевик, как и положено сторожевикам, тихим ходом, чтобы не засекли, пробирался на запад по карте, на которой были четко прорисованы и земля и вода, — именно над картой сейчас в согбенной напряженной позе склонился Лева, только он и командир Михальчук знали, куда они придут, — и негромким голосом передавал рулевому поправки по курсу.
Ну а рулевой, стоящий за крошечным, очень изящным колесиком, совершенно не похожим на огромные штурвалы старых кораблей, принимал поправки и доводил их «до ума».
Ей захотелось туда, в рубку, к Леве, но туда было нельзя, там располагалась территория командира корабля, пригласить мог только Михальчук, а тому, похоже, не очень хотелось, чтобы в святая святых сторожевика побывала женщина.
Хотя лицо Михальчука было по-прежнему приветливым, ясным — ни одного облачка на нем.
Разговор за столом зашел о семье — самом дорогом, что может быть в нашем обществе, и вообще той самой основе, на которой стоит государство. Ирине этот разговор показался, скажем так, не очень приятным. И понятно, почему.
— Сократ говорил: жениться надо обязательно. Если повезет — будешь счастливым, не повезет — станешь философом, — неожиданно трубным голосом объявил Ксан-Ваныч и похлопал по плечу здоровяка Анисимова, начальника БЧ-2. — Так что ты, брат, поменьше «сникерсов» ешь, займись другим делом.
Ирина поняла, что в кают-компании Анисимов — единственный холостяк, лицо начальника БЧ-2 сделалось потным и каким-то потерянным. Словно бы разряжая обстановку, в кают-компании появился кок с новеньким, начищенным, как ясное солнышко, чайником на подносе и порцией свежего, еще горячего «печева», как он сам называл круассаны. Раньше он все подавал одним разом, без вторых «серий», значит, в этот раз Михалыч расстарался, приготовил «печево» специально для гостьи.
Где-то глубоко внутри, в неком подвале, если, конечно, душа имеет подвал (а как же, имеет не только свой подвал, но и чердак, это обязательно) что-то дрогнуло, возникла тревога. Ирина считала себя человеком неслабым, умела справляться с собою, но тут, увы, не сработала привычная система подавления, тревога не пропадала, она, наоборот, усилилась, сделалась какой-то тягучей…
После чая она вышла на палубу, на кормовую ее часть, самую тихую и защищенную на корабле, которую матросы называют ютом (происходит «ют», наверное, от слова «уют») и любят тут устраивать перекуры.
Менее популярная часть — носовая, именуется она буднично, как в старой прачечной баком, еще менее уютен полубак — пространство между баком и шкафутом. Ну. А шкафут — это «Пожалуйте на берег», выход.
Стояла шумная, с упругими шлепками волн ночь.
На юте никого не было, пусто. Над горизонтом образовалась светлая, словно бы сбитая из тумана полоса, в ней купалось неяркое, будто отлитое из старой латуни, солнце.
Конечно, когда из дома ушел Корнешов, она не оставалась одна, попадались ей разные люди, один даже с адмиральскими погонами, — молодой выдвиженец, сумевший себе сделать карьеру по демократической линии, статный малый, склонный прибиться к семейному причалу, но все эти люди, в том числе и адмирал, были совсем не теми людьми, которых она искала.
Лева Корнешов стоял на ступеньку выше их. А может, даже на две ступени.
Да и жизнь изменилась настолько, что невольно начинает тянуть к таким людям, как Корнешов. Раньше властителями общества были умы, сейчас — кошельки. Корнешов всегда был человеком, который перед кошельками особо голову не склонял… Ирина невольно задержала в себе вздох. Она была рада обстоятельству, что случайно встретила на «Трое» Корнешова, — и где встретила? В Баренцевом море.
Такой сюжет можно встретить только в кино или вычитать где-нибудь в художественной книге. Впрочем, плоские планшеты, запечатанные в прочную химию, с проглядывающими на незрячих экранах текстами книгами назвать совсем нельзя. Не книги это, не литература.
А настоящая литература — это книга, пахнущая свежей бумагой, краской, еще чем-то, только книге и присущим; страницами книги можно пошелестеть, послушать нежный шуршащий звук, прочитать какую-нибудь главку на ночь, ощутить внутри спокойствие и тепло, которое могут оставить хорошие строки. Читать же тексты в лакированной запечатке — это все равно, что держать зажженную свечу в бронированном сейфе — такие тексты не излучают ни света, ни тепла.
К слову, книги сегодня пытаются сжечь некие наши современники, заменить их набором химических стекляшек… Книги жгли и Гитлер, и халиф Омар, и многие другие; нынешние геббельсы уже объявили громко: если то, что есть в книгах, имеется в Интернете, то сами книги уже не нужны. А если чего-то нет в Интернете, то тогда вообще зачем нужны книги?
Без малого две с половиной тысячи лет назад в Египте была создана Александрийская библиотека — знаменитая на весь свет, более знаменитых библиотек в истории человечества не существовало, — основой ее стала личная библиотека Аристотеля… Сейчас ее нет — библиотеку уничтожил средневековый Интернет: войны, поджоги, грабежи. Через шестьсот лет после основания библиотеки с полок ее исчезла последняя книга.
У современного Интернета скорости куда более высокие, книги уничтожаются стремительно, с быстротой слепящей, превышающей скорость звука, настоящую книгу, бумажную, способную быть и толковым советчиком, и другом, и если хотите, даже напарником в хорошем застолье, заменяют скороспелые электронные поделки, в которых — ни мыслей, ни содержания, ни тепла, ни толку — лишь грамматические ошибки да опыты с неведомым науке языком, именуемым компьютерным стебом.
Профессия редактора, судя по всему, вырублена уже под корень, корректоры тоже перестали существовать, нет их, судя по количеству ошибок, умудряющихся осесть на мутных электронных страницах, которые даже перелистывать не надо, а — двигать обслюнявленным пальцем вверх либо вниз — куда захочется.
Хоть и встретила она Корнешова случайно, а известна одна непреложная истина: у всякой случайности есть имя — Господь Бог. Она вновь ощутила подступающую откуда-то изнутри тревогу и, борясь с нею, не желая, чтобы та подмяла ее, вышибла из глаз слезы, улыбнулась неожиданно широко и словно бы в ответ на эту улыбку сверху прилетела мясистая снежная лепешка, грохнулась с пистолетным звуком на металлическую палубу.
Не напрасен был этот удар, не случаен — он был первый, следом повалил крупный тяжелый снег. Ирина вслушалась в пространство — ни самого корабля, ни гула его главной машины не было слышно — только беспорядочные, вразнобой, удары волн о корпус, да смачные шлепки спекшихся снежных лепешек, будто бы специально приготовленных небесным поваром: шлеп-шлеп-шлеп…
Шлепнет такая плюха по голове — мало не покажется. Ирина натянула на голову комбинезон. Защита, конечно, слабенькая, от мороси и ветра только, но все же под капюшоном спокойнее.
Надо возвращаться на круги своя и с Левой все начинать с чистого листа, — если, конечно, он захочет, — лучше Левки человека нет, в этом она сейчас была уверена твердо… Если, конечно, Лева согласится.
Она улыбнулась неуверенно. Они должны простить друг друга, поскольку виноваты оба, оба развернулись друг к дружке спиной с гордым видом, а делать этого не надо было… Теперь вот понятно, как Божий день, что они не могут существовать один без другого.
Под бортом шумно ворочалась, скреблась округлым твердеющим краем уже целая гора спекшихся снеговых лепешек. Неуютно было в Баренцевом море. Хотя Баренцево море считается одним из самых благоволящих к человеку северных морей: здесь на берегах, в скалах, в расщелинах растет трава и распускаются блеклые, лишенные запаха цветы, а в распадках белеют настоящие березы — не карликовые, скрюченные в восьмерки и девятки деревца, а именно настоящие — прямоствольные, с атласной корой, которые потом, в плаваниях, снятся в море…
Нигде дальше по берегу, если двигаться на восток, таких чистых, таких юных березок нет.
И причина совсем не в том, что здесь обитают более дружелюбные, чем в других местах люди, не в том, что они могут обогреть и накормить, — в Гольфстриме.
Гольфстрим превращает мерзлую землю необжитых берегов в ухоженный огород, где растет все, даже виноград с кукурузой. Хорошо, что Никита Сергеевич не знал об этом, иначе бы он быстро внедрил «царицу полей» на неуютные здешние тверди. И почему он величал кукурузу «царицей полей» — непонятно совершенно, ведь всю жизнь «царицей полей» называли самый серьезный и самый старый род Вооруженных сил — пехоту. Чем похожи пехотинцы на кукурузу, знал, наверное, только сам Никита Сергеевич.
Где-то здесь недалеко, в темных водах Баренцева моря, теплый хвост Гольфстрима разворачивается на сто восемьдесят градусов и уходит назад, в Европу, а дальше, на восточных берегах, вместо природного плодородия и мнимой кукурузы, весело хлопающей на ветру своими листьями, человека встречает то, что литераторы мрачно называют «белым безмолвием»: вечная мерзлота, раскаленные, растрескавшиеся от студи скалы и скудная рыба, состоящая только из головы и хвоста.
Еще в этой рыбе есть хищный рот и тощий желудок, больше ничего нет. Ирине называли, как величается эта дурная рыбеха Карского моря, но она забыла — выветрилось из памяти. Хотя имя у нее незамысловатое, очень простое.
Ирина поежилась — здешняя природа, высокие, словно горы, растворяющиеся в мокром воздухе берега, черная вода с волнами, не имеющими гребней — вид, способный родить неуют, тревогу в любой, даже очень крепкой душе. Самойлова хоть и считала свою душу крепкой, но порою, как всякий нормальный человек, мучилась от внутренних колебаний и того, что слишком сильно и тревожно начинало биться сердце.
Неожиданно почувствовав, что сзади кто-то стоит, — ну словно бы привидение возникло из громко шлепающего снега, — она оглянулась: всякому человеку, не только ей, бывает неприятно, когда за спиной кто-то находится.
За спиной стоял Холодов, штурман.
— Как вам наше море, Ирина Александровна? — дребезжащим баском поинтересовался он.
— Серьезное море.
— Предки называли его Студеным.
— Студеное море — не здешнее, а другое — Белое, по которому архангельцы ходили на Грумант.
Холодов огляделся и аккуратно, словно бы боясь порвать ткань, натянул на голову капюшон.
— Идет сильный шторм, Ирина Александровна, предупреждение дали.
Находившийся неподалеку решетчатый динамик, привинченный к двум поперечным стойкам, словно бы подтверждая слова штурмана, разразился хриплым, хотя и сильным железным треском: вначале дал три коротких резких звонка, потом один длинный. Затем снова три коротких звонка и один длинный.
— Что за сигнал? — с внутренней настороженностью и одновременно с вполне понятным женским любопытством спросила Самойлова.
— Учебная тревога.
— Часто бывает?
— По-разному.
— Самый тревожный сигнал на флоте, наверное, SOS?
— Верно.
— А какой сигнал способен вытащить матроса из бани, из парилки, из-под веника?
— Аварийная тревога.
— Такой сигнал, наверное, готов вывернуть наизнанку душу?
— Звучит обычно. Вначале «Слушайте все», потом двадцать пять — тридцать звонков подряд. Вот когда звучат двадцатый, двадцать пятый звонки подряд, действительно делается тревожно — по коже бегут мурашики.
Ирина кивнула понимающе, хотя, честно говоря, про себя подумала: «Все это — лирика, игры для начинающих матросов, которых любят тренировать командиры. А “Троя” — корабль контрактников. Среди же контрактников нет людей, которые лишь недавно расстались с соской и бутылочкой детского молока, “Троя” — это взрослые люди, успевшие много раз подержать морского бога за бороду».
Хоть и звучит сигнал учебной тревоги, но он не для них.
Шторм разразился ночью, часа в три, в половине четвертого. Небо очистилось от пороховых наслоений, посветлело, где-то совсем невысоко, за тонкой наволочью, плыло похожее на головку сыра солнце, оно ощущалось — находилось совсем рядом, рукой дотянуться можно, но его не было видно.
Конечно же Ирина Александровна видела штормы на самых разных морях, — а побывала она во многих местах и у нас, и за границей, — хорошо знает, что за напасть этакая, посыпанная горькой солью, способной застрять в любом горле, — шторм, но такого шторма, как сейчас, в Баренцевом море, ранее не встречала.
Морской шторм — это глухая черная стена, когда ничего не видно, все утоплено в холодной и одновременно очень душной, просто удушливой, съедающей и глотку, и легкие плоти пространства. Волны рождаются, кажется, где-то внутри моря, в глубине, их не видно, а потом неожиданно вспухают они на поверхности жесткой черной воды длинным, увеличивающимся на глазах валом, накатываются на борт «Трои», бьют с такой силой, что на корабле, кажется, отваливаются все приваренные, приклеенные, прикрученные железки, падают вниз грудой мусора… Уснуть в такой шторм невозможно.
Многие гражданские суда успели попрятаться — кто-то до удобной благоустроенной гавани успел добраться, кто-то нырнул в бухту, защищенную скалами, примыкающую к рыбацкому поселку, кто-то вообще ушел штормовать в море — такое возможно, если судно еще не вышло в тираж, не теряет заклепки и гайки, имеет подтвержденную синей государственной печатью высокую степень надежности, — бумажку эту капитан оберегает так же трепетно, как и собственный паспорт.
Есть суда, которые, несмотря на шторм, идут в свой порт, в тот же Мурманск, например, но таких «плавединиц» немного.
Хорошо только подводным лодкам, идущим на приличной глубине — там шторма нет. Но стоит лодке только всплыть, как ее начнет болтать, как обыкновенную фелюгу, может вообще положить перископом вниз. Чтобы команда хорошенько разглядела, что за чирей вспух на заднице Нептуна. Впрочем, это вряд ли. Если понадобится, команда разглядит фурункул на кормовой части морского бога без всяких оверкилей — опрокидываний вверх дном.
А вот сторожевик должен сторожить государство, точнее, участок, который ему доверен, в любую погоду — на то он и сторожевик, и — никаких игр в прятки, никаких уютных бухт и теплых заливов в фиордах, никаких выходных дней, пребываний в отстойниках, отдыха и купаний в голубой проточной воде, где выводят свое потомство крабы.
Сторожевик всегда находится на работе, иное боевое дежурство не уступает схватке в серьезном морском бою, — сторожевик всегда на посту, на передовой. Независимо от погоды — дождь ли, снег ли, землетрясение или извержение вулкана, ураган или лютый мороз, раскалывающий на берегу камни гигантским колуном — от макушки до нижнего основания.
И все-таки во время шторма не прячутся в тихую гавань не только погранцы, есть, повторяю, еще народ, который стискивает зубы, чтобы их не вышибло случайным ударом волны, и не прекращает плавания.
Ревело море, кренилось с боку на бок, отламывало от скал куски по нескольку тонн весом, швыряло их в воду, сметало все живое, что возникало у него на дороге. Страшна стихия, трудно совладать с ней человеку.
Капитан-лейтенанту Самойловой так и не удалось уснуть в эту ревущую ночь — удары волн, подкатывавшихся под днище корабля, были такими сильными, что к мягкой койке надо было привязываться, виски пробивал железный звон, перед глазами плавали голубые и красные огни…
Это бывалые моряки могут спать в любую погоду, грохот, от которого у других вылетают зубы, у них только вызывает улыбку. В шторм они спят лучше, чем в обычные дни с обычной погодой.
Совсем иное дело — те, кто стоит на вахте. Этим ребятам не позавидуешь.
Хоть и не удалось уснуть Ирине, а забыться все-таки удалось. Недолго длилось это забытье — минут пятнадцать, может быть, двадцать, но очнулась она освеженная… Ну словно бы побывала под душем, сбросила с себя налипь сна, которую надо обязательно смывать с мылом, а потом еще пройтись по себе и душистым гелем.
Шторм лютовал по-прежнему, но вслушавшись в удары, Ирина поняла, что дело пошло на спад, словно бы море выдохлось, волны стали меньше, глуше и уже не так яростно всаживались в корпус «Трои».
Это зимний шторм может быть затяжным, изнуряющим, вытянуть и из корабля и из человека все жилы, а летний шторм чаще всего бывает коротким, задача разрушить что-либо перед ним не стоит, хотя случается и такое, главное для него — напугать, показать слабенькому букашонку-человеку, кто главный в этом мире, — чтобы он всегда все помнил и боялся природы, — а потом угомониться, удалиться куда-нибудь в тихое место и поспать.
Может быть, позевывая, вообще нырнуть под вечный лед Северного полюса и затихнуть там в сладкой дреме.
Хоть и была «Троя» кораблем старой неудобной конструкции, а в гостевой каюте и умывальник имелся, и набор офицерских полотенец висел на крючках и даже душ был. После душа капитан-лейтенант Самойлова почувствовала себя настоящим офицером береговой охраны.
Она пропустила первый звонок тревоги, услышала, когда пространство пробивали короткие резкие взревы, способные выдрать у человека зубы изо рта, такие сильные, способные проникнуть даже сквозь металл, они были.
Аварийная тревога! Что-то случилось.
Вот тебе, называется, и ослаб шторм! На закуску, прежде чем уйти, он оставит на сторожевике зарубку — похоже, что штормовые пирожки пустыми, ни с чем, не бывают, повар обязательно положит внутрь какой-нибудь вредный ливер.
По длинному, раскачивающемуся, словно клетка на подвязке, коридору Ирина выбралась на палубу, На юте находилось несколько человек вместе с Михальчуком. Лица — темные, озабоченные. По одному цвету физиономий можно было понять: случилось что-то непредвиденное. Но что именно — обломился ли винт, гребной вал лопнул, или же локаторную установку сдуло в море, либо главный двигатель стронулся с места — не понять. Да что угодно могло произойти, море есть море…
Недалеко от сторожевика, целя ему в борт, болтался большой железный шар, утыканный сосцами, похожими на обросшие ракушками металлические рожки.
Хоть и плавал этот шар, а был грузный, тяжелый, неведомо, как он держался на плаву, это было хорошо видно со стороны, тугая вода с глухим шумом разбивалась о него и отскакивала, словно бы понимала, что эту круглую глыбину ей не одолеть.
«Неужели мина?» — не поверила Ирина, глядя на железный шар, протерла влажные от едкой соленой мороси глаза, ладонью промокнула мокрый лоб. В ней возникло неверящее, протестующее чувство… А ведь эти круг-лые ржавые бочки разрывали в клочья и пускали на дно целые корабли, гигантские линкоры и крейсера. Мина? Нет, не может этого быть!
Раньше она видела морские мины только в музеях, за цепями ограждения, — уже, естественно, выпотрошенные, неопасные, а тут была мина живая, начиненная по самую макушку взрывчаткой, с просоленными, разъеденными взрывателями, которые могут сработать не только от соприкосновения с корпусом сторожевика, но и от обычного удара волны, окажись он лишь чуть похлестче…
Ирина невольно поежилась: представила себе, как может взрыв вывернуть наизнанку разволнованное асфальтово-черное море, все, что находится на дне, перебросит наверх, в небо — оглушенных рыбин, превращенных в фарш крабов, вынесет на поверхность какие-нибудь изувеченные железки времен войны — сюда ведь отчаянно рвались немцы и каждый раз получали по физиономии, все их попытки войти в Кольский чулок окончились ничем.
Увидев Ирину, Михальчук кивнул ей.
Оставлять мину без присмотра было нельзя, самое лучшее — отбуксировать ее куда-нибудь в глухое место, к скалам и там расстрелять из шестиствольной артиллерийской установки.
Пока это не будет сделано, пока от мины не останется черный дым и больше ничего — может быть, еще только запах взрывчатки, у командира в любую секунду будет готова съехать набок голова — от забот, от тревоги и боли. На мину ведь может наткнуться любое гражданское судно («штрюцкое», как в свое время говорил писатель Куприн, он всех, кто не имел отношения к погонам и ружейному маслу, называл «штрюцкими»), может зацепить всплывающая подводная лодка, хотя у нее глаз и ушей в несколько раз больше, чем у других кораблей, — да мало ли что может быть!
Ожидать прибытия специальной команды из Мурманска или Гаджиева — штука долгая… А счет пошел, часы уже крутят свои стрелки, не останавливаются ни на миг.
Упускать мину нельзя. Пока волны толкают ее к берегу, но Баренцево море — капризное, волны могут развернуться и погнать железный шар в открытое пространство, в рев, в охлесты валов, в ветер, в кружение бакланов, вышедших в эту сумасшедшую погоду на охоту. А там, в открытом море, ищи эту мину, свищи… Пока не вопьется она своим ржавым рожком в чей-нибудь борт…
Надо было что-то предпринимать. Сейчас предпринимать, именно сейчас, потому что через полчаса может быть поздно.
Из-под изъеденного корпуса иногда, поднятый глубинным валом, показывался ржавый обрывок троса, основательно размочаленный — перегрызенные временем куски проволоки торчали в разные стороны, будто иголки диковинного морского животного, шевелились угрожающе, потом обрывок вновь уходил в непроглядную асфальтовую глубь.
Находилась эта мина в воде лет семьдесят, если не больше — вон в какой грязный железный оковалух обратилась. Но все еще таила мина в себе гибельную силу. А вдруг ей не семьдесят годов — вдруг она стережет море еще со времен Первой мировой войны? С четырнадцатого года поселилась тут или даже еще раньше?
Вдруг ее сам адмирал Колчак ставил, считавшийся для своего времени лучшим минером мира?
Михальчук, пристально поглядывавший на шлюпки, висевшие на талях, — шлюпок было две, — уловив что-то свое, чего Ирина не видела, сделал решительный взмах рукой. В то же мгновение тонко и остро, будто решил надорваться, взвыл электромотор, приписанный к хозяйству «поднять — опустить» и наоборот, шлюпка грузно приподнялась, стрела тали развернула ее и повесила над угрюмо шевелящимся морем, параллельно борту сторожевика.
В шлюпке сидел человек — кто-то из офицеров «Трои», одетый в плотный черный костюм, поверх которого был натянут оранжевый спасательный жилет.
Кто это был, не было видно. Костюмы, сшитые из жесткой, округло изгибающейся, но не гнущейся ткани, сквозь которую не проникает ни одна капля воды, делают людей одинаковыми — большеплечими, неуклюжими, похожими на роботов.
Впрочем, нет, роботы выглядят все же более неуклюже, чем моряки в костюмах береговой охраны. Над шлюпкой зависли два крикливых длиннокрылых баклана, осмотрели нутро, ничего подходящего для себя не нашли и нырнули в сторону, в кипящую воду — увидели поднятую с глубины мойву.
Шлюпка с назойливым гудением поползла вниз и только тут Ирина увидела, что в ней находится еще один человек — всего было двое. Второго, повернувшегося к ней лицом, она узнала сразу — это был кок Михалыч. Ирина слышала, что Михалыч считается одним из лучших и ловких гребцов в береговой охране — мало кто мог сравняться с ним в мастерстве работать веслами и вообще в умении управлять шлюпкой.
Шлюпка в его руках — все равно, что поварская сковородка, кок может делать с «инструментом» что захочет: может прямо на скамье, до блеска натертой штанами гребцов, зажарить яичницу с душистыми шкварками, на носу приготовить несколько кусков телятины с кровью, на второй скамье запечь целиком большую треску по древнему китайскому рецепту, — хотя китайцы о треске никогда не слышали, но это ничего не значит, — и подать ее в блюде, наполненном кисло-сладким соусом — никакая другая еда с такой рыбой не сравнится… Даже треска, запеченная в душистом копченом беконе.
Шлюпка коснулась днищем косматой, с урчанием подползшей под борт волны, Михалыч поспешно сдернул крюки тали с металлических петель и с ловкостью гимнаста, разогревающегося на тренировке, переместился к веслам.
Резко, двумя точными взмахами весел Михалыч отогнал шлюпку от борта «Трои», иначе ее просто могло впечатать в борт сторожевика и превратить в обломки, развернул носом к железному шару, украшенному издырявленными от ржави, какими-то увечными присосками. Говорят, что морские мины бывают рогатыми, но эти присоски на рога никак не походили.
На веслах шлюпки крутился и весело скалил зубы Михалыч, очень похожий сейчас на командира группы каких-нибудь отпетых морских диверсантов, на носу расположился человек, внимательно следивший за миной и приготовившийся к прыжку — ему надо было ухватить обрывок троса, накинуть на него веревочную петлю-удавку и взять мину на буксир, чтобы оттащить ее подальше от бойкого судоходного места.
Ирина увидела лицо человека, находившегося на носу шлюпки, и невольно зажмурилась — это был Корнешов.
Помотала отрицательно головой: самая мудрая профессия на всяком корабле — это штурманы. Штурману и небо надо знать, и землю, и воду, иметь хорошую «чуйку», как нынешняя молодежь величает чутье, и с техникой быть на «ты», и с наукой, — в общем, всякий штурман — это ученый муж. Штурманов берегут, с хорошими штурманами обращаются только на «вы», и вдруг — страшная шальная мина, вылезшая из пучины, которая давным-давно должна быть съедена водой и солью и — Корнешов…
На такие задания, как обезвреживания мин, обычно посылают добровольцев. Это в военную пору действует приказ и его выполняют, а в мирную пору на амбразуру идут добровольно. Выходит, Корнешов вызвался на ликвидацию мины сам… Так?
Выходило, что так. Хотя Корнешова нельзя было назвать человеком, который способен совершить безрассудный поступок — все поступки Левины до сей поры были взвешенными и продуманными… И вдруг — мина!
Но ведь кроме продуманности, взвешенности существуют и другие качества человеческие. Например, готовность исполнять свой долг. Особенно долг воинский. Корнешов всегда был человеком долга, это Ирина знала. Иногда, в пору семейной жизни она посмеивалась над ним:
— Лева, ты от обеда откажешься, а долг выполнишь!
Корнешов только ухмылялся в ответ.
Михалыч почти вплотную подогнал шлюпку к мине, и Лева уже хотел нырнуть руками под нее, чтобы ухватить измочаленный стальной обрывок троса, но тут подкатил очередной вал, отодвинул мину в одну сторону, шлюпку в другую — между ними образовалось пространство, которое одолеть было непросто.
Казалось, что мина купается в черной плотной воде, как в отработке — использованном масле, слитом с мотора. Корнешов призывно махнул Михалычу: давай, мол, подгребай, — кок в ответ сделал пару мощных ударов веслами по воде, бросая шлюпку к мине.
Шлюпка была тяжелая, на такой особо не развернешься, чтобы она вертелась, как чай в блюдце, нужен не один Михалыч, а еще пара таких людей — дюжих, хорошо накачанных гребцов. Шлюпка приблизилась к мине, а та, словно бы дразнясь, оседлала очередную волну и сделала одно легкое движение, на поверхность выметнулся разлохмаченный ободранный трос, и мина очутились сразу метрах в десяти от шлюпки.
Михальчук, морщась, помотал головой — такое дело никуда не годится, мина будто бы живая, обманывает людей, а нужно, чтобы все происходило наоборот. Напряженное лицо Михальчука словно бы закаменело, стало неподвижным, и эта неподвижность вызывала у тех, кто находился рядом с командиром, невольную тревогу.
Да, неплохо бы посадить в шлюпку еще одного человека, на второе весло, Михалычу же оставить одно весло — для двух рук, дело тогда пошло бы веселее. Но что было, то было.
Больше людей в шлюпку командир загнать не мог, не имел права: в такой операции должны участвовать только добровольцы.
— Вот зар-раза! — по-пионерски звонко, на все море, прокричал Михалыч. — В игру «Кто кого наколет» играет с нами. Но ничего-о, ничего-о, не эта железная лохань обдурит нас, а мы ее обдурим.
Он вел себя так, будто дело имел не со смертоносной штукой, способной расколоть пополам целое море, а с обычным круглым боном — морским заграждением, с которого хорошо прыгать рыбкой в воду и получать от этого удовольствие.
Корнешов не ответил, только махнул рукой, словно бы звал за собою невидимое могучее войско, указывал ему на мину: как бы тяжело ни было, как бы ни скрипели кости, выворачиваемые из суставов, а убрать эту опасную штуку отсюда придется.
Михалыч снова пошел на сближение с миной, на этот раз очень аккуратно, преодолевая пространство по сантиметру: подозревал он, что мина — живое существо, которое все видит, слышит и предугадывает действия людей… Такие мины действительно существуют, и Михалычу они попадались, здесь же, на севере, — мороки с ними было много.
Но какими бы хитромудрыми ни были эти железяки, все равно они слабее человека.
И здесь тоже будет тот же самый итог, Михалыч был уверен в этом твердо, только повозиться придется немного подольше, — как со всякой другой миной, имеющей плохой характер. Михалыч подергал усами, поерзал ими из стороны в сторону — неплохо это у него получилось. Как у опытного циркача.
На этот раз удалось приблизиться к мине на полметра — подпустила железная зараза, тихая была, только толку от этого маневра не было почти никакого: облохмаченный хвост троса опустился вертикально в воду и болтался где-то в глубине. Корнешов сунул под мину кошку, прилаженную к длинной легкой рукояти, сработанной из алюминия, попробовал пошарить там, зацепить трос, но попытка оказалась тщетной, — налетевший пузырчатый вал чуть не вывернул у него кошку из рук.
Мина проворно подскочила к шлюпке, сейчас она почти касалась борта, Корнешов со спокойным лицом показал Михалычу — отступи-ка немного назад. Тот почти невесомо зашевелил веслами, и шлюпка сразу оказалась метрах в трех от мины.
Корнешов нарисовал пальцем круг: давай-ка, Михалыч, сгородим колечко, обойдем мину по замкнутому контуру…
— Й-йесть! — вскричал звонким голосом Михалыч и принялся мастерски манипулировать веслами — они слушались его так, будто были продолжением рук.
Корнешов водил под водой кошкой, пытаясь захватить хотя бы одним зубцом огрызок троса и подтянуть его к себе.
Ну а уж дальше — вопрос техники и ловкости рук, без всякого мошенства — там они закрепят трос фалом и тихо-тихо, еле работая веслами, на одном дыхании, отведут шар в сторону, прицепят фал к буксирному концу и отволокут рогатую игрушку куда надо.
В фиордах свершится финальная часть «произведения», достойного пера Шекспира, — там мине придет, как иногда выражается Корнешов, «кердык». С большим удовольствием начальник БЧ-2 старший лейтенант Анисимов всадит в нее очередь из своей пушки.
Михалыч, помня, что у всякой истории бывает финал согласно законам бытия, рассчитывал именно на такой финал.
Вновь повалил снег — густой, липкий, — и шлюпка и мина сделались в этом снеге еле видны.
На юте возник штурман Холодов, хмуро глянул в одну сторону, еще более хмуро в другую, встал рядом с Ириной и натянул на голову тяжелый черный капюшон. Проговорил глухим, словно бы пропущенным сквозь вату голосом:
— Северная погода демонстрирует свою гнилую натуру.
Ирина покосилась на него и ничего не сказала в ответ.
— Мужикам будет трудно, не справятся они вдвоем, — пробормотал штурман глухо.
В Ирине мигом возникло неприязненное чувство. Настоящий мужик в такой ситуации ведет себя по-другому — садится третьим в лодку и занимает место либо у весла, либо на носу с кошкой, насаженной на алюминиевый шест, служивший когда-то флагштоком. Но Холодову такое даже в голову не приходило, он был человеком другой закваски.
Снег пошел сильнее, вот уже и шлюпка скрылась в нем совсем, и мина.
— Фу! — пробурчал Холодов.
Ирина развернулась и, оскользаясь на ошмотьях снега, падавшего на палубу, побежала в свою каюту. Рывком расстегнула молнию на сумке.
После сырости палубы и воющего пространства в каюте было душно, пахло прелым картоном, стекло иллюминатора было забито липкой сочащейся массой, словно бы заклеено мокрой бумагой — ничего не видно.
Над головой, прямо в каюте, с тупой настойчивостью продолжали трещать звонки аварийной тревоги, рождающие внутри болезненное, какое-то сосущее ощущение — ну словно бы конец света замаячил где-то очень недалеко.
Ирина постаралась отмахнуться от тревожного чувства — не об этом надо думать, — глянула на себя в зеркало: нет ли на ней какого-нибудь макияжа? Не то попадаются дамочки с аквалангами, у которых разрисованная кремами и помадами физиономия прилипает к стеклу маски, а под «окулярами» плавает красноватый, пахнущий ванилью и пудрой туман.
Когда их выдергивают из воды и освобождают от гидрокостюма, то хохочут все — начиная с капитана, кончая бойцами, драющими гальюн, и смеются не только они — даже железные механизмы, которые перебрасывают с берега на борт, в хозяйство кока ящики с нарзаном и пачками фруктового сока, не говоря уже об инструментах более тонкой организации. Они тоже хохочут, дребезжат железными внутренностями…
Судя по тому, как посветлел залепленный плотным клейким снегом иллюминатор, заряд прошел, тучи, начиненные грузными влажными нашлепками, поплелись дальше — как пришли сюда гурьбой, так гурьбой и удалились, не понравилось им тут… И слава богу, что не понравилось.
Сигнал аварийной тревоги продолжал выплескивать из динамика звонки, рождающие беспокойство, вышибающие на теле холодную сыпь, стискивающие виски.
Процесс переодевания в подводную форму был отработан у Ирины до автоматизма, движение шло за движением в строгой очередности, как и операция за операцией, при этом обязательно следовала проверка, непроверенной не должна быть ни одна кнопка, ни одна липучка, ни одна петелька, ни одна молния, ни одна пуговица, хотя пуговицы на гидрокостюмах уже отменены, — руки работали, а мозг при этом отдыхал.
На палубе Ирина появилась в тот самый момент, когда в образовавшейся над «Троей» небесной прорехе возникло неяркое пятно солнца — будто кто головку сыра подкинул вверх…
Ржавая круглая бочка с грозно глядящими во все стороны рожками мигом обрела цвет, сделалась красновато-рыжей, объемной — она словно бы разбухла в несколько мгновений, и Самойлова удивилась этому внезапному преображению, прикусила нижнюю губу.
— Вы куда, Ирина Александровна? — обеспокоенно выкрикнул Михальчук.
— Хочу помочь капитану третьего ранга Корнешову изловить трос. В одиночку ему с этой хитрой штукой не справиться.
Михальчук хотел сказать ей, что запрещает покидать корабль, к запрету добавить еще какие-нибудь совсем необязательные слова о том, что уничтожение морских мин — дело совсем неженское, с ним не все мужики-то справляются, но не успел — Ирина прыгнула в воду. Прямо с борта. Прыжок был ловкий — Самойлова вошла в волну, как в масло, подсекла вал и исчезла.
Прошло совсем немного времени, и она вынырнула около шлюпки. Михальчук не выдержал, выругался, хотя понимал, что Ирина права — под водой она быстро изловит излохмаченный конец троса, он небольшой, метров пять, наверное, не более, Корнешов же колупаться с ним может долго. Такой огрызок и в тихой воде не сразу поймаешь, а уж в шторм, способный перевернуть, извините, подводную лодку, возиться придется раз в восемь дольше.
За это время, находясь рядом с чушкой, по самые взрыватели набитой гибельным материалом, можно запросто поседеть. И не только поседеть, но и потерять все зубы и схватить какую-нибудь неизлечимую болезнь — в общем, полный набор на всю оставшуюся жизнь.
Об опасности Михальчук не думал, как не думали ни Корнешов, ни Михалыч, они — люди военные, у которых с годами это чувство вышелушивается начисто, хотя и бывает, что глаза страшат, а руки делают, — и доводят дело до конца. А вообще Ирина права — она же тоже военный человек, тоже носит погоны.
Подумал Михальчук и о другом — вполне возможно, что сейчас, именно сейчас, в эти непростые минуты, начинает склеиваться разрушенная семья. Семья Ирины и Корнешова. Хотя, честно говоря, Михальчук не понимал, как их семья могла рассыпаться: ведь Корнешов по натуре очень мягкий человек, из интеллигентной, насколько знал командир, семьи, который никогда не посмеет обидеть другого человека, даже несправедливого, гадкого, и уж тем более — пойти на резкий поступок — на разрыв.
И Ирина не могла такого сделать, характер ее был понятен… Тогда как же это произошло? Явно случилось это не без вмешательства нечистой силы.
Рядом с Михальчуком на борт мрачно навалился всей грудью командир БЧ-2, жевал что-то молча — словно бы выискивал место, куда всадит снаряд поражения, оглядывал ржавую, освещенную солнцем бочку цепкими глазами, потом сплюнул жвачку за борт — жевательная резинка была некачественная, прилипала к зубам, явно слепили ее на коленке в каком-нибудь сыром мурманском подвале, затем одели в нарядную этикетку и выдали за американский либо шотландский товар.
Научились наши умельцы превращать недозрелые помидоры с продавленными боками в мякоть диковинных плодов авокадо, а из сладкой пыли, вытряхнутой из упаковочных мешков, варить чистый альпийский шоколад.
Умельцы эти способны и подошву у ботинок откусывать на ходу и во время движения сшить вместе штанины брюк, чтобы ходок оказался спеленутым. Анисимов сердито сплюнул за борт.

Ирина вцепилась пальцами в край борта шлюпки, встретилась взглядом с Корнешовым. Глаза у того были тяжелые, обеспокоенные, она поняла: Лева боится за нее. Корнешов ничего не сказал Ирине, только укоризненно покачал головой, стало ясно — была бы другая обстановка, другая ситуация, он бы очень холодно, чеканя слова, как на политзанятиях, отчитал бы ее.
Она улыбнулась благодарно, ощутила тепло, возникшее внутри и, поправив очки на глазах, крикнула Корнешову:
— Лева, сейчас я выведу трос из-под мины. Подумай, чем ловчее можно его зацепить.
— Аккуратнее только, Ир, — выкрикнул в ответ Корнешов, отер ладонью мокрое лицо, — не рискуй!
— Буду аккуратной, — пообещала Ирина, втянула сквозь зубы воздух в себя, приготовилась нырнуть.
— Не спеши только, — предупредил Корнешов, — не делай неточных движений.
Это Лева мог бы и не говорить, он и сам понял, что лучше было бы промолчать, раздвинул губы в какой-то печальной, очень озабоченной и усталой улыбке, приподнял руку, — словно бы знак какой подал ей.
— Обещаю не делать, — выкрикнула Ирина, ей сейчас хотелось хотя бы немного поговорить с Левой, ободрить его и самой в ответ получить ободряющие слова, но ни времени, ни места для этого не было.
Рядом с нею на воде болталась мина, скреблась взрывателями о хвосты волн, о плотный сырой воздух. Опасная железяка. Соски-взрыватели — вот они, совсем рядом, совсем уже дышат на ладан и если с неба свалится лепешка потяжелее, может грохнуть взрыв, поднять все с глубины на вспененную поверхность, вывернуть все наизнанку… А глубина здесь немалая — сто пять метров. Беговая дорожка стадиона, одинаково.
Ирина тихо оттолкнулась от борта шлюпки и ушла под днище. Вода внизу колебалась, и это были не те колебания, которые оставляет морская рябь, когда стоячие водоросли трясутся по-змеиному — действительно, будто змеи из популярной книги Джеральда Даррела, вставшие на упругие хвосты, это было движение стены, раскачивающейся то в одну сторону, то в другую; в дурной игре этой участвовали огромные слои воды, рождали в ушах пронзительную птичью звень, — и если мина попадет между двумя пластами воды, то не выдержит, с нее слетят все гнилые рожки, все до единого…
Но думать об этом нельзя. Об опасности тоже думать нельзя — точнее, не следует думать, это вообще никуда не годится, да потом мысли обладают магнетическими свойствами — могут притянуть мину.
Под водой нужно думать только о хорошем. Ей — хоть и не к месту это, — вспомнились годы, когда они жили с Левой вместе, — и чего ей тогда еще надо было? Заботливый муж, все нес в дом, даже кружку пива не мог выпить без «одобрям-с» жены, старался, чтобы Ирина у него всегда была хорошо одета — все вкладывал в это…
Она переживала, когда он уходил в какой-нибудь морской поход. Хотя походы у пограничников в отличие от гражданских и военных дальнобоев, которые могут запланировать себе дорогу куда угодно, даже в страны, где водятся жирные кенгуру и птички колибри размером не больше наперстка, бывают короткими. И отдыхов не имеют. Охрана границы, как и дружба, по словам Расула Гамзатова, — понятие круглосуточное.
Каждый день — да что там день, каждую минуту нужно чувствовать локоть страны, которую охраняешь и если где-то на какую-то минуту это чувство неожиданно оборвется — это ЧП.
А ЧП… Так, наверное, может ощущать себя водитель машины, у которого на быстром ходу неожиданно проваливается педаль тормоза до самого пола, — ощущение, которое лучше никогда никому не испытывать.
Корнешов не мог ответить себе на вопрос, в каком состоянии он сейчас находится, понять до конца, что с ним происходит. Ему ясно было только одно — Ирина не должна участвовать в этой операции, ей риск совсем не нужен. В лицо ему плеснуло целое ведро воды, он отплюнулся, отер щеки, лоб, — вода была горькая. Не соленая даже, а горькая.
Нырнувшую под шлюпку Ирину мигом растворило море. У Корнешова на мгновение нехорошо сжалось сердце, а может, оно вообще даже остановилось: неправильно это. Он вывернул голову, увидел людей на борту сторожевика, задержал взгляд на суровом, коричневом от задубелости лице командира БЧ-2 Анисимова, представил себе, что творится у того сейчас внутри. Больше всего Анисимов желает в эти минуты нажать ногой на педаль выстрела и разнести чертову мину на тысячу осколков.
Но момент еще не подоспел. Держись, Анисимов, жди — момент обязательно наступит, как и время «Че» в любой военной операции.
Ирина с шумом вынырнула из-под шлюпки, приподняла маску, пожаловалась:
— Этот огрызок болтается, как собачий хвост — не ухватить. Сейчас сделаю вторую попытку.
— Ир, тебе надо вернуться на корабль.
— Ни за что, — она протестующее мотнула головой.
Корнешов хорошо знал упрямый характер Ирины — она и вправду ни за что не согласится уйти.
— Ты же специалист по охране биоресурсов, а не минер…
— Ну и что? Тут дело общее, и минер ты, не минер — неважно, важно поймать мину и увести ее отсюда. Под пушечный ствол.
— Да ржавь эту можно даже из пистолета расстрелять — важно пулей задеть взрыватель.
— Тем более! — Ирина снова ушла под воду и, как и в прошлый раз, мгновенно растворилась в ней, стала невидимой, ощущение это опять ударило Корнешова по сердцу.
Что она видит там, в этой черной пузырчатой воде? Там руку вытянешь и даже пальцев своих, наверное, не увидишь, не говоря уже об обрывке троса.
Конечно, Корнешов преувеличивал, вода в Баренцевом море хоть и кажется черной, но она прозрачная и стоит только выглянуть солнцу, как она немедленно приобретет другой цвет, станет зеленоватой, с нежными шевелящимися тенями — ну будто бы в воде ходят большие ленивые рыбы, — море становится совсем иным.
А вода в нем одна, прежняя, какая была, такая и осталась.
Аккуратно, стараясь не задеть ни один из сосков-взрывателей, Ирина поднырнула под мину, посмотрела, насколько длинен обрывок троса? Обрывок был недлинный, хотя и тяжелый — метров пять-шесть примерно. И сколько Лева ни будет ковырять его кошкой-ловушкой — не выловит.
И вообще он неправ — без помощи Ирины ему не обойтись.
Держась руками за трос, она прошлась по нему немного вниз. Жесткий, в рванине нитей, в напластованиях ржави металл, с трудом гнущийся, тяжелый. Накидывать на него надо удавку с двойным узлом, да закрепить покрепче, иначе уйдет — вес у этой железной дуры не менее ста килограммов, плюс сила волны — может запросто поволочь с собою даже «Трою».
Перевернувшись, Ирина прошла немного по тросу вверх и, почти невесомо оттолкнувшись от него, отплыла в сторону. Она слышала, что немцы, например, не только лепили к минам сосцы-взрыватели, но и минировали тросы. Если судно зацепит лишь обрывок троса, то мина все равно сдетонирует, все равно рванет, и судну — даже торговому, рыболовецкому, необязательно военному, уготована одна участь — поджариваться на пламени.
Нет, никаких довесков на обрывке троса не было видно… Ирина двинулась наверх.
— Ну что? — спокойным глухим голосом поинтересовался Корнешов, но тут на шлюпку навалился очередной вал, заглушил голос.
— Линь я закреплю… постараюсь закрепить покрепче, а дальше ты сам знаешь, что надо — волочь мину отсюда подальше.
— А если вытащить из воды весь трос?
— Не получится, Лева, — слишком тяжелый, сил не хватит. Готовь линь, — она приподняла очки, вытряхнула несколько капель воды, натекших внутрь, — а может, и не вода это была, может — пот. Повтоила: — Выход один-единственный — линь, а потом буксир.
Линь линем, приготовить его несложно, но в черную холодную воду нырять придется не мужчине, а женщине, и Корнешов был против этого.
— Михалыч, под банкой афганская бурдахайка стоит, вытаскивай ее на белый свет, — скомандовал Корнешов.
— Чего-чего?
— Да ящик с инструментом. Там моток хорошей веревки… Тащи!
Михалыч выждал момент между волнами, освободил одну руку от весла и выдвинул «бурдахайку» наружу. Поморщился: тяжелая, зараза. И чем ее только боцман набил? Зарплату, что ли в полтинниках получил и высыпал туда? Для остойчивости корабля.
Корнешов перегнулся через лавку, подцепил «бурдахайку» за ручку и подтащил к себе. Удавку, которая будет затянута на обрывке троса, он соорудил быстро. Чем сильнее они станут тянуть, тем прочнее будет удавка.
Не потому, что был большим умельцем по этой части, по другой причине, вполне понятной — обстоятельства брали за горло: в любую минуту из глубины могла вылезти подводная лодка или показаться большой, не боящийся штормов корабль… Положение такое, что кузнец-тяжеловес запросто может сплясать лебедя в «Лебедином озере», а бабка с репчатыми пятками — сесть за штурвал самолета компании «Ют-эйр». Чем быстрее будет уничтожена мина, тем спокойнее станет всем.
Ирина тем временем снова оттолкнулась от борта шлюпки и ушла в воду. Несмотря на все свое спокойствие, Корнешов сжался, глянул ей вслед и протестующе покачал головой: ну неженское это дело — ликвидировать мины, они бы справились с этим и без Ирины!
Он приготовил еще одну удавку, чтобы было, чем подстраховаться, затем отсек ножом кусок линя — на случай, если одна из удавок соскользнет, — пусть будет под руками кусок веревки.
Мину швыряло туда-сюда, она кувыркалась беспомощно и очень опасно: вначале какой-нибудь хрипучий вал подбивал ее к «Трое» и она, угрожающе взметнувшись на гребень, совершала бросок на несколько метров, потом ржавый шар подхватывала другая волна, отшвыривала в обратную сторону.
В воде, в глуби, броски волн почти не ощущались, хотя перемещения самого моря, огромных масс, похожих на студенистое стекло, — у строителей есть такой материал, называется «жидкое стекло», очень похоже, — происходило постоянно и было хорошо заметно, человек казался сам себе замурованным в это «жидкое стекло», будто древняя муха в балтийский янтарь.
Здесь в воде — свой мир, который человеку «неморскому» понять почти невозможно, хотя все кажется очень знакомым. Ирина нырнула ниже и увидела плоскую, заросшую травой каменную площадку — макушку подводной скалы, на ней хищный, похожий на электрический плуг здоровенный краб, он и цвет имел «электрический», будто был уже сварен в ведре, — отгрызал лапу морской звезде, тоже дурехе немаленькой, шириной со сковородку, в которой готовят яичницу на пять матросов сразу… Но малоподвижная звезда была беспомощна — ни дернуться не могла, ни пошевелиться, только зеленовато-бурый цвет ее обретал кровянисто-красный оттенок, как у сваренного краба.
Увидев удлиненный человеческий силуэт, краб почувствовал опасность, завращал зернышками глаз, прикрепленным к тонким прутикам перископов, но отказываться от завтрака не захотел и начал отстригать лапу звезде с удвоенной скоростью. По-буржуйски ведет себя членистоногий. Как американец в Африке.
Изогнувшись, будто гимнастка на соревнованиях, Ирина ластами отогнала наглого «буржуина» от несчастной звезды. Тот в панике прыгнул с края подводной скалы прямо в преисподнюю.
Чуть ниже выступа, облюбованного звездой, Ирина увидела две семужьи семьи, семги плыли неторопливо, четыре штуки: два самца и две самки. Подоспевал период нереста, скоро они из моря уйдут в реки.
Семга была наша, не норвежская — она и окрасом, и жирностью, и скоростью хода отличается от норвежской семги. Норвежская семга сидит на искусственных харчах, специально приготовленных, распухает на них, будто на дрожжах, ткни пальцем — из ноздрей начинает сало литься, как вода из крана.
Наша семга тоже не хиленькая, и мясо и сало тоже имеет, но сала в ней много меньше, и оно не течет, словно керосин из заправщика на погранцовском аэродроме, — сало у нашей семги ядренее будет, повкуснее, и сама семга наша много вкуснее норвежской, хотя и растет на природных, не самых богатых кормах.
А садковая семга — это садковая, в кормах ее много добавок, от еды с одной добавкой — один цвет у семужьего мяса, красный, допустим, от корма с другой добавкой — цвет оранжевый и так далее, ест норвежская семга корм с большим удовольствием, пробует его иногда и наша семга… Хорошо, что только иногда, потому что от корма этого инкубаторского наша семга может умереть, вот ведь как. Такие случаи ихтиологи уже зафиксировали.
Живет семга на воле примерно двадцать пять лет, иногда двадцать шесть, шесть раз приходит на нерест в родные места, дает потомство… А у норвежской семги одно потомство — превращение в сладкий жирный стейк на столе у какого-нибудь банковского работника под хорошую запивку — холодное белое вино.
Семга — рыба долгоиграющая, а вот лосось — напротив: он нерестится всего один раз и тут же ложится на дно, превращаясь в корм для родных детей.
Ирина проводила семужью стаю внимательным взглядом и, с силой оттолкнувшись от толщи воды ластами, быстро пошла вверх. Прямо под ней начиналась черная неприятная впадина, до дна впадины было далеко — сто с лишним метров, было несколько выступов, которые делали впадину мельче, но все это — извилины дна, схожие с извилинами жизни, плюсы и минусы, которые можно обнаружить везде, даже в бокале вина или во флаконе одеколона.
На поверхность шипучей волны она вышла беззвучно, вытряхнула воду из-под очков.
Что-то происходит с очками, где-то в одном слабом месте резина не очень плотно прижимается к лицу, вот и происходит протечка. Воды было, правда, всего ничего — несколько капель, а смотреть они мешали, на стекле появлялся потный бус, похожий на туман.
Корнешов, перегнувшись через край борта, не боясь болтанки, протянул фал с удавками Ирине.
— Будь осторожна! — Покачал головой — очень уж не хотелось ему опять отпускать Ирину в воду и это ощущение все время крепло. — Не рискуй. Мина очень старая. Я не удивлюсь, если мне сообщат, что взрыватели в ней ставили на «товсь!» с помощью куска сахара.
Были такие взрыватели в ходу во время Русско-японской и Первой мировой войн, вместо предохранителя в них вкладывали кусок сахара.
Сахар тогдашний выпускали головками, был он крепкий, как камень, очень сладкий и растворялся медленно — быстрорастворимых технологий тогда еще не было. Когда через несколько дней морская вода растворяла его, срабатывал механизм, и мина становилась на боевой взвод… И ждала свою жертву.
Ждать могла не только годы и десятилетия, ждать могла века.
В конце концов пускала на дно какой-нибудь корабль, взрывала подводную лодку или же что-либо происходило с самой миной, и она становилась неуправляемой, как в этот раз. Конечно, их мина если бы кого-то подцепила, то рванула бы так, что на небе затряслись облака и родился гром, а где-нибудь в стороне пролился дождь, но у людей была другая задача — не дать мине рвануть на судоходной трассе, проложенной во всех картах: не нужна человеку тряска облаков…
Перехватив линь, увенчанный удавками и запасным поводком, который не позволит тяжелому тросу выкрутиться из обхвата, Ирина замерла на несколько секунд — надо было собрать себя в кулак, покосилась на ржавую круглую бочку, которую накрыла тень, — рыхлое, угольного цвета облако наползло на прореху, в которой только что красовалось солнце, — и в то же мгновение вертикально ушла вниз, в глубину. Корнешов начал поспешно сматывать с клубка линь, сбрасывать его в воду.
Но Ирина в ту же минуту вынырнула — расстояние до мины было удобнее пройти поверху, так будет лучше. Мина словно бы почувствовала что-то, до этого почти минуту висела неподвижно в воде, увертываясь от волн, сейчас неожиданно дрогнула в злобном движении и двинулась к Ирине, словно бы кто-то уже взял ее на абордаж.
Ирина пропустила мину сбоку, будто опытный вратарь мяч, посторонилась и вновь вертикально ушла в воду. Сделала она это мастерски.
— Господи, спаси и сохрани Ирку… — беззвучно зашевелил губами Корнешов.
Штатного акваланга у Ирины с собою не было, только легкое оборудование с небольшим запасом воздуха, да потом акваланг — слишком тяжелая штука… С другой стороны, всякое может быть, вдруг мина имеет магнитную начинку, от такой «дамы» тогда можно ожидать что угодно… Жаль, что на «Трое» не было ни одного специалиста по минному хозяйству, который мог бы разобраться в особенностях характера этой ржавой незнакомки.
И аквалангов на «Трое» тоже не было — имелось лишь какое-то приспособление, названия которого Корнешов даже не знал, и все, — так что Ирине приходилось рассчитывать только на себя, свои тренированные легкие и свое имущество. Он втянул сквозь зубы воздух в себя, задержал дыхание — не хотелось, чтобы Михалыч засек его состояние, и выдохнул.
Некоторое время линь, как живой, шевелился в его пальцах, выскальзывал понемногу, потом замер — все, Ирина вцепилась в конец троса.
Через несколько минут она опять показалась на поверхности воды, рядом с миной, — на шапочке у нее горел плоский электрический фонарик, — и скомандовала, будто строительный начальник:
— Вира понемногу!
Корнешов уселся на лавку вместе с Михалычем, вместе они сделали несколько дружных гребков и обессиленно, с подавленными лицами опустили весла — линь ослаб.
Что это значило? Плохо это значило — удавки линя не удержались на тросе и соскользнули с него. Хотя не должны были соскользнуть: трос корявый, в заусенцах, в ржавых напластованиях, с двумя ломкими изгибами, оставленными чем-то тупым — не задел ли какой-нибудь бедолага по нему форштевнем? А если задел, то… В общем, неведомо, как он уцелел. Это означает, что родился он в счастливой рубашке. Людей пронесло мимо большой беды. Корабль в счастливой рубашке… Это звучит.
Лицо у Михалыча обиженно дернулось, мокрые усы сделались плоскими, какими-то жалкими. Все пошло насмарку. Он отвернулся, отер пальцами глаза.
Как бы там ни было, работу надо было начинать снова.
Ирина обессиленно повисла на борту шлюпки. Михалыч встрепенулся, ожил, заработал веслами, удерживая свой «карапь» на безопасном расстоянии от мины, Корнешов снова занялся удавками и страховкой.
Был бы трос подлиннее, оборвись он чуть ниже, чтобы остался хороший хвост, — и можно было бы обойтись без всяких удавок, закрепили бы трос за грузовое кольцо, вкрученное в корму шлюпки и все… буксируй потом груз куда хочешь. Но если бы да кабы, то росли б во рту грибы.
Все надо было начинать сызнова. Весла в руках Михалыча крутились ловко, словно бы танец совершали — лихой, ритмичный, продуманный, — кок продолжал держать шлюпку на безопасном расстоянии от мины, не давал, чтобы ржавый шар прыгнул и очутился в самой шлюпке или проломил ей борт.
Корнешов тем временем вытравил из воды мокрый линь, проверил удавки. Удавки были нормальные, только вот сама бечевка была тягучая. Эта резиновая тягучесть и подвела.
Значит, надо было увеличить количество узлов-удавок — это раз, и два — не делать рывков, особенно в самом начале затяжки удавок, не то Корнешов с Михалычем, обрадовавшись тому, что в конце тоннеля чего-то завиднелось — то ли электрическая лампочка, то ли свечка, всадили весла в воду, как две дизельные машины — ломанули изо всех сил. Совсем забыли, что тяма — голова — дана человеку не только для того, чтобы носить на ней фуражку, либо с начальственным видом изображать из себя слона, забредшего в посудную лавку… Слон в этой лавке может сделать, что угодно, и оставить такое количество осколков, что их вообще невозможно будет сосчитать.
Сдирая удавки с троса, Корнешов сделал неловкое движение и стесал себе кожу на костяшках пальцев, поморщился: кулак окрасился кровью. Ирина, висевшая на закраине шлюпки, тоже поморщилась, словно бы и у нее самой оказалась ободранной рука.
Лицо Корнешова стало спокойным, может быть, он вообще в этот момент не ощущал боль. А вот Ирина не выдержала, помотала головой из стороны в сторону — Левина боль, словно нехороший озноб, пробила ее.
Неожиданно, не обращая внимания на Михалыча, находящегося рядом, на то, что говорить нужно было громко, иначе все забивал грохот волн, она позвала:
— Лева!
Он мигом услышал, поднял голову:
— Ну!
Это простецкое северное «ну» в Леве нельзя было зашлифовать никаким столичным лоском, и оно, кстати, нравилось Ирине.
— Лева, почему мы разошлись?
Корнешов глянул на нее диковато, лицо у него ослабло, сделалось растерянным, словно бы внутри лопнул какой-то сцеп, позволявший держать в сборе весь организм, а сейчас в нем начало что-то рассыпаться, — он не ответил. Он просто не мог ответить, поскольку язык у него сделался тяжелым, почти неподвижным — не язык, а невесть что, внезапно возникшее во рту.
Он молча покачал головой.
— Семья, Лева, была для нас все… Помнишь, твой дядя Коля внушал нам обоим: «Ребята, имейте в виду, семья дороже золота. Берегите семью, чего бы это ни стоило». Помнишь?
Корнешов молча наклонил голову. Николай Николаевич был его родным дядей, преподавал философию старшекурсникам текстильного института.
— А мы внимали тому, что нам говорили умные люди, но не очень-то задумывались над тем, что они говорили.
Корнешов слушал Ирину с прежним растерянным лицом — был, как видно, расстроен, а вот руки его словно бы существовали сами по себе и действовали сами по себе, помимо общения.
Под борт шлюпки с противоположной от Ирины стороны подкатил литой недобрый вал, Корнешов, как и Михалыч, заметил его издали, предупредил:
— Ир, аккуратнее, — волна подгребается.
Та мазнула перчаткой по мокрому лицу, рассмеялась неожиданно беспечно:
— Мне-то что, я могу в воду уйти, а вы с Михалычем?
— Мы с Михалычем встретим стихию достойно — с напряженными лицами приподнимем шлюпку ногами и поставим ее на место, когда вал промахнет под нами. Понятно?
— Ловко! — голос у Ирины сделался звонким, как у девчонки. — Не врете?
— Михалыч у нас и не такие фокусы проделывает, — заметил Корнешов.
— Действительно. Девятого вала, который только что тащился на нас, как не бывало.
— Михалыч превратил его в фарш. А насчет Николая Николаевича… — Корнешов умолк, по-мальчишески облизнул мокрые, пропитанные морской солью губы, скользнул взглядом по пространству — далеко ли очередной вал? — очередной вал был еще далеко, — вздохнул зажато: — Он был прав, умный человек Николай Николаевич…
Ирина ощутила тепло, возникшее внутри, услышала тугой стук собственного сердца, поднявшийся высоко, очень высоко, едва ли не к самому горлу — сердце не должно быть здесь, — неожиданно подумала: «А какие, собственно, наши годы! А?»
Через семь минут она, крепко зажав в руке кусок линя с удавками, вновь ушла под воду.
Было холодно, но спасал термокостюм — он, кажется, даже в сорокаградусный мороз не даст замерзнуть. Главное, воздуха бы хватило, не вылететь бы пробкой на поверхность раньше времени. Удавки она постаралась затянуть так, как, наверное, мог затянуть только накачанный мужик, способный поднять на тренировке двухпудовую гантель тридцать раз или сделать что-нибудь в этом духе, и только потом скомандовала сама себе шутливое, с трудом шевеля отвердевшими от воды и усталости губами:
— Майна!
Несмотря на усталость, ее не покидало возвышенное настроение: как возникло оно после незатейливого разговора с Корнешовым, так и осталось.
И это — невзирая ни на что — ни на грозную железную дуру, болтавшуюся в волнах, ни на шторм, ни на пороховые облака, ползущие так низко, что до них можно было дотянуться рукой и вырвать пальцами клок черной ваты, — ни на что, в общем. Она словно бы вернулась в светлую половину своей жизни, которая когда-то у нее была.
Она поднялась на поверхность, приподняла очки, вытряхивая из-под них капли пота, выдернула изо рта нагубник и проговорила с одышкой — Корнешов ее голос слышал, а Михалыч уже нет:
— Все, Лева, можно аккуратно буксировать груз, — улыбнулась обессиленно — м-да, действительно она что-то устала, хотя приподнятое настроение по-прежнему не покидало ее.
— Молодец, Ир, — едва приметно шевельнул ртом Корнешов, также раздвинул губы в улыбке. В ответной улыбке.
Судя по всему, то, что было вдребезги разбито несколько лет назад, можно будет, наверное, восстановить. Склеить по кусочку, объявить об этом друзьям и собраться, как и прежде, на кухне за дымящейся рассыпчатой картошкой с малосольной селедочкой, с такими же малосольными огурцами, пахнущими укропом, около обмахренной инеем бутылки, вытащенной из морозильного отделения и спеть песню про моряков, наконец-то вернувшихся в родной Портленд… Так, во всяком случае, ей показалось.
Корнешов пересел на банку, где находился Михалыч, махнул рукой Ирине:
— Уходи на корабль, Ир! Ты свое дело сделала! Чего тебе мокнуть в море?
— Не-ет, я пока побуду, посмотрю, как пойдет мина, в крайнем случае подстрахую. Иначе все опять придется начинать с нуля.
— Михалыч, давай потихоньку… внатяжечку, — скомандовал Корнешов коку.
Тот понимающе наклонил голову, пробормотал что-то неслышно, потом, выбивая из горла хрип, прочистил горло и выкрикнул неожиданно звучно:
— А погодка-то, а? Похоже, никакого Гольфстрима с его теплом тут отродясь не бывало.
— Гольфстрим ушел отсюда далеко, — Корнешов покачал головой. — Приготовились! И-и… тихо-тихо, — р-раз!
Линь натянулся, начал потихоньку выползать из воды, мокрый, отяжелевший, но все еще гибкий, Ирина, находясь рядом, поправляла его, перехватывала, если выползал какой-нибудь занозистый кусок, а впереди оказывался угол, в котором линь мог застрять или выщербина, оставленная тросом.
Небывалое дело, но и на сторожевике, и в самой шлюпке было тихо, очень тихо и вообще казалось — ни тяжелого гуда валов, ни шипучего плеска воды, ни голосов людей, стоявших на баке, — ничего этого нет, все пропало. Звук моря ушел куда-то в небо, завис там и растворился.
Линь продолжал понемногу выползать из воды, сейчас поползет трос, разлохмаченный, колючий, тяжелый. Теплая вода Гольфстрима, о которой уже шла речь, когда-то преобразила эту землю, хотя несколько веков назад на здешних скалах ничего, кроме льда не росло, ныне же, по весне, пласты земли, прилипшие к суровым камням, покрываются зеленью и цветами… Хорошо становится на скалах.
Сегодня благодатная вода Гольфстрима, превратившая, например, Норвегию в пышный огород, ушла в глубину, придавила другое течение, холодное, со стылой водой — Лабрадор, сейчас Лабрадор в непростой борьбе подминает под себя Гольфстрим, и, когда это произойдет окончательно, отключится бесплатная печка Европы, а на севере вообще наступит лютый холод.
Вряд ли голландцы будут тогда выращивать свои знаменитые тюльпаны, а норвежцы ловить нежную треску прямо с берега. Не будет ни того, ни другого.
Нефтяная авария в Мексиканском заливе заставила двадцатого апреля две тысячи десятого года оторопеть знающих людей, они заявили, что после аварии начало стремительно приближаться похолодание Арктики — до этого печального мига осталось совсем немного…
Впрочем, совсем другой народ, также знающий, ученый, обремененный степенями и премиями, говорит об обратном — лет через пятьдесят Арктика растает вообще, останутся от нее рожки да ножки, мировой океан поднимется на пять метров, как минимум, зальет земли и континенты, города и облагороженные за тысячи лет возделывания поля, сделавшиеся такими дорогими, что их уже невозможно оценить — они стали бесценны.
Даже если богатый Уоллт-Стрит выпотрошит все свои карманы и не оставит ни доллара в заначке, даже если все деньги мира свезут железнодорожными составами и пароходами в одно место, все равно они, превратившись в гору, будут стоить дешевле древней ухоженной земли…
Линь натянулся, с него во все стороны брызнула вода — похоже, начал выползать зацепившийся за какую-то неудобную выбоину обрывок троса.
— Аккуратнее, аккуратнее, Михалыч, — обеспокоенно выкрикнул Корнешов, — не обрежь эту чертову веревку. Не рви ее.
— Да я не рву, тяну еле-еле, как мокрую туалетную бумагу с катушки — не прилагая усилий.
— Вот так и продолжай тянуть.
Ирина нащупала рукой линь, опустилась в воду до разлохмаченной головки ржавого каната, подергала в разные стороны, поправила его, и линь перестал брызгаться мелкими темными каплями.
— Спокойно, Михалыч, — на всякий случай предупредил Корнешов, — Ирина сделала все как надо.
— Все тип-топ, товарищ капитан третьего ранга…
Наконец из воды показался разлохмаченный ржавый бутон, и Михалыч, не выдержав, подмигнул ему одобрительно, будто старому знакомому.
Теперь надо было оттащить мину на полмили в сторону, к глухому каменному острову, где ничего, кроме сигнального поста, не было, и кораблей там не было, поскольку на картах было отмечено несколько мелей — там мину можно было смело превращать в вонючий, пахнущий тухлой кислятиной воздух — никому вреда она уже не принесет.
Гребцы неторопливо, широким кругом развернулись, перевалили через зло шипевшую гряду и мягко, не делая ни одного неосторожного, непродуманного гребка, поволокли мину в сторону от широкого «караванного пути», по которому и иностранцы ходили, и наши рыбаки, и сугубо «штрюцкие» бегали — гражданские суда, и большие военные корабли, похожие на плавающие города — этой дорогой, собственно, пользовались все.
И как только никто из них не наткнулся на этот изъязвленный морем железный шар, неведомо никому. Видать, у каждой плавединицы был собственный ангел-хранитель, не иначе.
Ирина плыла рядом со шлюпкой, страховала — мало ли что…
Михалыч, честно говоря, думал, что все мины в здешних местах были выловлены еще в пятидесятые годы, может быть, даже при жизни Сталина, а оказалось, это не так.
В ту пору здешние воды бороздил в команде одного из военных транспортников его отец — опытный главстаршина…
— Михалыч, не молчи, говори что-нибудь — все веселее будет, — попросила Ирина.
— Тебе, Ир, давно уже пора находиться на «Трое», — перебивая ее, выкрикнул Корнешов, нахмурился, хотя раньше у него этой привычки — хмуриться, — не было. — Давно пора!
— Еще чуть проплыву с вами и развернусь на сто восемьдесят градусов. Для меня ведь это — тренировка. Иначе форму потеряю.
Корнешов безнадежно махнул рукой: Ирина всегда поступала так, как считала нужным.
— Товарищ капитан третьего ранга, объясните мне, пожалуйста, одну загогулину, — попросил Михалыч, — чем моряки отличаются от неморяков?
Корнешов вскинулся, глянул на него непонимающе.
— В каком смысле?
Михалыч смахнул рукавом пот с лица, отцикнул в сторону собравшуюся во рту соль.
— Почему моряки, даже беспогонные, говорят «Ходить в море», а неморяки — «Плавать»?
— Верно, это я тоже замечал, — хмыкнул Корнешов, — моряки даже обижаются, когда про них говорят, что они плавают в море.
— Обижаются — это слишком мягко сказано, могут и по шее накостылять.
Услышав это, Корнешов нахмурился вновь — не умел он держать хмурое выражение на лице, не научился еще — оно все время соскальзывало с лица, словно бы смытое водой, Ирина поняла, что он сейчас скажет — только одно: «Возвращайся немедленно на корабль!» — больше ничего не скажет.
— Ирина, возвращайся назад! Это приказ!
— Еще сто пятьдесят метров, и я уйду от вас. Ты думаешь, мне приятно видеть ваши с Михалычем посиневшие физиономии? Ошибаешься, друг мой!
— Назад!
Да, все-таки время, которое Корнешов провел без нее, оставило свой след — в Леве появилась жесткость, которой раньше не было: военная служба есть военная служба, север есть север — ничего бесследного в этом мире не бывает. Ирина, словно бы нейтрализуя Левину жесткость, вскинула над собой руку, помахала ею приветственно.
Наверное, взмахи эти были видны даже с крупного судна, появившегося неподалеку — оно как в сказке всплыло среди грозных лохматых волн, огромное, белое, словно бы освещенное солнцем, не боящееся ни штормов, ни бедствий — это был международный круизный лайнер. За лайнером показалось еще одно судно — такое же белое, неземное, вызывающее у взрослых людей школярское восхищение.
Море при появлении этих судов даже волноваться стало, кажется, меньше.
Прошло несколько минут, и все услышали звук, похожий на каменный скрежет, будто по дну здешнему катились огромные булыжины, мололи друг дружку, крошили, обламывали бока, давили все живое, что попадалось им по пути, потом странный звук этот исчез. Словно бы был вытравлен начисто, его не стало. Вместо него в ушах возник затяжной кровяной звон.
Мина, будто живая, шевельнулась в воде. Через мгновение по валам, не прекращавшим своего бега и по-прежнему шумевшим, — только шум этот почему-то не был слышен, — растеклась мелкая колючая дрожь, затем раздалось едва слышное сипение, и мина неожиданно просела, уходя с головой в воду.
Всех троих удивило это движение мины — ну словно бы внутри нее заработал некий механизм, сделал бездушное, хотя и страшное железо живым, — и у всех троих, как по команде, возникла одна и та же удивленная мысль: отчего же мертвое железо сделалось живым, что произошло? Почему оно ожило?
Михалыч первым очнулся от оторопи и неожиданно прокричал, задыхаясь от того, что ему не стало хватать воздуха:
— Знаете, друзья, когда вы вновь поженитесь, я у вас этим самым буду… ну, посаженным отцом. Это так, кажется, называется. Ведь я уже это… — он цапнул себя пальцами за висок, — я уже седой. Значит, старый.
— Спасибо, Михалыч! — звонко, как-то по-девчоночьи легко отозвалась Ирина, хотела спросить, откуда он знает, что они с Левой собираются склеить свою семью, но не успела — рядом с нею взбугрилось море, с вышибающим барабанные перепонки звуком лопнуло, поднимая в воздух так некстати подкативший морской вал.
Раздался взрыв.
От грохота взрыва с далекого острова в воду полетели камни, сам остров вздрогнул, подняв в воздух несколько сот крикливых, очень неприятных бакланов — птиц, к которым ни один моряк не относится с уважением: слишком неопрятны, гадливы, ведут себя, как враги природы.
Над морем поднялся высокий, не менее тридцати метров столб, плоско вонзился в темную пелену облаков, расшвырял наволочь, обратив ее в неряшливые клочья, легко размолол и втянул в себя шлюпку с людьми.
Крутая волна, поднявшаяся следом за столбом, погасила его вместе с остатками наволочи, вознеслась над собой и огромной горой понеслась на «Трою».
Ничего уже не было — ни мины, ни длинного, уродливо искривленного вала, ни людей, ни шлюпки, — только гарь, кислая вонь, которую поспешно всасывало в себя море, да обезумевшие, мечущиеся по черному воздуху бакланы…
«Троя» от удара водяной горы дала сильный крен, — в таких случаях говорят: «Едва трубой море не зачерпнула», — но не зачерпнула, благополучно выпрямилась, только в каютах у экипажа все вещи оказались на полу — расколотились графины и стаканы, установленные в специальных железных ободьях-гнездах, чтобы не сваливались на пол, круглые зеркала, которые моряки держали у себя на столах, будильники, разом переставшие ходить, и прочая бытовая мелочь, которая всегда сопровождает человека в плаваниях.
Без мелочей этих моряк, честно говоря, и человеком перестает себя чувствовать. Такова уж природа у всех нас, не только у моряков…
Когда минуло сорок дней со дня гибели Корнешова, Ирины и Михалыча, в неказистый угол моря, соседствовавший с островком, увенчанным наблюдательной будкой с одной стороны, с другой — «караванным путем», пришла «Троя» и опустила на притихшую, словно бы в чем-то виноватую темную воду три венка с горящими свечами. В память об ушедших.
Неожиданно во время печальной церемонии пошел дождь, но ни одна из свечей, вплетенных в венки, не потухла, — это словно бы свидетельствовало о том, что ушедшие люди были живы.

Примечания

1 Одна из центральных улиц Владивостока.
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